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И невозможное возможно, если за это невозможное берется Сергей Синякин. Что тогда происходит? А вот что...
Пространство и время в который раз пришли на круги своя... и в гнусном областном центре Бузулуцке, сроду к мистике с эзотерикой непривычном, объявляются гости из... прошлого. Ни больше ни меньше — римский легион, решительно не желающий ассимилироваться с местным населением. А ведь придется!
Дьявол борется с Богом, и поле этой битвы... не сердца людей, но города и веси нашей многострадальной Родины. Начинающие демонологи и экзорцисты! Хотите знать Врага в лицо? Не пропустите!
Думаете, это все? А как же буржуазная революция в унылом болоте? Как же отшельник-апостол, прозябающий на Патмосе? Хотя — и это еще не предел!..
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СЕРГЕЙ СИНЯКИН
МОНАХ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
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БУЗУЛУЦКИЕ ИГРЫ
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Затея эта и старая, и не необычная, коль скоро все новые писатели верят, что дано им либо в изложении событий приблизиться к истине, либо превзойти неискусную древность в умении писать.
Тит Ливий. История Рима


Ipse quod paui, faciant meliora po tentes{1}



История живет летописцами.
Таркфоринат, имея войско, уступавшее римскому и пригодное скорее для разбойничьих набегов, налетал несколькими отрядами сразу и стремительно уходил, оставляя при своем отступлении многочисленные засады. Нумидийцы и мавританцы дрались жестоко и смерти не боялись. Римляне задумали наступать в трех направлениях и разделились на несколько колонн. Легат Корнелий Сципион начальствовал отрядом, призванным освободить жителей Лепты от грабежей и отрезать Таркфоринату отступление в страну гаромантов. Сципион создал несколько мелких отрядов и поручил начальствовать над ними центурионам испытанной доблести. Отряд, возглавляемый центурионом Птолемеем Пристом, лишь с огромной натяжкой можно было назвать легионом, ибо он не соответствовал ему по численности, но отвечал по боевому духу. Возможно, что именно малочисленность отряда способствовала его исчезновению в нумидийских песках. Предполагали, что он был разбит одним из отрядов Таркфорината или попал в засаду жестоких антропофагов, пришедших к побережью из внутренних областей материка.
Так писал известный римский историк Гай Валерий Проперций в своем историческом труде «О славных римских воинах», посвященном африканской войне 17 года идей эры. Судьба легиона таинственная, как истории об UFO, давалась до последнего времени загадочной, и лишь недавно рассекреченные документы Царицынского областного архива позволили пролить свет на фантастические события, происходившие в нашей области в конце восьмидесятых годов. Sapient sat! Для понимания достаточно!
Автор выражает глубокую благодарность историку бузулуцкой средней школы А. Д. Игнатьеву, сотрудникам Бузулуцкого отдела внутренних дел Публию Сервилию Секстуу, Гаю Сульпицию Фабию, Гнею Квину Мусу и всем жителям Бузулуцка, оказавшим ему неоценимую помощь в реставрации происходившего. Их правдивые воспоминания о событиях лета 198… года, имевших место в небольшом провинциальном городке Бузулуцке, помогли воссоздать эту необычную историю без излишней авторской фантазии и, как говорится, cum grano salis{2}. Автору, как и римскому историку Титу Ливию, хотелось, чтобы «каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы права, каким людям, какому образу действий — дома ли, на войне ли — обязана Держава».


Глава первая,
в которой появляется римский легион


Описывая момент появления римского легиона, свидетели противоречивы и врут, как очевидцы; сходятся все в одном — колонна римских солдат появилась со стороны меловых гор.
Было раннее утро. Дворовые собаки видели сладкие сны, ленивые тучные коровы неохотно выходили на пыльные улицы из теплых парных хлевов, а выспавшиеся за ночь сторожа обливались холодной водой, чтобы придать лицам выражение бодрой усталости, присущее тому, кто добросовестно исполнял свои нелегкие обязанности по охране тогда еще народного добра.
Первым колонну заметил сторож межрайонной передвижной механизированной колонны Василий Суэтин, тезка знаменитого гроссмейстера, и сам неплохо разыгрывающий дебюты и эндшпили.
Вначале послышался далекий металлический грохот, словно к Бузулуцку приближался железнодорожный состав. Но Бузулуцк находился в стороне от железной дороги, поэтому Суэтин выскочил из сторожки, наступив в горячке на хвост жалобно взвывшего сторожевого пса Шарика, и замер, изумленно уставившись на втягивающуюся в городок колонну странно и скудно одетых людей.
В первые секунды Суэтин скорбно подумал, что жена его все же оказалась права и многолетняя дружба Василия с зеленым змием принесла-таки свои гнусные плоды; немногим позже облегчение, испытанное Василием, сменилось беспокойством и страхом — сторож и бессменный победитель районных шахматных олимпиад вдруг осознал, что под галлюцинациями земля не дрожит.
Колонна с мерным громыханием двигалась уже по дентальной улице, носящей по традиции имя вождя миро-эго пролетариата, медленно приближаясь к городской пощади, где друг против друга стояли два бастиона партийной и хозяйственной жизни — здания Бузулуцкого райкома партии и правления колхоза «Первомайский»; на ходу пришельцы выстраивались в правильные квадратные коробки.
— Вась, — спросили из-за забора слева. — Что там?
— Хрен его знает, — честно признался Суэтин. — Рыцари какие-то.
— Какие рыцари? — удивились из-за забора. — Ты, Вась, что — похмелился уже?
— А ты на забор залезь да погляди, — посоветовал Суэтин. — Вон они около правления строятся.
— Солдаты, что ли? — зевнули за забором.
— Солдаты, — сказал Суэтин. — Только старинные. С мечами которые.
Из-за забора послышалось историческое восклицание из трех общеизвестных слов, которые никогда не печатаются вместе, и над забором показалась голова сторожа соседствующей с мехколонной «Сельхозтехники» Федора Чубаскина.
Чубаскин приложил ладонь козырьком ко лбу, близоруко и внимательно вглядываясь в происходящее на площади, и снова удивленно и беззлобно выматерился.
— Да что ж это такое? — воскликнул он.
Суэтин этого не знал, но неожиданная догадка перевела происходящее из алкогольного бреда в область реального.
— Кино, наверное, снимают.
— А-а-а, — сразу успокоился Чубаскин и снова посмотрел в сторону правления. — А инператоры иде?
— Какие инператоры? — удивился Суэтин.
— Эти. — Чубаскин неопределенно показал рукой. — Которые ручки крутют.
— А хрен их знает, — подумав, сказал Суэтин. — В правлении, наверное, сидят. Обычное дело. «Скрытая камера» называется.
Познания соседа Чубаскина не удивили. Суэтин отличался среди сторожей особой грамотностью и почитывал, кроме всем привычных «Сельской жизни» и «Вечернего Царицына», специальную шахматную литературу, а то и вовсе за научно-популярные журналы брался. Одно слово — знаток!
— Пойду погляжу, — сказал Чубаскин. — Может, из артистов кого признаю. Вась, а ты пойдешь?
— Успею еще, — махнул рукой Суэтин. — Не на день приехали!
— Тогда за моей базой пригляди, — попросил Чубаскин, направляясь в сторону городской площади.
В это время бритоголовый, командовавший странным воинством, выстроившимся у колхозного правления напротив райкома партии, закричал что-то гортанно и непонятно. Артисты сразу оставили строй, рассыпались и по двое-по трое побежали по дворам.
У Лукьяшкиных подсвинок во дворе и голоса подать не успел, а его уже за задние ноги на площадь потащили. У Хопровых, живших по соседству, из курятника полетели перья, взбудораженно заголосили куры, негодующе вскричал и подавился своим криком петух. Бабка Хопрова схватила коромысло и хлопнула им одного бритоголового по голове. Это потом стало видно, что он бритоголовый, когда с него после бабкиного удара шлем с крылышками слетел. Только тогда стало видно, что мужик — чистый уркаган. Коромысло от удара сломалось, а железненько-му этому хоть бы что! Товарищ его кур хопровских в связки собрал, несет со двора; куры кудахчут, крыльями бьют, а на площади перед колхозным правлением уже синий дым плывет, костры, как на ярмарке, горят и подсвинок Лукьяшкиных завизжал — тоненько и предсмертно.
Суэтин втянул ноздрями пахнущий жареным мясом дым, присел на скамеечку, достал железный портсигар и задумчиво затянулся «Прибоем». Не похоже было происходящее на кино, совсем не похоже!
Вернулся растерянный Чубаскин, сел, вытягивая ноги в резиновых сапогах, раздумчиво размял «Приму».
— Не кино это, Василий, — сообщил он. — Какое же это кино, когда они моего Яшку закололи? Хороший был кабанчик и к ноябрьским обещался ба-альшой вес нагулять…
Чубаскин закурил, глубоко затянулся.
— А у Байбаковых кобеля убили, — выпустил он изо рта клуб сизого дыма. — Ну, это правильно, злая была псина, совсем уж беспредельничал. Не то что мой Яшка. Бывало, я у него за ухом почешу, а он мне в обратную — хрю-хрю-хрю! хрю-рю-хрю! Разговаривает, значит…
Самое время дать краткое описание Бузулуцка.
Районный центр располагался в излучине славной реки Дон. Население района насчитывало чуть более пяти тысяч человек, занимающихся земледелием и отчасти скотоводством. Будучи сельской глубинкой, Бузулуцк не имел надежной связи с окружающим миром. Железная дорога обходила городок далеко стороной, а что касается грейдера, соединяющего райцентр с трассой Царицын — Ростов, то после даже небольших дождей по нему не мог проехать и могучий «Кировец». Каждый когда-либо живший в селе может легко представить себе жирную черноземную грязь, в которой так любят валяться деревенские свиньи. Так вот, эта грязь окружала Бузулуцкий район непроходимым кольцом, наподобие печально известной линии Маннергейма в Европе. Мокрые телефонные провода радовали районное начальство возможностью пожить недельку-другую без ценных указаний свыше и безмерно огорчали невозможностью давать столь же ценные указания в районные хозяйства.
Населяли район коренные казаки и приезжие кацапы, однако, несмотря на внешнюю неприязнь, жили все они в дружбе и согласии. Как ни странно, кацапы происходили из обрусевших хохлов, в то время как коренные казаки происходили из одичавших русских, бежавших в свое время от угнетавших их помещиков на вольные земли близ благодатной реки.
Из промышленных предприятий в Бузулуцке имелся только небольшой коптильный цех, в котором, как это ни удивительно, коптили не донских судаков и лещей, исправно попадавшихся в сети местных рыбаков или, скажем, на простую удочку, а океанскую селедку и ставриду, поставлявшуюся в Бузулуцк из далеких Мурманска, Кандалакши, а то и с неизвестно где находящегося острова Шикотан. Пойманная в разных океанах и копченная в Бузулуцке рыба отличалась высокими вкусовыми качествами и ценилась далеко за пределами области.
Обрушившиеся на Бузулуцк сразу за появлением странного отряда дожди стали причиной тому, что в первые недели его пребывание в районе осталось незамеченным не только в областном центре, но и близлежащих районах. Попытка центуриона Птолемея Приста как-то объясняться с местным населением к успеху не привела. Птолемей Прист приказал согнать местных жителей на площадь, долго выступал перед нестройной толпой, размахивая руками и покачивая сильной бритой головой. Народ Птолемея слушал внимательно и, казалось, пытался понять певучие, но лишенные привычного смысла фразы. Пожимая плечами, казаки обращались к кацапам, то те в свою очередь тоже лишь пожимали плечами — речи центуриона были непонятны и им.
Мальчишки постреливали из рогаток в громыхающие доспехи пришельцев, а не по возрасту развитые десятиклассницы и игривые жалмерки стреляли лукавыми глазами в сторону наиболее симпатичных солдатиков, благо скудость их одежды позволяла сельским прелестницам оценить и разобрать меж собой достоинства любого из пришельцев.
Возможно, что взаимное непонимание рано или поздно привело бы к недоразумениям и естественно вытекающему из того побоищу, но положение спас местный учитель рисования Степан Николаевич Гладышев. Вообще-то он был не таким уж и местным, скорее наоборот — столичная штучка, некоторое время обучавшаяся азам живописного мастерства в знаменитом Суриковском художественном училище. Учение долго не продолжилось, потому что, как каждый художник, Гладышев считал себя живописцем гениального толка, которого учить — только портить, а учителя его, как водится, не понимали, что и заставило Степана Николаевича удалиться на пленэр, дабы отдаться творчеству и вдохновению полностью и бесповоротно.
Поскольку занятия на пленэре не освобождали от необходимости пить и есть, а с обязанностями зоотехника или, на худой конец, агронома Гладышев знаком был понаслышке, ему пришлось оформиться в бузулуцкую среднюю школу учителем рисования.
От остальных преподавателей этой школы, справедливо считавшихся интеллектуальной элитой города, Гладышев отличался острой черной бородкой, живыми и жульнически выразительными карими глазами, постоянно носимым на рано облысевшей голове беретом и богемным беспорядком в одежде. Поскольку будущих Васнецовых, Ренуаров и Айвазовских среди учащихся средней школы не наблюдалось, Гладышев относился к ученикам с терпеливым добродушием и даже несколько раз приглашал старшеклассниц позировать ему в живописных уголках, изобильно встречающихся на берегах воспетой народом реки. Однако обыватели Бузулуцка были воспитаны в патриархальном простодушии и домострое, поэтому к художественным опытам Степана Николаевича отрицательно отнеслись и казаки, и кацапы. В первый раз с ним обстоятельно поговорили старшие братья несостоявшейся натурщицы. Эти были из казаков, и аргументы у них были весомые, даже, можно сказать, тяжелые. Очки, которые пришлось надевать Степану Николаевичу, в сочетании с бородкой и беретиком придали ему столь иноземный вид, что к учителю тут же прилипло прозвище Пеньковский: видимо, шпионская деятельность у населения Бузулуцка ассоциировалось с именем этого американского шпиона, продававшего Родину за доллары и фунты стерлингов.
Второй раз родственниками старшеклассницы оказались кацапы, воспитанные в строгом уважении закона. Эти обратились с жалобой к директору школы, и Степана Николаевича серьезно пропесочили на педсовете. После подобных творческих неудач Гладышев к натурщицам охладел и обратился к пейзажам, утешая себя тем, что в таких условиях спасовал бы и Микеланджело. Если изредка он обращался к натуре, то изображал исключительно коров, задумчиво оглядывающих нежатые нивы, или комбайнеров и трактористов, ведущих вечную битву за урожай.
За все это время он лишь однажды обратился к незабвенному образу председателя районного исполнительного комитета Ивана Акимовича Волкодрало, который, узрев завершенное творение, долго стоял перед картиной в великом потрясении, потом нервно попытался расчесать пятерней свою лысину и, кратко молвив загадочное «Мать твою, чертов сын, оглоблей под микітки! Чи ты, парубок, з глузду з'їхав?», покинул художника в явном смятении. Вернувшись в исполком, Волкодрало не менее часа разглядывал себя в зеркало, после чего несколько повеселел и со словами «не так страшен черт, як его малюют» приказал учителя рисования к нему не пускать, даже если Бузулуцк загорится сразу с четырех сторон. Он и на улицах стал избегать персонального живописца и даже перестал ездить на своей «Волге» мимо школьного здания, хотя кратчайшая дорога к исполкому пролегала именно там.
Попытки любопытствующих увидеть портрет председателя исполкома успехом не увенчались. Гладышев от настойчивых просьб отмахивался, подкупы спиртным игнорировал и лишь однажды в застольной беседе с учителем географии Валерием Федоровичем Хоперским, которого все учившиеся в бузулуцкой школе иначе как Глобусом не называли, признался, что председателя исполкома он писал в сюрреалистической манере, до которой погрязшие в натурализме провинциалы просто не доросли.
Портрет предисполкома Волкодрало учитель рисования держал на чердаке, куда однажды залез известный бузулуцкий охламон и бездельник Ханя. Хотя Ханя с детства был дебилом и по той причине отважен и бесстрашен, с чердака он бежал с паническими криками и позже, когда его просили описать портрет, неумело крестился и делал руками непонятные беспорядочные жесты, которые ясности в содержание картины не вносили. Впрочем, что возьмешь с известного всему району дурачка?
Степан Николаевич Гладышев на площадь явился с мольбертом. Увидев полуобнаженных и голоногих легионеров, он несколько оживился, а когда центурион начал свою речь, учитель расцвел и забормотал, пугая окружающих:
— Латынь! Господи, да это же настоящая латынь!
Расталкивая окружающих, учитель рисования полез в первые ряды, протиснулся к размахивающему руками центуриону и, несмело мекая и спотыкаясь на слогах, обратился к нему с непонятной окружающим фразой. Центурион не расслышал и переспросил. Выслушав запинающегося, вспотевшего от напряжения Гладышева, он все-таки понял его, заулыбался, хлопнул учителя рисования по плечу и что-то принялся ему втолковывать. По лицу учителя было видно, что некоторый смысл из сказанного плечистым начальником неизвестных голодранцев он улавливает.
Гладышев поднял руку, призывая к молчанию. Жест, естественный для центуриона, в повторении его учителем рисования выглядел несколько комично, но заинтригованная происходящим толпа покорно замолчала. Гладышев зачем-то снял берет, скомкал его в руке и громко сказал:
— Товарищи! Это не кино и не маскарад. Товарищ Птолемей Прист является предводителем доблестного римского отряда, посланного ихним цезарем, и наш город отныне и на вечные времена является владением Великого Рима и его божественного императора! Товарищ Прист призывает вас не создавать беспорядков и отказаться от ненужного сопротивления. Правление императора будет милостивым, а установленные в пользу Великого Рима налоги — невысокими. Он говорит…
Толпа всколыхнулась, загудела — сразу было видно: его упоминание о налогах никому не понравилось. А кому может понравиться требование заплатить деньги невесть кому? Стоящий среди учителей Глобус обличительно указал на учителя рисования и безапелляционно заявил:
— Предатель! Вот он, наш бузулуцкий Квисслинг!
Квисслинга бузулукчане оставили без внимания, мало ли какие слова могут прийти в голову начитанному и полысевшему от излишнего ума педагогу, но на предателя молодежь отреагировала сразу. Задиристый звонкий голос из задних рядов радостно закричал:
— Мочи козлов! Бей их, пацаны!
Римские легионеры поняли это без перевода. Гладышев и слова сказать не успел, а шеренги за центурионом железно лязгнули, обнажая короткие, но устрашающие мечи. В толпе тонко завизжали женщины, бузулукчане шарахнулись к выходам с площади, в воздухе повис тяжелый мат и запахло кровавой дракой, но центурион поднял ладонь и горячо заговорил, а учитель рисования с уже меньшими запинаниями принялся переводить:
— Товарищи! Птолемей Прист говорит, что они пришли с миром…
С ми-иром! Этак каждый оккупант будет считать себя пацифистом и культуртрегером.
— Зови ментов! — крикнул соседу Федор Чубаскин. — А я за ружьишком побег! Энти, в сорок втором, тоже все божились, что с миром пришли, а потом председателя колхоза на площади повесили и все погреба пообчистили!


Глава вторая,
в которой начинает действовать доблестная бузулуцкая милиция


Начальник бузулуцкой милиции Федор Борисович Дыряев уже перешагнул пенсионный возраст, но служить продолжал. «Буду работать, — лукаво говаривал он, — пока руки носят». И то верно — чего же не служить, когда район настолько был удален от коварных прелестей цивилизации, что жители замков на двери не вешали, а надежно затыкали цепочку колышком. И никому в голову не приходило войти в дом в отсутствие хозяев и прихватить на память об отсутствующих что-нибудь особо интересное. Убийства, случавшиеся порой в районе, вызывали переполох, сравнимый, пожалуй, с возможным явлением Христа народу. Особых сыщицких способностей их раскрытие не требовало — не успевали найти труп, как имя убийцы знало все население района, и более того — все с упоением пересказывали его нехитрую сельскую биографию и перемывали косточки непутевым родителям, не сумевшим правильно воспитать ребенка.
Некоторое беспокойство доставляли сельские механизаторы, любившие биться на кулачках после многодневных попоек, да хитроумные расхитители колхозного добра, воровавшие то, что лежало плохо. А по их мнению, в колхозах плохо лежало абсолютно все. Но поскольку украденное сбывалось обычно в том же селе, где воровалось, или, на худой конец, в соседнем, то и борьба с расхитителями была довольно успешной, а случавшиеся по пьянке мордобои механизаторы обычно улаживали сами и до милицейского разбирательства доводили редко.
Правда, был уже конец восьмидесятых, Горбачев вел нещадную борьбу с пьянством и алкоголизмом, и сахар в магазинах исчезал быстрее росы по утрам. Самогон варили в каждом дворе, и рецепты его изготовления были фамильными, а секреты их охранялись не хуже государственных. Одни баловались абрикосовкой, другие предпочитали чистый ржаной или пшеничный самогон, но находились и такие, что умудрялись гнать напиток из отрубей и комбикормов, дешевой сельповской карамели и даже из окаменевших пряников, завезенных потребкооперацией во времена кукурузного Никиты.
Самогон был районной валютой. Им расплачивались с трактористами за вспаханные огороды, за привезенные уголь и дрова, за все иные услуги хозяйственного и культурного назначения. На него заключали пари, с ним разрешались бытовые конфликты и заключались мировые, он был тем универсальным средством платежа, о котором тщетно мечтают заправилы мировой экономики. Куда там доллару, в российских селах он бы никогда не прижился по причине своей хлопчатобумажной никчемности.
Легендарные «новые русские» тогда еще не проявили себя, отсиживаясь в разрешенных горбачевскими постановлениями кооперативах, внук известного детского писателя тогда еще мирно заведовал журналом партийной направленности и не помышлял даже, что однажды поставит на уши экономику взлелеявшей его страны, но на улицах Бузулуцка уже появились первые киоски, в которых оборотистые комсомольцы торговали сигаретами, лимонадом и жвачками. И что приятно — телевидение тогда еще не было засорено рекламой женских прокладок и «тампаксов», канал, правда, был один, но без зарубежных зубодробительных боевиков, потому что показывали по вечерам «Весну на Заречной улице» с обаятельным царицынцем Колей Рыбниковым в главной роли, «Кубанских казаков», «Стряпуху», «Королеву бензоколонки» или бессмертные приключения Шурика, вызывавшие у населения здоровый смех. Заморские боевики иной раз демонстрировали в бузулуцком кинотеатре «Космос», посещение которого для бузулукчан зачастую становилось высококультурным мероприятием, сравнимым разве что с театральными премьерами для московских интеллектуальных гурманов. Жизнь в Бузулуцке была по-доброму патриархальной и размеренной, а положение начальника районной милиции было высоким, как у орла. Выше него летали только секретари райкома партии, да и то не все, и председатель райисполкома. Остальные сами чувствовали превосходство милицейского начальства и летали, как в известном бородатом анекдоте, на манер крокодилов — «нызеханько-нызеханько».
Что касается начальников рангом пониже, то они больше походили на домашнюю птицу. Председатели колхозов и директора совхозов были сравнимы с откормленными гусаками, которых и пощипать не грех было, директора магазинов сходили за индюков, а глава районной потребкооперации Иван Сафонов был Дыряеву за младшего брата, все спрашивал, что ему можно, а что нельзя, хотя и сам чувствовал это хорошо и глубоко не зарывался — понимал, что это ему не по чину.
Дом у Федора Борисовича был не хуже, а много лучше других. Полная чаша был дом у начальника районной милиции. И телевизор цветной у него в Бузулуцке у первого появился. Сначала у него, а уж потом и Митрофану Николаевичу с Иваном Акимовичем привезли.
Подчиненных у Дыряева было немного, но все орлы — глаз остер, коготь цепок, и начальство в обиду не дадут, и своего не упустят.
Неприятностей в то погожее утро Федор Борисович не ждал, поэтому телефонный звонок первого секретаря райкома Митрофана Николаевича Пригоды Дыряев воспринял с веселым недоумением: блажит первый, личный состав на боевую готовность проверяет. Вызвав старшего участкового Соловьева и сержанта Семушкина, Федор Борисович поставил перед ними боевую задачу и неофициально попросил подчиненных в грязь лицом не ударить, не иначе как первому хочется увидеть бузулуцких орлов за работой.
— Застоялись, жеребцы? — спросил подполковник. — Так расправьте крылышки, покажите первому, что есть еще, как говорится, порох в пороховницах!
— Так точно! — отрапортовали жеребцы хором и, сев на желтый трескучий мотоцикл, отправились демонстрировать первому свои расправленные крылья. А подполковник Дыряев с легким сердцем остался в прохладном просторном кабинете решать стратегические задачи — теща уже вторую неделю просила подбросить комбикорма для своего многочисленного поголовья гусей и уток, надо было наконец определиться, кому из хозяйственных руководителей позвонить, чтобы назойливостью не обидеть и вместе с тем показать, что никто, как говорится, не забыт.
Если бы Федор Борисович знал, куда посылает своих орлов!
Центурион Птолемей Прист сначала услышал странный треск, а уж потом заметил двух местных жителей, подъезжающих к площади на диковинном трехколесном агрегате, за которым стлалось облако сизого дыма.
Не доезжая нескольких шагов до ступеней местного храма, повозка — или агрегат — остановилась, и приехавшие слезли с нее. По перепоясавшим их груди кожаным ремням Птолемей Прист понял, что приехали воины. Одеты они были странно — в сапогах, диковинных серых обтягивающих штанах, которые не наденет на себя ни один порядочный мужчина{3}, и серых рубахах. Ни доспехов, ни наколенников на местных воинах не было, да и оружия в их руках Птолемей Прист не увидел — ни топориков, ни испанских мечей. Несолидно выглядели местные солдаты, да и внешне один из них смешной своей полнотой более походил на беременную женщину, нежели на закаленного в схватках воина.
Однако с прибытием этих странных воинов толпа оживилась.
— Ну, блин, — закричал кто-то из толпы. — Менты приехали! Сейчас они этих римских козлов повяжут! Эй, Соловей, ты и учителя вяжи, он этим голожопым продался!
Степан Николаевич попятился, инстинктивно прячась за спину центуриона. Птолемей Прист ссориться с прибывшими представителями местной власти не хотел. Люди выполняют свой долг, что с них взять — такие же подневольные солдаты, как и его легионеры. А проливать кровь врага, не использовав возможностей переговоров, недостойно настоящего воина.
Он жестом успокоил ощетинившихся мечами римлян, подпустил местных воинов поближе и приказал перепуганному учителю:
— Скажи, что мы хотим поговорить мирно.
Милиционеры удивленно разглядывали римских легионеров. Соловьев с надеждой посмотрел на окна колхозного правления. Лиц в окнах видно не было, не наблюдалось партийного руководства и на ближайших подступах к площади. Рослые легионеры лениво и небрежно переминались в строю с ноги на ногу, с вызовом поглядывая на пришельцев. Взгляды эти смущали Соловьева. Сам старший участковый был бит жизнью не раз и руководствовался в ней основополагающим принципом: «не кидайся снимать шкуру даже с убитого медведя — легко можешь потерять собственную». Поняв из перевода учителя рисования, что ему предлагают почетные переговоры, Соловьев приосанился, втянул брюхо и даже ростом стал выше. Заложив большие пальцы обеих рук за поясной ремень, старший участковый осведомился:
— Это что за сборище? По какому поводу собрались, товарищи? Чье указание?
Степан Николаевич перевел.
— Мое, — кратко, как и полагается римскому военачальнику, сказал центурион. — Как говорится, аргумента пондерантур, нон нумерантур{4}.
— А вы, собственно, кто такой? — нахально и бесцеремонно поинтересовался Соловьев. Центурион объясняться не стал, доверил это переводчику. Соловьев слушал учителя рисования с недоверчивой ухмылкой, потом оглядел голоногий строй, и усмешка с его лица сползла. Взгляд остановился на кареглазом Публии Сервилии Сексте. Некоторое время милиционер и римский воин молча смотрели в глаза друг другу. Соловьев не выдержал первым и отвел взгляд.
— Значит, вас не первый послал? — глупо переспросил он.
— А при чем тут первый? — теперь уже удивился Гладышев.
Соловьев покашлял.
— Так, значит, — сказал он подавленно. — У нас тут, значит, не учения, у нас тут самая настоящая фантастика получается. Это что ж, они к нам из прошлого, Степан Николаевич?
Старший участковый Соловьев большим любителем фантастики не был, но книги, приносимые из библиотеки сыном, почитывал в свободное от службы время. Помнится, занятная была книжка «Янки при дворе короля Артура», англичанин ее написал, не то Марк Тлен, не то Марк Клем; читая ее, Соловьев все недоуменно восхищался — накрутят же романисты проклятые, сумасшедший такого никогда не придумает! Там один американец, янки, значит, в прошлое попал к королю Артуру. А тут выходило, что не мы к ним, а они к нам из прошлого пожаловали! С мечами. Соловьев некстати вспомнил знаменитое выражение Александра Невского и повернулся к напарнику. Сержант Семушкин был ошарашен не меньше. К пьяным механизаторам, которых в Бузулуцке почему-то называли чигулями, Семушкин уже привык, а вот римских легионеров, живьем, а не на картинках учебника истории, видел впервые. Птолемей Прист ласково улыбнулся старшему участковому. «Ишь щерится! — неприязненно подумал Соловьев. — Морда-то чисто бандитская. Такому только повод дай, располосует своим ножиком по самое не хочу…»
Однако вслух своих мыслей старший участковый не высказал. Незачем искушать иностранного бандита, не детектив снимается, чтобы шкурой своей рисковать. Чай, не Анискин, чтобы наручники на такого битюга попытаться надеть.
— Пропозиция ясная, — туманно сказал старший участковый. — Говоришь, они весь Бузулуцк захватили? Мы, брат, немцев отогнали, французов в Москве пожгли да холодом поморили. Да наш Иван Сусанин сколько ихнего брата положил!
Соловьев собрался было коснуться победоносных сражений под Полтавой и на Куликовом поле, напомнить учителю рисования о печальной участи турков и крымских татар, но с неожиданным прозрением вдруг осознал, что исторические экскурсы его сейчас будут просто неуместны и могут повлечь за собой неприятности. Ишь — уставились как!
Босоногий гарнизон! У легионера с правого края морда белела шрамами, боевая такая морда, и глаз у этого римлянина был нехороший, оценивающий, как у людоеда, и улыбочка, знаете ли…
— Ты, Степан Николаевич, скажи, — обратился старший участковый к неожиданному толмачу. — Скажи ему, что у нас свои начальники имеются. Вязать мы твоего центуриона не будем, чтобы побоища напрасного не устраивать, а вот к начальнику нашему ему съездить придется. Пусть они в отделе посидят, погуторят, может, в чем и сойдутся. Только ты помягче скажи, а то глянь, какие они косяки кидают, а у меня, сам знаешь, трое детишек малых, их еще поднять надо… Скажи ему, Николаич!
Учитель рисования повернулся к терпеливо ждущему центуриону. Птолемей Прист слушал, скрестив руки на груди. Выслушав, надменно выпятил нижнюю челюсть, пожал широкими плечами, но согласно кивнул. Обернувшись к легионерам, центурион что-то коротко приказал и, повернувшись к переводчику, пояснил специально для него:
— Официум хуманитатис! Нулла салус бела{5}! — и направился к мотоциклу.
Сержант Семушкин забежал вперед, предупредительно откидывая дерматиновый чехол с коляски. Центурион, громыхая доспехами, забрался в коляску, положил перед собой блестящий меч и выпрямился, глядя прямо перед собой.
— Повезли родименького! — заулюлюкали в толпе. — Это тебе не кабанчиков резать да кур воровать! Наши менты тебе быстро лапти сплетут!
Соловьев торопливо завел мотоцикл, сел за руль. Семушкин пружинисто и молодцевато запрыгнул на заднее сиденье. Хрипло зарычав и выпустив вонючее облако бензинового чада, заставившего толпу и легионеров чихать, желтый милицейский мотоцикл описал полукруг и мимо загомонившей, разом ожившей толпы покатил по центральной улице к белеющему у водокачки зданию милиции.
Проехав половину пути, мотоцикл неожиданно развернулся и помчался обратно. Чуть не доехав до нестройных легионерских рядов, мотоцикл остановился, и недовольный сержант Семушкин слез с заднего сиденья, а участковый поманил пальцем учителя рисования.
— Садись, — хмуро приказал он. — Или ты думаешь, что Федор Борисович с ним на пальцах объясняться будет?


Глава третья,
о том, как к происходящему отнесся первый секретарь райкома партии


Секретарь Бузулуцкого районного комитета партии Митрофан Николаевич Пригода осторожно приоткрыл дверь, долго разглядывал в образовавшуюся узкую щель спокойно стоящего посреди приемной крепко сложенного плечистого бритоголового мужчину в странном одеянии, напоминающем наряд статиста из балета «Спартак», который Митрофану Николаевичу довелось увидеть в Москве, куда в позапрошлом году выезжал на слет идеологических работников сельского хозяйства.
Худой и пугливый учитель рисования на фоне обстоятельного и мужественного римлянина совсем не смотрелся; стоило ли удивляться, что взгляд ошалевшей от происходящего секретарши Клавочки сквозил сквозь учителя и, поблуждав по окнам, возвращался к стройному, как Марис Лиепа, но не в пример более мужественному центуриону.
Митрофану Николаевичу эти взгляды не нравились. Совсем не нравились.
— Я тебя, Федор Борисович, сам знаешь, как уважаю, — горячо шептал секретарь райкома. — Но ты меня извини, сейчас ты какую-то околесицу несешь. Какие римляне? Какая оккупация? У нас что — война с итальянцами началась? Бред!
— Точно, — мрачно подтвердил Дыряев. Ввиду всей серьезности происходящего подполковник был в парадной форме. — Это я своего милиционера переодел, чтобы тебя, Митрофан Николаевич, разыграть. И на площади почти сотню таких же голых гавриков рассадил, чтобы пошутить с руководством. Делать мне нечего, вот я с безделья хохмить начал!
Первый секретарь снова прильнул к дверной щели. Пунцовая Клавочка наливала статному полуголому легионеру воду в стакан. При этом она что-то щебетала и ямочки на ее щеках выглядели очаровательнее, чем обычно.
— А в райком ты его на хрена приволок? — гневно вопросил Митрофан Николаевич. — О чем мне с ним говорить? О римском императоре?
— Вы же власть, — без особого убеждения сказал подполковник. — Вам и решать…
Митрофан Николаевич забегал по кабинету, заложив руки за спину. Был он высоким, худым и рыжим, но сейчас от волнения волосы его казались пепельными, а веснушки на щеках вообще исчезли.
— Не-ет, уважаемый Федор Борисович, — на мгновение остановившись, сказал он. — Тут вы, дорогой мой товарищ подполковник, проявили политическую незрелость! Я тебе прямо о том скажу! Честно, так сказать, и по-партийному. Мародерствовали они в городе? Факт, мародерствовали, сигналы об этом уже в райком партии поступали. — Пригода выставил вверх указательный палец, и подполковнику Дыряеву на мгновение показалось, что перед ним стоит всезнающий и обличительный пророк. — Серьезные сигналы поступали, Федор Борисович. И что вы должны были сделать? Ты должен был собрать своих сотрудников, схватить грабителей и хулиганов и посадить их в этот… как у тебя в милиции тюрьма называется? Вот именно, в капэзэ ты их должен был посадить, товарищ подполковник. А ты ихнего главаря ко мне привел. И даже ножик у него не изъял! А если он на меня с этим ножиком бросится? Это же террористический акт получится против партийного руководителя! Ты думаешь, тебя за это по головке погладят? Нет, брат, партия с тебя сурово спросит: куда ты смотрел, подполковник, почему, понимаешь, просмотрел, почему не уберег крупного партийного руководителя?
Митрофан Николаевич снова закружился по кабинету и стал похож на небольшой рыжий смерч. Он сновал от столов, составленных буквой «Т», к окну и обратно, и от этого энергичного мельтешения у Федора Борисовича Дыряева рябило в глазах.
— В область звонил? — снова остановился первый секретарь.
— Позвонишь туда, — пробурчал Дыряев. — Три дня проливные дожди лили, ни один телефон в поселке не работает.
— А рации? — с надеждой вспомнил Пригода. — Тебе же месяц назад рации завезли!
— Рации завезли, — согласился Дыряев. — А вот аккумуляторы к ним ХОЗО так и не выдало. Нет связи, Митрофан Николаевич.
— Значит, надежного человека пошли! — просветленно сказал первый секретарь. — Есть же у тебя такие, я точно знаю. Как его, Соловей, вон, ему жар-птицу поручи добыть — добудет, подлец, и пропьет, если вовремя не отнимешь…
Подполковник задумчиво посопел.
— Соловьева хорошо за раками посылать, — вслух подумал он. — В этом деле он спец, а вот чтобы сотню верст по грязи отмахать, да еще по нашей бузулуцкой грязи, это ему, Митрофан Николаевич, не под силу будет.
— А ты — прикажи! — требовательно сказал Пригода.
— Приказывать надо выполнимое, — не согласился Дыряев. — Подчиненный должен понимать, что это ему посильно. А скажешь ему на дот голой грудью кинуться, так он не Матросов, он тебе такой кукиш покажет!
Пригода снова метнулся к двери. Римский военачальник стоял у окна спиной к окружающим, и Клавочка, не обращая внимания на учителя рисования, торопливо пудрила носик французской пудрой, подаренной ей Митрофаном Николаевичем. При этом она продолжала что-то щебетать, явно пытаясь обратить на себя внимание римского легионера.
Пригода помрачнел и вернулся к столу.
— Откуда у нас римским легионерам взяться? — гневно сказал он. — Такие только на страницах учебников да исторических романов остались. Ну, что мне с ним делать? Нет, ты мне скажи, Федор Борисович, что мне с ним делать? Не могу же я пойти на политически неправильный шаг? Ну, пойду я с ним на какие-то переговоры, ты представляешь, что со мной в обкоме сделают?
Было видно, что первый секретарь райкома изрядно трусит. Вместе с тем Пригоду раздражало поведение секретарши — перед кем трясогузка хвостом вертит?
— Мое дело воров ловить, — сказал начальник милиции. — А тут, хоть и древние, а все же иностранцы. Тут протокол нужен, а какой из меня дипломат?
Митрофан Николаевич мстительно усмехнулся.
— Как с председателей дань собирать, — сказал он, — так на это у тебя, понимаешь, дипломатии хватает. А как решение принять, так ты этот хомут на мою шею вешаешь. Интересное кино получается. И что я ему должен сказать? Такое с бухты-барахты не решишь, тут с обкомом посоветоваться нужно, взвесить все. Нельзя в таких вопросах с кондачка решать.
— Посоветуйтесь, — миролюбиво предложил начальник милиции. — Область далеко, а римляне — вон они, на площади ждут. Ну, доберетесь вы до области, доложите — и что? Вы думаете, что они вам там враз поверят? Нет, там тоже люди сидят, скажут — допился Митрофан Николаевич, как говорится, руль из рук выпустил…
Замечание подполковника было на редкость трезвым и резонным. Пригода застонал и снова метнулся к двери.
— А может, это и не иностранцы вовсе, — вслух подумал он. — Может, это кино снимают! А нас предупредить забыли. Мы с тобой ни слухом ни духом, а они тайком камеру крутят, а потом — пожалте вам, наши с тобой, Федор Борисович, глупые морды в «Фитиле» на всю страну демонстрируют… Ославят ведь гады, так ославят, что коровы на фермах над нами ржать будут!
— Ну, коровы, положим, над нами ржать не будут, — с убежденностью истинного сельчанина сказал начальник милиции.
— Нет, Федя, ты как знаешь, а я с ним разговаривать не стану, — принял решение первый секретарь. — Ты у нас внутренние органы, тебе и решение принимать. И не надо, товарищ подполковник, не надо уклоняться от решения задач, которые на милицию самой жизнью возложены. Ясно?
— А я его куда дену? — подавленно сказал начальник милиции, огорченный партийной стойкостью районного руководителя. Не то чтобы он был удивлен принятым решением, иного и быть не могло, но каждый человек в глубине своей души в трудную минуту надеется на чудо.
Митрофан Николаевич радостно и широко развел руки в стороны.
— А это, товарищ подполковник, уже ваша прерогатива. Хочешь, в капэзэ их сажай, хочешь, грузи их всех на «Кировец», и чтоб в двадцать четыре часа их духу в районе не было! Или целуйся с ними, понимаешь, братайся, солидарность международную изображай! Это тебе уж, Федор Борисович, виднее. Идите, товарищ подполковник, и меня в эти глупости не втягивайте. Думаешь, я этих древних римлян не видел? Видел я их, Федор Борисович. Я их столько видел, что у ихнего цезаря глаза бы на лоб полезли, если бы он стольких наших увидал. Но… — Пригода резко остановился и погрозил подавленному начальнику милиции пальцем, — не моя это прерогатива, понимаешь, не партийное это дело. Партия, она, как говорится, направляет и поправляет, хе-хе-хе… Так вот, я вас, Федор Борисович, что называется, поправил, и выметайтесь вы с этим древним греком из райкома партии и действуйте, как вам закон и совесть подсказывают!
И Пригода сделал легонькое движение пальчиками, ловко пробежав ими по ладони, как маленькими ножками.
Дыряев вздохнул, встал и вышел из кабинета. Римлянин степенно обернулся на скрип двери. Переводчик Гладышев вскинулся с радостной надеждой, но тут же угас, увидев мрачный лик начальника милиции. Что касается секретарши Клавочки, то неожиданно она пришла в себя, избавилась от мужественных чар голоногого легионера и теперь сидела смущенная и чуточку надменная. Стыдливый румянец на ее щеках пробивался даже через густой слой французской пудры. «Чует кошка, чье мясо съела! — с ехидством подумал Дыряев, который сам не раз пытался подкатиться к райкомовской диве, но получал довольно невежливые отказы. — Дождешься, шалава, что Митрофан Николаевич тебя из секретарш попрет, будешь тогда опять в пивной недоливами в кружки заниматься!»
— Не принимает? — спросил Гладышев.
Начальник милиции пожал плечами.
— Указания даны, — с натужной улыбкой сказал он. — Пройдемте, товарищ Прист, к вашему коллективу. Будем решать, где вас разместить. Да и о довольствии надо побеспокоиться. Согласно компетенции и прерогатив нашей службы.
Гладышев повернулся к терпеливо ждущему центуриону и что-то принялся ему объяснять на плохой латыни, помогая себе жестикуляцией и мимикой.
Птолемей Прист понял, что в аудиенции ему отказано, но это, как ни странно, только усилило его уважение к неведомому Первому — выходит, что очень он был занятым человеком, если отказался принять центуриона, несмотря на превосходство его легиона над местным воинством. Занятой человек был Первый, занятой и мужественный. Птолемей Прист посмотрел на озабоченного Дыряева, на смиренно горбящегося переводчика, на ставшую надменной и неприступной напудренную женщину за столом, которая одновременно походила на весталку и гетеру, неожиданно для самого себя подмигнул ей и сказал:
— Иниквуиссимам пацем юстиссимо белло антеферо!
— Худой мир лучше доброй ссоры, — уныло перевел Гладышев.
Митрофан Николаевич Пригода, избавившись от неожиданных посетителей, долго безуспешно пытался связаться по телефону с обкомом или, на худой конец, с соседним районом, но в телефонной трубке свиристело, словно в аппарате засел батальон влюбленных соловьев, а трещало так, словно сотня закройщиков разом рвали отрезы тканей.
Митрофан Николаевич с досадой бросил трубку на рычаги и выглянул в окно.
Дождь перестал, но, судя по тучам, настойчивость небес не иссякла, а только ненадолго взяла передышку. Вдоль по улице, ближе к заборам, шла странная троица. Первым шел начальник милиции в серой форме и такой же фуражке, с трудом вытягивая из жирной грязи хромовые сапоги. За ним шел ражий плечистый центурион, демонстрируя мускулы и громыхая поножами. Чуть отстав от них, сутулясь, размахивая руками и поминутно озираясь, брел учитель рисования, и взгляд его, обращенный к райкомовским окнам, на мгновение показался секретарю райкома безумным.
Он вдруг ощутил себя бездарным статистом, играющим в какой-то дикой сюрреалистической пьесе.
«Римский легион… Центурион… Переговоры… Бред! — подумал Митрофан Николаевич и потряс головой. — Бред! Не может такого быть, понимаете, не может! Хреновина с морковиной. С крупной красной морковиной». И правильно он, Митрофан Николаевич, сделал, что не опустился до переговоров с этим полуголым бродягой. Страшно было и подумать, что с ним сделали бы на бюро обкома за эти переговоры.
Митрофан Николаевич подошел к оставшейся полуоткрытой двери и осторожно выглянул в приемную. Секретарша Клавочка сидела за столом с задумчивой улыбкой, и взгляд у нее был отсутствующий и томный. «Сучка, она и есть сучка», — досадливо заключил про себя Пригода и вернулся к столу. Сев в свое кресло, он вызвал Клавочку по селектору. Бойко и игриво стуча каблучками, секретарша вошла в кабинет. На ней был соблазнительно обтягивающий фигуру костюм, но обычно восхищавшая Митрофана Николаевича мини-юбка сейчас вызывала у него ревность и раздражение.
— Чаю, — коротко и без обычной любезности приказал Пригода.
Все-таки Клавочка была исполнительной — через несколько минут перед Митрофаном Николаевичем стоял стакан крепкого чая с лимоном.
Не поднимая головы, Пригода жестом отпустил секретаршу. Несколько секунд Клавочка смотрела на декоративные завитки рыжих волос, плохо скрывающие обширную лысину партийного руководителя. «Ревнует, — поняла она. — Ревнуй, ревнуй, старый хрыч, как бы ты ни прихорашивался, а до этого мужика тебе далеко!» Презрительно фыркнув про себя, Клавочка вышла, оставив медленно тающее облако запахов.
Пригода отхлебнул из стакана, встал из-за стола, подошел к зеркалу и долго разглядывал в нем свое отражение. Говоря честно и по-партийному, внешний вид Митрофана Николаевича был далек от женского идеала. «Не красавец, — хмуро констатировал первый секретарь. — Однако в мои годы берут не внешностью, а умом».
Он подумал немного и с партийной прямотой и самокритикой признался себе, что и с его умом любовных побед добиться трудновато — разве что положением…
Хорошего настроения эти мысли первому секретарю райкома партии не прибавили. Вернувшись к столу, он досадливо отметил, что и чай уже остыл. С проснувшейся стыдной мстительностью Митрофан Николаевич вдруг подумал: «Выгоню я ее, ей-богу, выгоню. Пусть возвращается к тому, с чего начинала. Ишь, первый человек района ей уже не подходит, на бродягу полуголого позарилась!» И, вспомнив стать центуриона, Митрофан Николаевич неожиданно понял, что конкуренции тому на городском пляже он бы никогда не составил.
Это обстоятельство было почему-то самым обидным.


Глава четвертая,
в которой римляне обживаются в Бузулуцке, объявляют набор служащих в легион и приступают к строительству терм


Для своих казарм легионеры заняли спортивный зал бузулуцкой средней школы. Место было удобным, во дворе римляне устроили гимнасий, в котором по утрам в одних набедренных повязках занимались отжиманиями, бегом и метанием — за неимением дисков — круглых щитов. Поначалу легионеры с удовольствием метали копья, но после того, как Помпей Фест угодил копьем в ягодицу случайного зеваки, Птолемей Прист, несмотря на недовольное ворчание старослужащих, копьеметание запретил, хотя и сам считал, что фата виэм инвениент{6} и какой предмет ни метай, а все будет так, как пожелает Юпитер.
На молодецкие забавы легионеров всегда собирались поглазеть любопытствующие, и немало бузулуцких вдовушек у металлического забора школы с тайными вздохами любовались мускулистыми атлетами.
Окончив упражнения, римляне строились в походную колонну и с бодрой песней отправлялись на Американский пруд. Теперь уже никто не ответит, почему пруд получил столь необычное название, тем более что примыкающая к нему околица Бузулуцка называлась Красной Зарей. Этимология обоих названий терялась на рубеже тридцатых годов, а то и гражданской войны, в которой бузулуцкое казачество отличилось как на стороне белых, так и на стороне красных. Впрочем, в зеленых бузулукчане тоже проявили себя выразительно и ярко.
Легионеры весело плескались в пруду, отпуская в отношении друг друга соленые шуточки. Пока они смывали утренний пот, приставленные к медным котлам кашевары готовили для них немудреный солдатский завтрак — чаще всего это была распаренная гречиха, или овес, или просто пшеница, заправленная овечьим салом. От этого варева брезгливо отворачивались даже бездомные бузулуцкие дворняжки, но подобный кошт римским солдатам шел только на пользу — лоснящиеся бритые лица легионеров дышали спокойной силой и здоровьем, и вдовушки уже игриво перемигивались с некоторыми солдатиками, что грозило утратой дисциплины, поэтому бдительный манипул лишь с определенными усилиями, но все-таки ухитрялся поддерживать среди подчиненных необходимый порядок. Надо сказать, что неприхотливость римлян в харче приятно обрадовала руководителей района своей дешевизной и, следовательно, возможностью укрыть затраты от внимательных глаз будущих ревизоров.
Птолемей Прист объявил свободный набор в легион, и учитель рисования повесил на афише местного клуба броскую рекламу, на которой крепкие латинские выражения перемежались с заманчивыми обещаниями на русском языке.
Жалованье будущим легионерам Птолемей Прист положил в сестерциях, курс которых по отношению к рублю, а тем более к постепенно начавшему проникать в жизнь общества доллару был неясным. Поэтому народ в легион не торопился, лишь римская юрисдикция, объявленная центурионом, завлекла в контрактные сети известную бузулуцкую шпану — Александра Коровина, небритого оболтуса двадцати семи лет, и Юрку Севырина, уступающего Коровину два года в возрасте, но такого же «баклана»{7}, если не хлеще.
Вступив в ряды легиона, Коровин взял себе гордое имя Плиния Гая Кнехта, Севырин же решил именоваться Ромулом Сервилием Луцием. Однако взятые новоявленными легионерами имена не избавили их от пагубных привычек. Правила в легионе, закон суров, но, как говорится, dura lex, sed lex{8}.
Уже вечером дня заключения контракта жители близлежащих к школе улиц были привлечены к гимнасию нежным свистом бича и воплями наказуемых за нарушение служебной дисциплины новоявленных Плиния Кнехта и Ромула Луция.
Ромул Сервилий голосил громче своего товарища, но Плиний Кнехт был тверже в выражениях и обещал пописать своих обидчиков перышком, а гребаному римскому сержанту вообще пустить кровавую юшку — видно было, что человек находится под глубоким наркозом, действие которого, впрочем, закончилось уже на середине экзекуции. Плиний Кнехт замолчал, а еще через несколько ударов смиренно попросил отпустить его, обещая, что в жизни больше не прикоснется к стакану, а еще через несколько ударов принялся выкрикивать известные ему адреса бузулуцких самогонщиков и самогонщиц.
К тому времени Ромул Луций только тихо шипел сквозь зубы, мечтая поскорее принять присягу цезарю и получить обоюдоострый меч, которым он смог бы выпустить кишки не только тем, кто его порол, но и тем, кто наблюдал за экзекуцией.
Манипул Помпей Фест постоял, наблюдая за поркой, и сквозь зубы сплюнул:
— Экстремис малис, экстрема ремедиа!{9}
Через пару дней на Американском пруду можно было видеть, как новоявленные легионеры мрачно чистят закопченные медные котлы.
После общения с ними желающих вступить в легион не прибавилось. Даже возможность пощеголять по Бузулуцку в блестящих доспехах, уже ковавшихся на местной кузне, мало кого прельщала.
Степан Николаевич Гладышев к тому времени стал чуть ли не правой рукой центуриона. Неожиданное возвышение сказалось и на внешнем облике учителя: ходить он стал осанистее, взгляд его приобрел определенную жесткость и высокомерие, присущие самому центуриону, и уже не намеками, а почти открыто Степан Николаевич обещался поквитаться со своими бывшими обидчиками в самое ближайшее время.
— Экс ункви леонем! — говаривал Степан Николаевич. — Сик!{10}
Бузулукчане в долгу не оставались и ядовито намекали новоявленному Мазепе, что оккупанты приходят и уходят, а Родина и народ остаются, однажды Родина, как мать, отмерит неверным своим сыновьям по всей строгости установленных народом законов. Теперь уж учителя рисования иначе как Пеньковским никто и не называл. Бывший товарищ Гладышева, учитель географии по кличке Глобус, завидя сослуживца, принимался торжественно и громко зачитывать статью шестьдесят четвертую Уголовного кодекса, устанавливающую ответственность за измену родине; при словах «к высшей мере наказания» голос его начинал звенеть. Естественно, что бодрости это учителю рисования не добавляло. Степан Николаевич мрачнел, горбился, брал мольберт и отправлялся рисовать колоритные и выразительные типажи охотно позирующих с безделья римских солдат.
С милицией римляне в конфликты не вступали. Птолемей Прист сблизился с начальником районной милиции Дыряевым и не раз заходил к последнему вечерами, как говорится, на чай. Обычно они сидели в собственноручно выстроенной Федором Борисовичем беседке. Честно говоря, беседку строили суточники, отбывавшие в милиции наказание за административные правонарушения. Но разве царь Петр Великий сам строил Северную Пальмиру?
Главное — не то, кто строил, а то, кто приказал построить. Кто помнит безымянных строителей египетских пирамид? А вот Хеопса, в честь которого построили пирамиду, или, скажем, Эхнатона, знает и помнит весь мир. Конечно, беседку с пирамидами сравнивать было трудно, но все-таки стояла она в саду Федора Борисовича, а это было куда важнее и значительнее далеких египетских пирамид.
Изъяснялись новые товарищи на невероятной русско-латинской фене, а ближе к полуночи, когда подходило к тому время, затягивали они приятными баритонами лирические казачьи и неаполитанские песни, и, признаться, неплох был этот римско-бузулуцкий дуэт; вполне этот дуэт мог претендовать на победу в любом областном смотре творческих народных сил.
Дабы не утратить воинской сноровки, римские патрули включились в охрану общественного порядка в Бузулуцке. Вечерами можно было наблюдать смешанные патрули из худых и мосластых бузулуцких милиционеров в серой униформе и побрякивающих доспехами римских легионеров, неторопливо обходящих кривые бузулуцкие улицы по протоптанным в грязи тропинкам.
К дебоширам римские воины относились с суровой справедливостью — драки между отчаянными бузулуцкими механизаторами быстро пошли на убыль, а милицейский КПЗ обезлюдел настолько, что дежурные целыми днями бродили по отделу с мухобойками, добиваясь немыслимой ранее санитарно-гигиенической чистоты. Стихийно в милиции родился спортивный конкурс, в котором достигшие чемпионского мастерства мухобои получали возможность звонко щелкнуть своим нехитрым резиновым приспособлением по лбу побежденного товарища. Знаки классности приобрели иной смысл — ими обозначалась отныне квалификация мухобоя.
Замполит с подозрительностью относился к легионерам, считал их в какой-то мере оккупантами, но, увидев успехи легионеров на ниве охраны общественного порядка, свое негативное отношение к ним изменил на восторженное.
Особое рвение римские общественники проявляли в борьбе с самогоноварением. Ночами римские разведчики растворялись во тьме бузулуцких улиц, прислушиваясь к позвякиванию посуды и принюхиваясь к запахам, доносящимся со дворов, а уже на следующий день, захватив с собой представителей официальной власти, небольшой громыхающий доспехами отряд римской пехоты входил в дом правонарушителя. Бутылки и банки с ядовитым содержимым разбивались прямо во дворе, бурда из баков и бидонов выливалась в кормушки свинарников, и немало благодарных римлянам животных пьяно бродило по бузулуцким улицам, заглушая плачи и проклятия потерпевших довольным похрюкиванием.
Вслед за римской воинской дисциплиной легионеры привнесли в жизнь Бузулуцка и римскую культуру. Разумеется, начали они со строительства терм.
Местом для возведения терм легионеры избрали пустырь на улице Коммунистической. Ранее там находился дом Лазаря Бронштейна, единственного официального еврея из жителей Бузулуцка. В конце шестидесятых годов неожиданно заговорившая в Лазаре кровь позвала его в дальнюю дорогу. Распродав имущество, Бронштейн отправился в далекий Биробиджан, но спутал направление и осел в столице. Покупателей на его дом не было, и долгое время дом стоял с заколоченными ставнями, пока его случайно не спалили какие-то шалопаи. Было это уже в семидесятых, когда воспользовавшийся потеплением международной обстановки Лазарь Бронштейн выехал на историческую родину для воссоединения с родственниками, но по обычной своей рассеянности вновь заблудился и объявился в Нью-Йорке на печально известной всем Брайтон-Бич.
Бузулуцкие пожарники к случившемуся оказались совершенно неподготовленными: пока они ездили за водой на пруд, от дома остался только кирпичный фундамент, в котором юные бузулуцкие кладоискатели нашли банку с серебряными рэсэфэсээровскими полтинниками, забытую рассеянным Лазарем. Фундамент этот впоследствии растащили по кирпичику более рачительные бузулуцкие хозяева, а само пепелище постепенно заросло неистребимой лебедой, образовав пустырь, который все в Бузулуцке называли Лазаревой гарью.
Вот на этой Лазаревой гари и вознамерились возвести термы римские культуртрегеры. Как известно, термы — это не что иное, как знаменитые римские бани, которые строились обычно не для рядовой помывки обывателя, напротив — с незапамятных времен в термах собирались для того, чтобы пообщаться, пофилософствовать, обсудить последние сплетни, хорошо покушать и выпить разбавленного водой вина, но обязательно разбавленного — ведь только свиньи и рабы пьют вино неразбавленным и потом пьяным видом подчеркивают свою скотскую сущность.
Гимнасий — место для физических упражнений; для интеллектуальных бесед он подходил так же, как, скажем, бузулуцкий Дом культуры, который римские легионеры сразу невзлюбили за тесноту помещений и чопорную надменность его директора Карена Добролюбова. Некоторое оживление вносила демонстрация фильмов, завезенных в Бузулуцк еще до начала дождей. Фильмов было два — «За миллиард лет до нашей эры» и американский фильм «Спартак». Впрочем, демонстрацию «Спартака» Птолемей Прист сразу же запретил, усмотрев в нем выраженную антиримскую направленность и необоснованное возвышение образа беглого раба. Героиня фильма Валерия была достаточно мила, но тоже отличалась от известных центуриону матрон и девиц, как кривая персидская сабля отличается от доблестного римского меча. «Миллион лет до нашей эры» у легионеров пользовался бешенным успехом. Римляне готовы были смотреть его круглые сутки, а некоторые тайно предлагали киномеханику собранные по кругу сестерции, чтобы увидеть запрещенного «Спартака». Киномеханик держался твердо и отказывал рядовым воинам. Центурион предупредил его о последствиях нарушения запрета, и киномеханик знал, что это не пустая угроза.
Сам центурион просматривал кинофильм каждый вечер, открывая все новые и новые крамолы, делающие показ фильма простым легионерам совершенно невозможным. Но вернемся к термам.
Мрамора в Бузулуцке, разумеется, не было, и это обстоятельство ставило под сомнение саму идею строительства — что за термы без мрамора? Несколько порадовали легионеров чугунные ванны, обнаруженные на складе местного стройуправления. Помнится, областные руководители собрались поднять жилищные и бытовые удобства Бузулуцка до столичного уровня. В рамках стирания граней между городом и деревней планировалось возвести в Бузулуцке полсотни двухэтажных многоквартирных домов, интерьер которых и должны были украсить ванны. Потом оказалось, что средств для стирания граней не хватает, коммунизм, дату которого опрометчиво назначил лысый кремлевский мечтатель, если и не отменили, то перенесли на более поздние сроки. А ванны осели на складе хитрым изобретением советской экономики — неликвидами. В неликвидах ванны пролежали не менее десятка лет, пережив поползновения пионеров, поставивших целью сдать на металлолом все, что можно, и даже то, что нельзя, хитроумные планы бузулуцких прорабов перестройки, объявленной еще одним мечтателем, но уже со Ставрополья, и обрели свое подлинное бытовое назначение лишь с появлением римских солдат.
Мрамор иностранные архитекторы решили заменить красным кирпичом, который в достаточном количестве производился на местном заводе. Для повышения производительности труда заводу требовались дополнительные рабочие руки, но и здесь Птолемей Прист, посоветовавшись с начальником милиции, нашел выход — на определенное время все домашние дебоширы и хулиганы, получившие пятнадцать суток, направлялись на кирпичный завод, где быстро обретали специальности формовщиков, сушильщиков и обжигальщиков кирпича, а одна смена, целиком и полностью сформированная из таких штрафников, установила всероссийский рекорд по закладке кирпича в кольцевую печь для обжига.
Легионеры и сами не гнушались физическго труда. Сладкая власть мечты — они сменили доспехи на передники строителей и показали, что не мечом единым владеют: термы быстро обретали стройные очертания, и карнизы с колоннами уже украсились обожженными керамическими изображениями римских богов и священных животных, а внутренние помещения возводимого помывочного дворца засияли кафельным блеском.
Изрядное количество кафеля было обнаружено дома у начальника стройуправления Бориса Николаевича Вельцина, который не успел его своевременно вывезти для свободной продажи в Царицын. Начальник стройуправления не поднимал глаз на приглашенных легионерами в качестве представителей местной власти Ивана Семеновича Сафонова и Федора Борисовича Дыряева, наблюдавших за тем, как выносится со двора конфискованное имущество. Пришедший по личной инициативе предисполкома Иван Акимович Волкодрало шевелил губами, неизвестно для чего подсчитывая ящики с кафелем и качал головой — не одним годом тюремного заключения пахли эти запасы! Слабо духом своим материально ответственное лицо!
Федор Борисович Дыряев ящики с кафелем не считал, хмурил брови и сурово оглядывал ежащегося хозяйственника. Еще перед Новым годом Дыряев, помнится, обращался к Вельцину с просьбой продать ему по сходной цене десять метров кафеля для строящейся баньки, но Борис Николаевич благорасположением начальника районной милиции пренебрег и клятвенно тогда божился, что весь кафель у него по лимитной разнарядке в колхозы роздан и ни одного квадратного или погонного метра он главному милиционеру района выделить не может, пусть хоть тот его посадит!
Теперь Вельцин понимал, что его пожелания могут легко сбыться, и от мыслей этих начальнику стройуправления было тяжело. Пасмурно было у него на душе, и по потному распаренному мясистому лицу Бориса Николаевича видно было, что жалеет он о своей былой несговорчивости.
— Ох, Боря! — покачал головой начальник милиции. — Заплатишь ты, мон шер, за все заплатишь!
— И на старуху бывает проруха, — примирительно заметил председатель исполкома. В отличие от милиционера он свой кафель от хозяйственника получил и потому относился к проштрафившемуся строительному чину не в пример более терпимо. — От тоби покажут, як красты! Бач, як тоби важко!
— Нам витис немо сине нагитур, — неизвестно с чем согласился центурион Птолемей Прист и, подумав, добавил: — Нил алмирари, сениори!{11}


Глава пятая,
в которой идут торжества по случаю открытия терм


Великое дело — человеческое общение!
Не прошло и недели, как мужественные подданные римского цезаря уже бодро лопотали по-русски, а бузулукчане, в свою очередь, успешно осваивали иностранные диалекты. Надо сказать, что лучше всего и тем, и другим давался мат. Нередко уже на бузулуцких улицах или в чайной можно было услышать из уст местного жителя жизнеутверждающее и сочное восклицание на латыни, смысл которого доходил до самого сопливого бузулукца. Легионеры уважали русский мат за краткость и экспрессию.
Административно осужденные, использовавшиеся на строительстве терм, часто негромко и протяжно пели песню, в которой русская грусть прочно сжилась с римскими географическими и политическими реалиями:
Ой на Тибре, ой да на широком,
ой да молодой легат гуляет,
весь квинтилий{12} пьет легат вино.


Колхозные бухгалтера задумчиво подсчитывали, сколько модий зерна соберут механизаторы по осени с каждого юнгера{13} засеянной земли. Строительство терм успешно завершалось. Уже протянут был водопровод от Американского пруда, где умельцы из районной строймеханизации приспособили для закачки воды электромоторы с поливальной системы «Фрегат».
Не обошлось в конце строительства и без конфузов. Бдительный манипул второй когорты Фобий Квинт углядел, что неутомимый прораб Бузулуцкой ПМК Виктор Власов часть кирпича, предназначенного для строительства терм, выгрузил во дворе своего дома. Не привыкший к российской вороватости манипул взял прораба за грудки и, ласково глядя в его побелевшие от страха глаза, выразился с краткостью истинного римлянина:
— Убью!
Виктор Власов торопливо закивал головой и в тот же вечер перенес кирпич со двора к строящимся термам вручную. Понимал — это тебе не родная милиция, допрашивать и акты составлять не станет, сделает, как обещал!
На открытие терм были приглашены первые лица района. Председатель исполкома Иван Акимович Волкодрало не скрывал своего восхищения — голубые бассейны с горячей и холодной водой, курящиеся благовониями ванны, столы, ломящиеся от яств, — все это действительно поражало воображение. При освящении терм был зарезан большой черных петух. Обезглавленная птица долго металась по залам терм, пятная голубой кафель кровью, и живучесть птицы была добрым предзнаменованием.
Первый секретарь райкома Митрофан Николаевич Пригода неторопливо разделся, почесывая рыжие волосы на груди, подошел к бассейну и окунулся.
— Умеют же черти! — отфыркиваясь, довольно вскричал он.
Восхитительно было после купания, завернувшись в простыню, лежать на мягких матрацах и, потягивая чуть подогретое и в меру разбавленное водой вино, вести светские разговоры с хорошими людьми! Нет, братцы, в этой невероятной и неожиданной оккупации были и хорошие стороны.
— Я тобя, Птолемей, понимаю, — сказал Пригода. — Цезарь там, долг поперед империей и все такое… Но и ты нас пойми! Цезарь твой далеко, а обком партии близко. Да узнает кто, что у нас по Бузулуцку римляне голышом разгуливают, тут такое начнется! Войска нагонят, милиции! И что ты со своими ножиками против бронетранспортеров сделаешь? Да они тебя на окрошку покрошат! Что такое бронетранспортеры? Черепах видел? Похоже немного, только из железа и на своем ходу. Нет, там у них внутри не рабы, там у них моторы, как у тракторов. Трактор ты уже видел? Во! И что ты с ними делать будешь? Мужики вы хорошие, слов нет, но и нас подставлять не надо! Мы тут, понимаешь, посовещались и решили, что будет лучше, если о вас вообще никто не узнает. А что народ? Народ, он, брат, тоже с пониманием, он молчать будет, народ наш. Точно тебе говорю, все будут молчать. У нас даже выражение такое есть — «народ безмолвствует». Конечно, будешь, понимаешь, безмолвствовать — кому охота в психушке париться? Но и вы к происходящему с серьезностью подходите. Я, конечно, понимаю, что форма у вас такая, но если вы по городу голыми бегать будете и это до области дойдет, то нас там не поймут. Это я тебе точно говорю! Ты уж мне, Птолемей, поверь, я не первый год районом заправляю!
— Долг солдата — оставаться верным Отчизне, — чеканно отрубил центурион, выслушав перевод Гладышева.
— Да я тебя что — к измене толкаю? — вскричал первый секретарь. — Я к тому, что голыми по городу не хрена бегать! И так уже бабы всего города на твоих бойцов заглядываются. Но дело даже, понимаешь, не в этом, дорогой ты мой Птолемей. Внимания привлекать не надо! Вот что главное! В общем, в райпо я уже с Сафоновым договорился, сотню костюмчиков спортивных мы у него найдем, оплатим, понимаешь, из соцкультфонда. Понял? И твои охламоны пристойно выглядеть будут, и к нам никто не придерется! Верно я говорю, Федор Борисович?
Дыряев сидел на краю бассейна в белой простыне и в милицейской фуражке, болтая в прозрачной воде волосатыми ногами. Если бы не милицейская фуражка, начальник районной милиции был бы неотличим от какого-нибудь греческого божка. Фуражка придавала ему официальный вид.
— Верно, — уныло согласился он. — Не сегодня-завтра с областного УВД нагрянут, показатели по преступности вдвое упали. И ведь не объяснишь им ничего…
Птолемей Прист залпом выпил кубок вина.
— Ну, что вам не нравится? — спросил он. — В городе спокойно, винокуры ваши угомонились, дебоширы людям хлопот не доставляют…
— А вчера твои в спецкомендатуру пришли, — сообщил Дыряев. — Анашу у условно осужденных отняли и на костре спалили. А кто бы не отдал? Ведь уши обещали отрезать!
— Это ты про вольноотпущенных? — искренне удивился центурион. — Так с ними иначе нельзя. Из рабов отпустили, а рабскую натуру нетронутой оставили. Но раб на свободе опасен, Федор, свободный раб — он вроде Спартака, того и гляди взбунтуется.
— Нет у нас рабов, — досадливо морщась, сказал Митрофан Николаевич, по старой комсомольской привычке ловко открыл зубами бутылку пива и приложился к ней, — Нет у нас рабов. У нас, брат, и в песнях так поется: «Вста-авай, проклятьем заклейменный», — для наглядности приятным тенором пропел он. — И в тюрьме у нас, дорогой Птолемей, такие жуки, что порой посвободнее тебя будут!
Птолемей Прист встал, освобождая крепкое мускулистое тело от простыней.
Статен был центурион. Статен и красив.
— Нет рабов, говоришь? — ехидно спросил он, добавив непонятное и острое латинское выражение. — А крестьян ваших ты за свободных считаешь? У нас в Риме за такие сестерции даже рабы пальцем не пошевелят, а твои с поля не вылазят, все сажают что-то. Боятся они вас, что ли?
Он прыгнул в бассейн, подняв фонтан брызг.
— Съел, начальничек? — ухмыльнулся Дыряев. — У них за такую зарплату и раб не почешется, а ты с нас чего только не требуешь!
Председатель исполкома Иван Акимович Волкодрало задумчиво отхлебнул из бутылки.
— Твоим бандюгам и этих грошей платить бы не стоило, — философски заметил он. — Все едино колгоспы пограбуваты.
Митрофан Николаевич Пригода подсел к столу и принялся деловито шелушить большого красного рака.
— Чушь вы мелете, мужики, — сказал он. — Тут надо думать, как нам этих бойцов от государева ока спрятать. Узнают про них, всем нам холку намылят. И тебе, и мне, и менту этому босоногому. — Он ткнул раком в начальника милиции. — Измену Родине впаяют, не меньше. А менту еще и все совместные дежурства припомнят.
— А это как посмотреть, — с радостной готовностью отозвался начальник милиции. — Я все графики совместных дежурств с твоим Сырцовым согласовывал.
— Так ты еще и документальное подтверждение оставил? — задохнулся секретарь райкома и даже о раке позабыл. — Ну, Феденька, было у матери трое сыновей. Двое умных, а третий — милиционер. Ты случаем не пофамильно их в списки вставлял?
Дыряев поставил опустевшую пивную бутылку на стол.
— Я их в графике войсковой частью обозвал, — благодушно сказал он. — Мой милиционер, который, конечно, с фамилией в списках значится, и прапорщик с двумя рядовыми.
— А у их прапорщики-то е? — недоверчиво спросил председатель исполкома Волкодрало. — Га?
— А бог его знает, — безразлично сказал начальник милиции. — Вы как хотите, а я больше этой мочой давиться не намерен. Соловей! — рявкнул он.
Старший участковый словно весь вечер дожидался вызова начальства. Хоть и китель расстегнут, и портупеи на нем не было, но глаза преданно блестели, да и выправка… Впрочем, чего уж обманывать — какая выправка у деревенского участкового с двадцатилетней выслугой? Начальник милиции неодобрительно оглядел расплывшуюся фигуру участкового, хмыкнул в усы и доверительно сказал:
— Ну, что смотришь, Соловей? Или тебе объяснять все надо?
Нет, ничего не надо было объяснять старшему участковому. Сметлив был старший участковый капитан милиции Соловьев, и вкусы начальства ему были прекрасно известны. Соловей сделал рукой многообещающий жест и скрылся за дверью.
Трое районных начальников сели за стол. Помолчали, глядя, как плещется в изумрудной воде бассейна центурион, послушали, как в соседнем зале, изрядно уже хлебнувшие сладкой и коварной вишневой настойки, весело горланили римскую строевую песню с залихватским припевом:
Lex dura Lex!


В таком объеме бузулуцкие начальники латынь знали уже неплохо.
— Дуралекс он и есть дуралекс, — сказал Дыряев, повернувшись к закручинившимся сотрапезникам. — Что будем делать, друзья-товарищи?
— Будем Соловья ждать, — прямо бухнул предисполкома.
— Это само собой, — согласился Федор Борисович. — Наш Соловей баснями не кормит! Я спрашиваю, что с иностранцами делать будем? Решать-то сейчас надо, пока грязь не подсохла и из области никого не принесло. Да и своих опасаться надо. Твои-то, Митрофан Николаевич, спят и видят себя в кресле первого.
Пригода помрачнел. В самую точку угодил милиционер, подросли орлята, теперь коршунами, подлецы, кружатся над ответственным постом. Подсидят, гады, как пить дать подсидят!
Помолчали в раздумьях. Дыряев был прав — пивом голову не обманешь: мозговой штурм оказался неудачным. Облачившийся в простыню Птолемей Прист подошел к столу, ахнул подряд две бутылочки пива, но с вопросами не лез — видел, что пасмурно на душе у местных товарищей.
В дверь деликатно и вместе с тем требовательно постучали, в проеме ее показалась большая картонная коробка из-под телевизора «Рубин», а за ней и круглая улыбающаяся физиономия старшего участкового.
— Разрешите, товарищ подполковник? — по уставу и льстиво обратился он к начальнику милиции. В поставленной на пол коробке что-то предательски звякнуло.
— Чего там разрешать, — буркнул подполковник в густые черные усы. — Приказываю!


Глава шестая,
в которой рассказывается о вредоносных и приятных последствиях: последствиях пьянства и роковой ошибке немецкого шпиона


Верхом на центурионе Присте сидел Федор Борисович Дыряев при полном милицейском параде, но в домашних тапочках и блестящем медном шлеме с крылышками по бокам. В руках у начальника милиции была половинка красного кирпича, которым он с размаху бил по голове центуриона и ревуще кричал ему в ухо:
— Я тебя заставлю Родину любить!
И не было у Птолемея сил, чтобы согнать с себя бесцеремонного районного начальника или хотя бы взмолиться о пощаде. «Да люблю я Родину!» — вскричал мысленно центурион и с неимоверным усилием открыл глаза. Начальник милиции исчез невесть куда, но лучше бы он остался, а исчезла бухающая и разносящая череп на мелкие кусочки боль, от которой темнело в глазах.
Под кроватью, на которой лежал центурион, гулко и нагло маршировали тараканы.
Птолемей Прист медленно и осторожно ощупал себя непослушными руками и обнаружил, что лежит на постели закутанным в банную простыню. Получалось, что и до казармы он вчера добирался в этой самой простыне, и в ней же проходил через караульные посты. Как сенатор в тоге. Центурион закрыл глаза и замычал. Стыдно было в глаза смотреть подчиненным!
Но надо было вставать, и, призвав на помощь Юпитера и обещая жертвы Вакху, центурион собрался с силами и вновь открыл норовящие сомкнуться тяжелые веки. Он находился в незнакомой ему комнате и лежал на мягкой пуховой перине, которая никак не могла быть казарменной принадлежностью. В углу оглушительно тикали часы. К этому хитрому механизму, показывающему неведомым образом время, центурион уже привык, благо, что цифры на циферблате были привычными для глаза. Неожиданно это подлое устройство взорвалось таким оглушительным звоном, что Прист готов был убить даже божественного цезаря, лишь бы этот сверлящий темя звук прекратился. Однако сил для того, чтобы подняться, у центуриона не оставалось, и он бессильно и покорно прикрыл глаза, ожидая, когда этот проклятый звон прекратится.
В памяти обрывочно всплыли термы, какие-то искаженные жуткие хари, в которых даже при большом желании было трудно признать местное начальство. «По русскому обычаю!» — ревел председатель райисполкома Волкодрало, троекратно лобызая центуриона, и сивушно пахнущая жидкость медленно обжигала желудок. «А теперь по римскому обычаю!» — ревел секретарь райкома Пригода, в свою очередь взасос целуя Птолемея Приста и заставляя его снова опорожнить граненый стаканчик.
Помнится, в чем-то они его, Приста, убеждали, на чём-то настаивали, и он, Прист, в чем-то соглашался с ними, но вот о чем шла речь, центурион — хоть убей! — не помнил. Перед его глазами снова всплыли искаженные багровые и потные морды, и билась под сводами черепа крупной осенней мухой совсем уж идиотская песня:
А мне цезарь говорил,
что пора, казак, на Нил.
Эх, пора, казак, на Нил!
Мол, на Ниле у арабов
охерительные бабы —
цезарь к ним меня манил!


Только в пьяном бреду можно было признать носатых арабских девок красавицами. И непонятно было центуриону, почему цезарь что-то говорил неведомо откуда взявшемуся на Апеннинах казаку, почему он манил этого казака на Нил, где центуриону совершенно не понравилось — жарко и душно там было, и арабы недружественны, и верблюды — исчадия Ада — так и норовили оплевать славных римских воинов. И постоянно хотелось вина… Вина! Вот за что Птолемей Прист сейчас бы не задумываясь отдал любую руку. Вина! Пол-Рима за кубок вина!
Птолемей сел, чувствуя босыми ногами прохладу пола, и снова осторожно открыл глаза. Нет, комната ему была совершенно незнакома. В голове ожил дятел, который, похоже, поселился там с вечера и всю ночь терпеливо ожидал пробуждения центуриона. Птолемей Прист осторожно взялся за голову обеими руками, пытаясь успокоить проклятого барабанщика.
Дверь в комнату медленно отворилась, и вошла славная девица в неярком цветном платье.
— Проснулись, Птолемей Квинтович? — певуче спросила она, и центурион погрузился в облако запахов молока и сладкой сдобы, словно оказался в далеком и уже забытом детстве.
В руках женщина держала поднос, на котором стоял небольшой кубок с прозрачной жидкостью и на отдельной тарелочке лежал весьма привлекательно выглядевший зеленый пупырчатый огурчик. Женщина показалась Птолемею знакомой, но головная боль мешала ему сосредоточиться и вспомнить, где он эту женщину видел. Он взял с подноса холодный огурец и захрустел им.
— Может, рассольнику, Птолемей Квинтович? — участливо спросила женщина.
Центурион непонимающе уставился на нее. Женщина вздохнула и погладила центуриона по бритой голове.
— Ничего-то ты не понимаешь, итальянчик! — сказала она и протянула Птолемею Присту кубок. — Выпей, легче будет!
Слово «выпей» центуриону было знакомо, и организм на него отреагировал своеобразно — Птолемея Приста едва не вывернуло наизнанку.
— Ты кто? — морщась, спросил центурион.
— Забыл? — Женщина снова погладила центуриона по голове, хозяйски потрепала по щеке. — Робкий ты сегодня, Птолемейчик. Вчера, когда с Федором Борисовичем заглянули ко мне, ты порасторопнее был. Клава я, Клава, Птолемей Квинтович!
Действия женщины не оставляли никакого сомнения в том, что прошедшей ночью целомудренность центуриона подверглась серьезным испытаниям. Только подробностей этой ночи центурион совершенно не помнил. Во рту у него пересохло. Птолемей Прист взял с подноса кубок и опрокинул его в рот, словно принимал целительную египетскую микстуру. Прозрачная жидкость знакомо обожгла глотку, центурион закашлялся, но уже через несколько минут, к своему удивлению и облегчению, почувствовал себя значительно лучше. Дятел куда-то улетел, тараканы под кроватью надели на свои лапки войлочные туфли, и даже ходики стали ходить тише, словно все они теперь жалели больного римлянина, который после выпитой стопки вновь обрел способность к анализу.
Теперь он узнал и женщину, стоявшую подле постели. Это была та самая таинственная и неприступная секретарша из загадочного райкома, в котором обитал Первый.
— Клава… — задумчиво повторил центурион по-русски и тут же перешел на родную латынь: — И что мне с тобой делать, Клава? Впору к гаруспикам{14} обращаться!
Странным было, что жидкость, сделавшая вчера центуриона больным, наутро исцелила его. Римлянин не знал специфического русского выражения «клин клином вышибают», иначе он бы подобрал ему не менее известный и приличествующий ситуации латинский эквивалент.
Оказалось, что у этой славной женщины с умилительным именем Клавдия он появился все-таки в доспехах и при мече. Сейчас доспехи были вычищены хозяйкой до немыслимого и уже забытого блеска. Облачившийся в доспехи центурион вдруг почувствовал себя воином-первогодком. Небрежно ответив на нежный поцелуй хозяйки, Птолемей Прист вышел со двора. От соседних домов на него смотрели матроны, некоторые с веселым ехидством здоровались, Птолемей Прист отвечал на приветствия, испытывая в душе некоторое смущение. Громыхая доспехами, он шел по протоптанным в грязи извилистым тропинкам, а следом уже рождались свежие деревенские сплетни, в которых домыслов было ничуть не меньше, чем происходившего на самом деле.
Соседка секретарши Клавдии Валентина Николаевна Зубкова чувствовала себя в центре общественного внимания. Она уже побывала у Укустовых, у Белининых, у Водолазовых, рассказывая услышанное ею накануне и дополняя это услышанное все новыми и новыми подробностями, основанными на привычных реалиях провинциальной жизни.
— Дыряев-то вчерась ушел. Пьяный был в дупель — так прямо по грязи к дому и поперся. Уватлался так, что его Нинка небось до сих пор отмыть не может. А этот черноглазенький как с Клавкой наедине остался, так сразу и заворковал. Слышу — бормочет: «амор», «амор». На море, значит, Клавку манит. Та разомлела, уши развесила, а меня так и подмывает ей через забор крикнуть: «Уши, Клавдия, в кучу забери да губозакатыватель в райпо купи. Он тебе про море наплетет, ребеночка сделает и смоется в свою Италию. Знаем мы эти моря, слыхали!» Кашлянула я, а он через плетень перегнулся — сам пьяный, глазищи дикие, ножик за поясом торчит. Не дай Бог зарежет! Язык так к губам и присох. Думаю, молчи, Валюха, здоровей будешь. Чай, Клавка сама не без ума, знает, что делает. Это мы дуры, таблетков не знали, по дохтурам все уродовались, полсотнями кидались. Пусть, думаю, Клавка сама с этим осеменителем разбирается. Только я одного в толк не возьму. Если бугая этого италианского Пристом кличут, то Клавка кем будет? Пристихой, что ли? Вот ведь вертихвостка! За ней первый секретарь в ухажерах ходил, а она интеллигентного человека кинула, к этому бандюку, что с ножом не расстается, приклонилась! Совсем бабы стыд потеряли!
Валентина Зубкова знала, что говорила. У самой было трое детей, и все от разных мужей. Битая Валентина была жизнью, да и не только ею — иной раз мужья ее поколачивали, только визг по улице летел. Прямо надо сказать, что били они ее за ошибки. Баба, как сапер, ошибается только раз. Ошиблась — и ты уже с ребеночком. И все-таки сладостно было вспоминать о тех ошибках, а еще сладостнее было видеть, как другая идет все тем же опробованным ошибочным путем.
А Птолемей Прист к тому времени уже оглядывал выстроившихся в гимнасии легионеров. Видно было, что торжественное открытие Бузулуцких терм даром для них не прошло — вялыми были легионеры и гимнастические упражнения выполняли без обычного энтузиазма и азарта, даже магнитола, выплевывавшая из динамиков отрывистое:
А потому, потому, потому,
что был он в жизнь влюбленный! —


не придавала легионерам живости. Подбежавший Публий Сервилий Секст с веселым недоумением оглядел сверкающие доспехи центуриона и доложил, что в легионе все в порядке, легионеры занимаются утренними гимнастическими упражнениями за исключением двух. Отлынивали, разумеется, новобранцы — все те же Плиний Гай Кнехт и Ромул Сервилий Луций, которые утром даже побриться были не в состоянии.
— Нон эст кулпа вини, зед кулпа бибентис! Виновато не вино, а пьющий, — проворчал центурион, брезгливо поворошив ногой малоподвижные тела новобранцев, и приказал их примерно наказать, как проспятся. Птолемей Прист был человеком справедливым и разумным, а немо пруденс ггунит, квиа пеккатум эст, зед не пеккетур{15}.
Гладышев это высказывание перевел бы так: «Всякий разумный человек наказывает не потому, что совершен проступок, но для того, чтобы он не совершался впредь».
Более всего центурион жалел, что нет поблизости лавтумии — тюремной каменоломни, куда можно было отправить на вечное исправление негодное к службе пополнение.
Публий Сервилий Секст доложил, что поутру из райпо в казармы завезли одежды, о которых накануне говорил центурион с районным начальством. Сердце центуриона сжалось от нехорошего предчувствия.
— Что за одежды? — хмуро спросил он.
Секст поморщился.
— Варварские одежды, — доложил он. — Короткая рубаха и… галльские штаны! Солдаты возмущены, никто не желает надевать эту дрянь! Лучше смерть, чем позор, центурион!
— Штаны, говоришь? — тяжело переспросил центурион. — Ну, пойдем, покажешь мне эти штаны! «Так вот на что меня вчера уговорили! — подумал он. — Вот на что я вчера согласился!»
Форма представляла собой обтягивающие икры и ляжки шаровары и не менее узкие рубахи, на которых белыми буквами было выведено имя неизвестного демона «Adidas». К этой одежде прилагались также короткие сапожки в разноцветных нашлепках, снабженные совсем уж загадочными надписями, и черные шерстяные шапочки.
Центурион растерянно оглянулся.
Легионеры молча смотрели на него. «Штаны, — подумал центурион. — Штаны — это серьезно. Это уже позор. Какой уважающий себя воин штаны наденет? Лучше уж в эргастусы{16}! Но я же обещал! Проклятие!» Штаны были частью галльской национальной одежды, одеждой их заклятых врагов. Римляне презирали штаны.
Центурион брезгливо поворошил одежды. Штаны были с длинными красно-белыми полосами с обоих сторон. Легионеры неодобрительно переговаривались, наблюдая за действиями своего начальника. Слыша их ропот, центурион поднял вверх расправленную ладонь:
— Квириты! — сказал он. — Не насмешки ради прислали нам эти одежды, а ради маскировки. Судьба забросила нас в этот странный край. Не будем же подводить достойных людей, радушно встретивших нас, принявших власть цезаря и оказавших знаки уважения нашему легиону. Я приказываю надеть эти одежды, подчинившись судьбе и року. Доспехи всем сложить в каптерке казармы.
Легионеры загомонили.
— За свои решения я отвечу перед высокими римскими собраниями! — сказал центурион и повернулся к легионерам широкой спиной, показывая, что это его решение окончательное. Нрав Птолемея Приста его подчиненным был хорошо известен.
— А мечи? — крикнул кто-то из легионеров. Судя по акценту, кричавший был из овладского пополнения.
— Мечи? — Центурион выпятил подбородок. — Мечи нужно носить. Вивере эст милитари! Жить — значит сражаться! Ясно, квириты?
Опустив головы и все еще неохотно легионеры потянулись к новым одеждам. Загремели сбрасываемые доспехи. Римляне негромко роптали, но врожденное чувство дисциплины не давало бунтовать. Виданное ли дело — римлянину надевать штаны. Не среди варваров живем! Тем не менее кучка одежды постепенно уменьшалась. Новоявленные римляне надели штаны первыми и с видимой радостью: не каждый день такие обновочки выпадают!
— Проследи! — приказал Птолемей Прист манипулу. — Головой отвечаешь за порядок.
— Там старикашка один приходил, — сообщил Секст, неодобрительно глядя на переоблачающихся легионеров.
— Старикашка? — удивился центурион.
— Ну, сенеке. Он у тебя три дня назад был, — напомнил Секст. — Участник Второй Пунической. Янусный такой, помнишь?
— Второй Отечественной! — поправил центурион. — Гони его! Если этого седобородого послушать, то мы должны половину города повесить как врагов империи!
— Он вчера списки какие-то принес, — доложил манипул. — Недовольных и бунтовщиков. Он их еще со Второй Пунической составлял. Для немцев.
— А это кто такие? — вскинул брови центурион.
— Я учителя спрашивал, — сообщил Секст. — Учитель сказал, что это племя вроде галлов. Только хуже.
— Всякий враг галлов — друг подданных цезаря, — назидательно сказал центурион. — И наоборот: кто друг галлам, тот — враг цезарю. Надеюсь, ты поступил достойно? Что ты сделал с доносчиком?
— А что я с ним должен был сделать? — удивился манипул. — Я его местным властям сдал. Выяснилось, что он под чужим именем со Второй Пунической скрывался!
— Со Второй Отечественной, — поправил центурион.
— Какая разница, — пожал плечами манипул. — Нас начальник милиции поблагодарил. Сказал, что мы крупную рыбу поймали.
— А ты что — на рыбалке был? — заинтересовался центурион.
— С чего ты взял? — удивился манипул.
— Где же ты тогда крупную рыбу поймал? — удивился и центурион.
— Это он так старую вонючку обозвал, — пояснил манипул. — Доносчика этого.
— Человека назвал рыбой? — Центурион был поражен.
— Лукентиа поэтика, — объяснил манипул. — Поэтическая вольность.


Глава седьмая, 
в которой говорится о любовных победах Гнея Квина Муса, 
языке человеческого общения и ловле карасей на кладбищенского червяка


Не зря в народе говорят: встречают по одежке, а провожают по уму.
Римские легионеры, хоть и были в большинстве своем крепкими и красивыми хлопцами, но из-за голых ляжек да бицепсов почитали их в Бузулуцке за дикарей. А надели они спортивные костюмчики, и сразу выяснилось, что среди дикарей этих штучные красавчики имеются. Двадцатилетний Гней Квин Мус сразу же стал предметом воздыхания бузулуцких девиц — уж больно похож он был на наглого и обаятельного Адриано Челентано из зарубежного фильма «Блеф», что показывали в Доме культуры месяц назад. Шляпу бы еще на бритую голову Гнея Муса, черную такую, широкополую, — вылитая Челентано бы получилась. И наглость та же, и походка ленивая, и борзость, с которой он взялся за бузулуцких вдовушек и за которую его почти неделю пытались подловить бузулуцкие ребятишки, — все совпадало.
Гней Мус и подумать не мог, что накрепко к нему прилипнет кличкой имя звезды зарубежного кинематографа конца XX века. Мус был знаменосцем легиона, ему был доверен значок легиона: серебряный орел на заостренном древке, и надо было видеть, как ловко управляется этот молодой солдат со знаком воинской доблести и чести.
Как мы уже говорили, легионом отряд Птолемея Приста было назвать трудно. Численностью он не дотягивал и до когорты. Собранный из старослужащих воинов отряд легионом назвал сам Птолемей Прист. А значок с орлом — это все, что уцелело от первого легиона, которым командовал Прист в одном из бесславных парфянских походов. Командовать новым легионом Птолемею Присту светило только в греческие календы, до начала африканской войны Прист держал волка за уши, и только заступничество одного из сенаторов, чье имя центурион предпочитал не оглашать (сильный благодетель — благодетель тайный), позволило центуриону возглавить этот небольшой, но славный и храбрый отряд, в котором были собраны те, кто умел держать волка за хвост, а не искал благодетелей в нундины.
Гней Мус, несмотря на крайнюю молодость, был опытным и отчаянным воином, а уж в любовных баталиях прославился куда более именитых граждан, даже тех, кто носил белую перевязь. В Бузулуцке Гней своим привычкам не изменил, и немало казачьих, да и кацаповских молодок провожали его по утрам со своих подворий, со слезами глядя, как бодро сверкает подошвами кроссовок торопящийся успеть в казармы до подъема легионер. Обычно Гней Мус покидал своих поклонниц в пятом часу — перед рассветом.
Птолемей Прист не раз заводил с молодым иноходцем отеческие беседы о добродетели, но Гней Мус, притворно соглашаясь, на деле не хотел пить поску вместо доброго вина. Выждав, когда центурион остынет, Мус возобновлял свои набеги на городок, презрев угрозы начальства отправить его качать воду для городского водопровода.
Любовные жаркие баталии способствуют человеческому общению.
Неудивительно, что любимец женщин стал первым легионером, освоившим не только русский язык, но и его традиционную ненормативную лексику, которую Гней Мус включал в свою речь с непринужденностью ребенка.
Нужно сказать, что мат в провинции естествен, как восход солнца по утрам. Нетрадиционная лексика является связкой, делающей человеческую речь более осмысленной, помогает крестьянству в труде и в быту, незаменима в общении с соседями и домашним скотом и вообще является выражением внутренней свободы сельского жителя. Не зря же сказано, что подлинную свободу слова познаешь только тогда, когда ударишь себя молотком по пальцу. Добавим только, что свободе слова способствует ширь полей и степей нашей необъятной Родины. Тут нужно кое-что объяснить более подробно. Ни одно прилагательное типа «большой», «огромный», «гигантский» не может дать такого истинного представления о размерах, как рожденное ненормативной лексикой всеобъемлющее и показывающее настоящие расстояние, а также размер и качество предмета прилагательное «ох…ное». Произнесите его сами, и вы почувствуете безбрежность океана, подлинную высоту, высшее качество предмета, необъятность родных просторов и выдающуюся красоту женщины.
Потребность мата в русской глубинке равна разве что потребности дышать. Неудивительно, что Гней Мус сначала достиг виртуозности и мастерства в мате и только потом начал постигать иные обороты разговорного русского языка. Нежная напевность страстного южанина сглаживала грубый смысл ненормативных оборотов речи, делала их нежными и мягкими, а оттого почти безопасными.
Кроме набегов на бузулуцкие спальни, Гней Мус повадился ходить на городское кладбище, где сдружился с землекопом Валей Авериным. Вале было около сорока лет, бритоголовостыо своей и мощью фигуры он походил на римского легионера, а кулаки у него были такие, что многие римские ланисты с удовольствием заполучили бы к себе такого выдающегося бойца.
Валя Аверин, а иначе бузулукчане его и не звали, от рождения был добр, глуховат и волосат телом. К недостаткам своим Валя относился с добродушной усмешкой.
Он обожал купания в проруби, и это однажды едва не привело к трагедии.
Анна Чичерина, жалмерка с «Красной Зари», в один из январских дней возвращалась из гостей домой и решила не ходить в обход по плотине, а пошла напрямик по льду Американского пруда. Представьте себе, что она ощутила, обнаружив на середине пруда у сухо шуршащих черных камышей обнаженное волосатое тело замерзшего мужчины! Она взвизгнула и, не отводя взгляда от покойника, попятилась. В это время покойник пошевелился и сел, почесывая курчавую грудь. Сердце женщины не выдержало, и она грянулась в обморок. Аверин, а это был именно он, попытался нащупать пульс на холодеющей руке женщины. Познания в медицине у него были невеликие, пульс не прощупывался, и Валентин, бросив у проруби одежду и махровое полотенце, взвалил бедную женщину на загривок и помчался в сторону районной больницы.
День был воскресным, бузулукчане бездельничали и ходили друг к другу в гости, поэтому появившееся на улице волосатое чудовище, несущее на закорках недвижимое женское тело, вызвало смятение и пересуды. Более того, сообщения о снежном человеке на улицах Бузулуцка попали в областную, а оттуда и центральную печать, что вызвало временный наплыв в городок различного рода специалистов по аномальным явлениям, оставивших после себя в гостинице гору пустых бутылок и брошюрки об НЛО, которые долгое время будоражили умы местных обывателей.
А для Анны Чичериной эта история закончилась хорошо. Отлежав положенные дни в больнице, Анна стала наведываться на пруд и, сидя на корточках, вела с разомлевшим на снегу Авериным продолжительные беседы, которые перед восьмым марта завершились переездом Аверина в дом Чичериной. Так незатейливо образовалась в Бузулуцке еще одна ничем не примечательная советская семья.
Анна Чичерина оказалась женщиной рассудительной, купаться в проруби она мужу не запрещала, наоборот, помогала топором обрубить острые края полыньи, а физическую мощь мужа направила в полезное для дома и общества русло — устроила его на городское кладбище копать могилки для усопших бузулукчан.
Грязь уже подсыхала, а кладбище располагалось на бугре перед зерносовхозом «Амо», потому и сам бугор называли Амовским. Бугор просох раньше улиц Бузулуцка, и по утрам, забросив заступ на могучее плечо, Валентин Аверин отправлялся к месту работы. Смертность по весне в Бузулуцке была низкой; старики откладывали похороны на богатую фруктами и овощами осень, а молодым с приближающейся посевной было вообще не до смерти, поэтому Валентин Аверин копал могилы впрок, и западная, еще неосвоенная часть кладбища напоминала передовую неведомого сражения из-за обилия похожих на окопчики могил.
На кладбище и приходил Гней Мус. Он подтягивал тренировочные штаны, садился на желтый от глины край могилки, свешивал в нее ноги и выжидательно поглядывал на Аверина, врубающегося в землю с упрямостью экскаватора.
Выполнив намеченный на день объем работ, Валентин выбирался из ямы, и друзья отправлялись к кирпичной кладбищенской стене, где лежали загодя приготовленные Авериным удочки и на длинном ржавом штыре висел полотняный мешочек с немудреной провинциальной снедью. Вы спросите — а черви? Да что — черви? Кто роет могилы, без червей никогда не останется. А на кладбищенского червя карась берется охотно, не зря же он считается монастырской рыбой! Вот и в этот раз друзья были готовы к рыбалке.
— Привада где? — спросил Аверин, поднимая удочки и снимая со штыря мешок.
— Ник, — сказал легионер, приподнимая шлем, наполненный распаренной перловкой.
— Ты с ума сошел! — хмыкнул Валентин. — Да таким количеством каши ты всю рыбу в пруду закормишь!
— Актум не агис, — возразил Гней Мус.
— Это точно, — усмехнулся Аверин. — Раз сделал, чего уж переделывать! Не выбрасывать же добро. Ну, пошли?
Вода в пруду у камышей была почти черной. Чувствовалась илистая глубина. Пока Аверин готовил удочки, Гней Мус запустил руки в шлем и ларго ману — щедрой, значит, рукой — разбросал приваду близ камышей.
— Сатис эст! — остановил его Аверин.
— Хватит? — с сомнением оглянулся легионер.
— Сатис, сатис, — подтвердил землекоп. — Ну, с Богом! Ловись, рыбка, большая и маленькая.
Поплевав на червя, Аверин забросил удочку. Забросил свою и Гней Мус. Некоторое время они сидели молча и ожидали поклевки. Аверин вытащил свою удочку и установил глубину побольше.
— Профундис установи! — посоветовал он легионеру. — Профундис минорис!
Гней послушно увеличил глубину — и удачно. Не успел он закинуть удочку, как поплавок дрогнул и, медленно заваливаясь набок, пошел в камыши.
— Тяни! — зашипел Аверин. — Хок агос, Гней! Хок агос! Вытаскивай!
— Грандес, — довольно заметил легионер, вытягивая из темной воды огромного карася, ошалевшего от неожиданной смены среды обитания.
— Крупная рыбка, — согласился Аверин.
— Хок эрат ин волис, — сказал легионер.
— Мечтать не вредно, — снова согласился землекоп, подсекая свою рыбину. — На рыбалке душа отдыхает. Правильно делал, что мечтал.
— Нон сум квалис эрам, — сообщил легионер, вытаскивая очередного внушительного карася. Этот был даже покрупнее первого.
— Конечно, не прежний. — Аверин достал из воды капроновый садок. — Дон, брат, всех другими делает. Кидай своих, я их тоже в садок посажу!
— Натурас бони! — Мус поплевал на червя и закинул снасть.
— Природа у нас замечательная, — снова согласился Аверин. — Вот женишься, углом своим обзаведешься, дети появятся. Что еще человеку надо?
— Женишься? — недоуменно спросил Мус.
— Аморис, — авторитетно сказал Аверин и руками изобразил, как повзрослевший и взявшийся за ум римлянин будет тетешкать ребенка.
— Нуллум! Нуллум! — смеясь, замахал обоими руками легионер. — Кви боно?
— А без выгоды, — философски сказал землекоп. — Хочешь не хочешь, а однажды придется тебе стать патером фамилиас!{17}


Глава восьмая,
в которой рассказывается о римских методах воспитания расхитителей и о том, как в райкоме партии решалась судьба легиона


Новоявленные Плиний Гай Кнехт и Ромул Сервилий Луций вновь проявили свою подлую вторую натуру, продав два медных котла проезжавшим по ростовской дороге цыганам. Чтобы сбагрить казенное имущество, непутевые легионеры угнали в колхозе «Заветы Ильича» трактор «Беларусь». Трактор они тоже пытались продать; цыгане осмотрели его, ощупали, а один даже объехал на тракторе вокруг бензозаправки, но купить трактор дети степей и ветра все-таки не решились.
Котлы же ушли безвозвратно. Ищи в поле ветра!
Раздосадованный утратой воинского имущества Птолемей Прист приказал воров наказать, и ультима ратио — этот последний довод, — волосяной бич в очередной раз загулял по спинам воров и растратчиков. Деньги, полученные за уворованные котлы, преступники уже, разумеется, пропили, и сейчас два пьяных голоса взывали хрипло к милосердию и состраданию:
— Сатис эст! Да хватит же, братцы! Софлицит! Сатис эст! Сатис!
Слушая кающихся грешников, центурион с грустью думал, что рожденного свиньей трудно вразумить даже пер аргументум бацилинум, и плохо верилось в то, что палочные аргументы окажут на завывающих пройдох необходимое воспитательное воздействие.
Впрочем, кво верба нон санат, карцер санат, квос карцер нон санат, вирда санат!{18}
— Сатис эст! — тоненько повизгивал при ударах Ромул Луций. — Сатис! Сатис, суки!
— Сатис! — басовито вторил ему Плиний Кнехт. — Ой, блин, сатис!
Центуриону было смешно и противно наблюдать за экзекуцией. Поймав умоляющие взгляды новообращенных, центурион показал им кулак:
— Квос эго! — хотя и понимал, что слова бесполезны, горба ими не выпрямишь и совести не прибавишь.
О темпоре! О морес! Все-таки воспитывать человека надо, что говорится, ад инкунабулис, то есть с пеленок, иначе из хомо аморсебаратус хабендит не изгонишь.
Со скамеечки за экзекуцией с большим интересом наблюдал старший участковый Соловьев. Михаил Денисович по случаю выходных был в цивильной одежде. Гражданский костюм делал участкового похожим на респектабельного работника торговли старшего звена. Год назад в райпо завезли югославские костюмы, и прежде чем районное начальство проведало о поставках импорта и наложило на свободную реализацию костюмов табу, большую часть разобрали именно торговые работники, а поскольку жена Соловьева являлась старшим кассиром потребкооперации, то и участковому досталось товара из-за бугра.
Сейчас Соловьев сидел на лавочке, попыхивая болгарским «Фениксом», и с любопытством наблюдал за мастерством бичующего. А полюбоваться было чем — бич выписывал замысловатые восьмерки, круги, спирали и впечатывался в обнаженные задницы воров и растратчиков с характерным чмокающим звуком.
Экзекутор в движениях был нетороплив, но резок.
Птолемей Прист присел на скамеечку рядом со старшим участковым, и милиционер торопливо затушил сигарету. Легионеры табака не знали, курящих почитали за наркоманов, а к табачному дыму питали явно выраженное отвращение.
— Мартышкин труд! — сказал старший участковый. — Что толку пороть, если исправить уже ничего нельзя? Раньше их надо было пороть, когда они в школе учились.
Центурион наблюдал, чтобы бичуемым доставалась экс аэкво, коль уж оба одинаково виноваты.
— Федор Борисович просил свою благодарность передать, — сказал Соловьев.
— Грацио, — сказал Птолемей Прист. — Дежурному передай.
— Да она устная, благодарность-то, — смущенно объяснил Соловьев. — Большого подлеца поймали. Эта скотина еще при немцах в гестапо работала, доносы на честных граждан писала!
Все-таки похоже, что в Бузулуцке жили не совсем нормальные люди. Сегодня они сравнивают человека с рыбой, а чуть позже его же со скотиной. Хомо он и есть хомо, даже если душа у него канисная, собачья.
— Я знаю, — с достоинством сказал центурион. — На галлов работал. Во Вторую Пуническую.
— Да нет, — поправил участковый. — С немцами в Великую Отечественную. Говорят, в казнях участие принимал!
— Воздадут по заслугам? — спросил центурион.
— Может, и воздадут, — сказал участковый. — Как подсохнет, его в область повезут. Там и разберутся.
— Пак паки рефери, — задумчиво сказал центурион, глядя, как осторожно и прямо идут после окончания экзекуции новообращенные по территории дворика при казарме. — Равным за равное, Михаил, про боно публио.
— У нас публичных наказаний нет, — грустно сказал участковый. — Вам хорошо — провинился, вы его тут же и выпороли. А у нас наперед столько бумаги изведешь…
В то же самое время в райкоме партии шло закрытое совещание.
— Ради общего блага, — сказал начальник милиции. — И ты заметь, Митрофан Николаевич, надежные хлопцы: драк в городе почти не стало, пьянки сократились, самогоноварение вообще под корень вырублено. Тут для меня есть, конечно, неудобства. Две недели, как по району ни одного преступления не зарегистрировано. Того и гляди из области комиссию направят. У нас ведь как: чуть темпы снизишь — окрик, что хреново работаешь, сводок о преступлениях не даешь — значит укрываешь их от учета…
— Говорят, вы на днях шпиона какого-то словили? — поинтересовался первый секретарь.
— Это не мы, — признался начальник милиции. — Птолемея ребята пособили. Пособник немецкий, во время войны в Ростовской области в гестапо работал. Решил и перед ними выслужиться. А они ребята гордые, от предателей услуг не принимают. Приперся к ним этот сучок со списками коммунистов и активистов, а они его в холодную и нам сдали. Занятный сенеке. Между прочим, мы у него при обыске целую кучу оккупационных немецких марок нашли, аусвайсы разные и немецкую бронзовую медаль «За храбрость». После этого он и раскололся, явку с повинной прокурору на шестнадцати листах написал. Вот подсохнет, мы его в область отправим. Пусть с ним КГБ разбирается!
Митрофан Николаевич посидел, задумчиво барабаня пальцами по столу.
— Списки-то большие? — с натужной небрежностью спросил он.
Дыряев усмехнулся. Все-таки он был опытным сыщиком, хотя и сельского масштаба.
— Есть вы в этих списках, Митрофан Николаевич, — сказал он. — Под третьим номером вы в них значитесь.
— Под третьим? — Голос первого секретаря обидчиво дрогнул.
— А под первым номером у него Соловьев записан, — доложил Федор Борисович благодушно. — И я под вторым. Мишка Соловьев у него в прошлом году самогон изымал, а я на него штраф накладывал. Вот он нас и вывел на первые места.
— Мелкая личность, — сказал как сплюнул Митрофан Николаевич.
Он привычно подошел к окну, постоял, глядя на улицу.
— Подсыхает, — отметил он. — Того и гляди какую-нибудь комиссию принесет. Куда мы наших иностранцев денем?
— А если сказать, что это солдатики на посевную прибыли? — встал за спиной первого секретаря начальник милиции.
— А что? Научим Птолемея на майора отзываться, китель с бриджами да фуражечку я у райвоенкома возьму… А что до языка, то здесь уж совсем просто — скажем, что часть из кавказцев. У них там столько мелких национальных групп, что поверят, за милую душу поверят!
— А потом нам все это боком вылезет, — язвительно сказал Митрофан Николаевич. — Как в области нашу брехню поймут, так сразу наши партбилеты и плакали. Выпрут нас, Федя, со свистом.
Дыряев пожал плечами.
— Тогда выдадим их за студенческий стройотряд, — упрямо предложил он. — Составим фиктивный договор, у меня поддельная печать Махачкалинского университета с прошлого года еще осталась… Комар носа не подточит!
— Ага, — злорадно сказал предисполкома. — Ты на их морды подивись! Знайшов студентов! Краще з табором договор заключить! Строгого режиму. Працуюете над разними там складними проблемами, сушите голову!
— А что? — неуверенно сказал Дыряев. — На филфак они, конечно, не потянут, а вот на физкультурный институт запросто. Там и не такие типажи встретишь!
Митрофан Николаевич побагровел, что само по себе уже было плохим предзнаменованием.
— Ты, Федор Борисович, не на начальника милиции похож, ты больше на великого комбинатора смахиваешь. Все норовишь партийное руководство в какую-нибудь уголовщину втравить!
— Я? — Дыряев широко развел руки, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что он пытается обмерять хозяина кабинета. — Обижаешь, Митрофан Николаевич. Я же хочу как лучше. Узнают про этих римских гавриков — и прощай спокойное жилье. Комиссии понаедут, ученых академиков на дюжины считать станем, иностранцев понаедет как грязи. Мне, Митрофан Николаевич, все одно — дальше пенсии не пошлют, меньше персональной не дадут. О тебе душа болит. Тебе еще район вести и вести к победе коммунизма. А ну как признают, что ты не потянешь в новых условиях?
Начальник милиции был неплохим психологом. Профессия к тому обязывала.
Своими словами начальник всколыхнул тайные опасения первого секретаря. По светофорно побагровевшим ушам собеседника Дыряев понял, что угодил в больную точку.
— Нельзя нам комиссии к себе пускать, — подавленно сказал первый секретарь и тоскующим взглядом окинул меблировку своего кабинета. — И самим неприятности, и район эти комиссии пропьют вконец. Но и твои предложения, Федор Борисович, маниловщиной отдают. Нашел, понимаешь, студентов. Да ты на их морды взгляни, даже не в том дело, что рожи у них бандитские, а в том, понимаешь, дело, что выросли они из студенческого возраста. И солдат из них современных не получится. Забыл, кто у нас служит? Молоденькие у нас служат, нецелованные, а эти, понимаешь, даже на сверхсрочников не потянут.
— А может, это «партизаны»? — просветленно сказал подполковник. — Ну, из тех, которых на переподготовку берут!
— Ага. В костюмчиках «Адидас», — кивнул первый секретарь. — Тут еще голову поломаем, куда эти костюмчики списывать.
— Вы же сами говорили, что по соцкультбыту их проведем!
— А ты смету по соцкультбыту видел? — Митрофан Николаевич утерся цветастым носовым платком. — Слезы ведь, а не смета. Ее даже на шахматы для Дома культуры не хватит. Да, положеньице… Сердцем чую, Федя, подведут они нас под монастырь, эти, понимаешь, императорские безумцы. Что нас может спасти?
Митрофан Николаевич мысли своей не закончил, потому что дверь распахнулась и в кабинет спасителем вошел председатель райпотребкооперации Иван Семенович Сафонов. Иван Семенович был из породы налимов — из любой правоохранительной удавки вырывался. Сколько раз его пытались посадить, но отступались и лишь руками разводили: хитер, братец, не по зубам!
Он прошел на середину кабинета, остановился, с хитрым ленинским прищуром оглядел подавленных руководителей, усмехнулся торжествующе и сказал:
— Ящур нас спасет, господа-товарищи! Ящур!
Пригода долго молчал, потрясенно глядя на Сафонова, а предисполкома сразу вылущил из слов главы районной кооперации здравое зерно и радостно взревел, возбужденно топая ногами и стуча кулаками по столу:
— Да ти гений, Ванько! Я й не знав, що в твоїй дубовій головi можуть виплодитися талановитi думки!


Глава девятая,
в которой районное начальство попадает в щекотливую ситуацию, в Бузулуцк направляется комиссия, а центурион наслаждается домашним уютом


Ящуром болеет и домашняя, и общественная скотина. Общественная болеет чаще. Людям это заболевание не передается, но, обнаружив больную скотину в хозяйстве, зоотехники и ветеринары объявляют в районе эпизоотии карантин. С объявлением его район становится закрытым для посещений, и ни фураж, ни скот района не покидают. Выезжающие автомашины на специальных участках подвергаются дезинфекции и иной санитарной обработке, а блокировать Бузулуцкий район было проще простого. Достаточно было перекрыть дорогу к Синему Ключу и выход на ростовскую трассу. Кто бы ни блуждал по всем остальным проселочным дорогам, неминуемо выбирался к санитарным постам.
Миновать их было невозможно.
Районного ветеринара даже уговаривать не пришлось — он был коммунистом, и коммунистом подотчетным. Поэтому линию партии разделял и поддерживал. Телеграмма о вспышке ящура в Бузулуцком районе ушла в область уже на следующее утро, благо этот вид связи к тому времени уже заработал. К обеду продравшиеся по бездорожью «кировцы» выбросили в намеченных точках санпосты из ветеринаров, милиционеров и общественности. Председатель исполкома Иван Акимович Волкодрало приказал обеспечить их сухими пайками, а чем эти сухие пайки можно было размочить, прихватили сами участники десанта.
Волкодрало в студенчестве поигрывал в СТЭМе, поэтому посты выглядели несколько театрально — дежурившие, исключая милиционеров, стояли в черных спецовках, резиновых, до паха, болотных сапогах и с обязательными бытовыми респираторами. Для чего были нужны респираторы, не мог сказать, пожалуй, и председатель исполкома. Посты бесцеремонно останавливали редких водителей, пытавшихся пробиться к Бузулуцку, и поворачивали их назад.
Утром позвонили с метеостанции, где, как оказалось, работала радиостанция. Обком партии для беседы вызывал первого секретаря райкома партии Пригоду.
В наушниках забился тревожный голос начальника сельскохозяйственного отдела обкома.
— Как обстановка, Митрофан Николаевич?
— Терпимо, Владимир Ефремович, — дипломатично доложил Пригода.
— Падеж большой?
— Две коровы пало, — не покраснев, соврал Митрофан Николаевич. А чего краснеть — радиоволны изображения не передают.
В наушниках посопели.
— В каких хозяйствах допущен падеж?
— В «Заветах Ильича» и в «Залпе Авроры», — не задержался с ответом первый секретарь.
В наушниках опять посопели.
— Режьте! — приказал областной руководитель.
— Кого? — впервые за разговор растерялся Пригода.
— Скотину в этих хозяйствах режьте. Пока она ящуром не заболела. А так хоть план по мясозаготовкам выполните.
Митрофан Николаевич заскрипел зубами, только сейчас сообразив, в какую ловушку завлекла район хитроумная идея главного районного кооператора.
— Так ведь остальной скот здоров, — возразил он. — Здоров. И зоотехники, и ветеринары — все подтверждают. Нет вроде прямой опасности. Чего же здоровую скотину под нож пускать?
Сопение в наушниках стало грозным.
— Когда она заболеет, — сказал начальник сельхозотдела, — поздно будет ее резать! Выполняйте решение партии, товарищ Пригода. Не я — бюро обкома такое решение приняло. Или вы местничеством там занимаетесь и решения бюро для вас не указ?
Честно говоря, для Пригоды и устное распоряжение начальника сельскохозяйственного отдела обкома было законом. Но сейчас, осознав перспективу потери крупнорогатого скота сразу в двух хозяйствах, первый секретарь неожиданно закусил удила и стал дерзким.
— Что? Не слышу! Что вы говорите, Владимир Ефремович? Я вас не слышу! Связь! Дайте связь! — закричал Пригода, осознав, что потеря связи с областным центром — единственная возможность сохранить в названных им хозяйствах скотину. Бюро обкома — это нечто вроде стаи волков: коли решили сожрать, то сожрут непременно. Партийная дисциплина! — Повторите! Не слышу! — надрывался Митрофан Николаевич, не обращая внимания на грозный и ясный голос областного руководителя, который сейчас грозил ему самыми страшными карами вплоть до строгого выговора с занесением в учетную карточку. — Повторите, Владимир Ефремович, что вы сказали?!
Суматошливая настойчивость первого секретаря сказалась и на представителе обкома.
— Алло? Алло? — принялся вопрошать эфир далекий Владимир Ефремович. — Митрофан Николаевич, ты меня слышишь? Алло, твою мать!
Осознав, что радиосвязь с райцентром безвозвратно утеряна, представитель области нарушил все правила радиообмена и разразился в эфир такими изысканными оборотами ненормативной лексики, что ему мог позавидовать любой заключенный, пробывший в местах не столь отдаленных не менее десяти лет.
— Выключай рацию! — приказал Пригода радисту метеостанции. — Видишь, что связи нет?
Радист молча смотрел в угол.
— Связи нет! — крикнул ему в ухо первый секретарь. — Нет связи! Ты меня слышишь?
— Слышу, — после паузы ответил радист, тяжело вздохнул и добавил: — С такой связью район точно без коров останется!
Митрофан Николаевич подумал и печально сказал:
— А резать один хрен придется. Иначе они с меня три шкуры за невыполнение плана мясозаготовок снимут. И промычать в свое оправдание ничего не успею.
«Стат про ратионе волюнтас», — уныло подтвердил внутренний голос, и Митрофан Николаевич даже не удивился его латыни. Впрочем, чему было удивляться — какие уж там разумные основания, волюнтаризм кругом был чистейшей воды.
Пока первый секретарь райкома партии Митрофан Николаевич Пригода пытался нарушить партийную дисциплину и соврать обкомовскому представителю, центурион Птолемей Прист взбежал по ступенькам дома Клавдии Ступаковой.
Клавдия — что за чудное имя? императорам впору! — ждала его, это видно было по ее тугим пунцовым щечкам с кокетливо играющими ямочками, по выразительным вишенкам ничего не скрывающих глаз, по обтягивающему ее сбитую фигурку платью, совсем неподходящему для уединенной домашней встречи. Похоже было, что Клавдия надела все свои украшения. Она стояла в горнице, сияющая, как египетская царица.
— Птолемей Квинтович! — с нежным упреком сказала Клавдия. — Что же вы так долго не заглядывали? Амор нон эст медикобилис хербис!
Да, в этом она была права: нет таких трав, чтобы любовь вылечить.
Птолемею льстило нежное внимание женщины. Старый солдат, принимавший участие во многих рискованных и даже опасных походах, он, интер мок говоря, ожидал нечто подобное. Ожидал и боялся. Его самого сжигала фебрас эротика, оживающая в каждом мужчине при виде красивой женщины, которой он уже однажды обладал.
— Хомо пропониб, сед деус диспонинт, — сказал он, с удовольствием разглядывая хозяйку.
— Плохо вы предполагали, Птолемей Квинтович, — еще гуще порозовев и счастливо улыбаясь, упрекнула Клавдия. — А у нас, русских, говорят: на Бога надейся, а сам не плошай.
«Каве!» — сказал центуриону внутренний голос, но Птолемей Прист был слишком влюблен, чтобы осторожничать. Укоры Клавдии заставили старого солдата ощутить калпа белус, но эти легкие угрызения совести заглушил стук влюбленного сердца.
В глубине души Птолемей Прист понимал, что о Клавдии нельзя было сказать традиционной римской формулы: дома мансит, ланам фецит! Вряд ли Клавдия сидела дома, а тем более пряла шерсть. Не для ее нежных пальчиков было это грубое занятие. Птолемей Прист преданно уже смотрел на Клавдию, хорошо понимая — эссе фемина!
— Манибус пурис? — поинтересовалась фемина.
— Чистые! — с удовольствием сказал центурион по-русски и для убедительности вытянул перед собой руки с растопыренными пальцами.
— Боно! — удовлетворенно сказала Клавдия. — Садись, Птолемейчик, повечеряем.
Центурион знал толк в пирах, когда обед в шесть блюд казался скудным и бедным. Перемен у Клавочки было три: суп, в котором гранде репетита была смешана с морковью и неизвестным центуриону овощем{19}; все это было кум гранд солус; распаренная гречиха с жареной птицей, да вместо вина был большой кубок с холодным коровьим лактис; но все это сопровождалось такими нежными улыбками, что, интер нок говоря, Присту подаваемые женщиной перемены казались базилевским угощением.
— Боно! — счастливо вздохнул центурион и решительно отодвинул кубок с холодным дактис. — Баста!
Взгляды их встретились. Центурион протянул руку и огромной лапищей накрыл маленькую ручку женщины. Клавдия зарделась, но руки своей не убрала.
Что говорить — амор омнибус инем!
Центурион притянул хозяйку к себе, посадил ее на колени и заговорил по-своему — быстро и горячо. Клавдия мало что улавливала в страстной и сбивчивой речи центуриона, и только нежные воркующие интонации его голоса были женщине путеводной звездой — любит ведь, любит, морда римская!
— Амор, — подтвердил и центурион, с римской прямотой разрубая запутанные любовные узлы.
Солус кум сола, ин боко ремоло, нон когитабунтур ораре Овидиус. И в этом древние римляне были правы. Не станет влюбленная парочка, оказавшись наедине, читать Овидия.
Впрочем, Евтушенко с Беллой Ахмадулиной, а тем более Николая Горбачева они читать тоже не станут.
Прямо скажем, это была пар нобиле фратрум!
Уже в постели Птолемей Прист отчетливо понял, что дома Клавдия с юности не сидела, а шерсть тем более никогда не пряла.
Честно говоря, Птолемею самому сидеть дома не приходилось. Знавал он и обстоятельных галлок, и знойных темнокожих нумидиек, и толстозадых, перепачканных сладостями капризных персиянок. Путешествуй — и ты увидишь весь мир! А уж больших любителей попутешествовать, нежели римские цезари и их неугомонное воинство, и придумать было трудно.
— Аут нон тентарис, аут перфике! — с нежным упреком простонала Клавдия, чтобы еще через несколько минут удовлетворенно пробормотать: — Aгe кво агис!{20}
Что говорить? Знала ведь, чего выучить по-латыни. Точно подмечено, дома не сидела и шерсть не пряла!
Акцент у нее был чудовищным, и потому страстные слова женщины требуют определенного перевода, который и будет приведен ниже.
Услышав эти слова, центурион едва не задохнулся от аморис абундантиа. Да не буду я переводить, от чего задохнулся центурион. Всяк бывавший в постели с любимой женщиной, несомненно, догадается, от чего задохнулся влюбленный Птолемей Прист. Чувства, они, товарищи, везде и всегда одинаковы и особому переводу не подлежат.
Там, где прошла знойная зрелость, разумеется, нечего делать пылкой юности. Нет, все-таки они были достойной парочкой! За ночь центурион убедился в этом не раз.


Глава десятая,
в которой рассказывается, как рождаются заговоры, мимоходом лягается Алан Чумак, описываются мечтания Плиния Кнехта и автор рассуждает о доступности простым россиянам блатной терминологии


Ромул Луций и Плиний Кнехт сидели на берегу пруда и плели заговор. Чему удивляться — заговоры всегда рождаются в горячих головах недовольных. А причины для недовольства у Ромула Луция и Плиния Кнехта, что называется, горели… м-м… как бы это деликатнее выразиться… горело, одним словом, пониже поясницы.
— Люпусы позорные! — горячился Плиний. — Я ему говорю — сатис, осознал я уже, прочувствовал, блин! А он все, канис поганый, хлещет! И говорит, что тюрьмой меня не исправить, только побоями. Нет, ты мне, Ромка, скажи — на хрена мы в ихний легион вступали? Где они, обещанные сестерции? За неделю нас четыре раза выдрали, а в карманах ни шиша! И ад воцем сказать, за что выдрали? Первый раз, — Плиний загнул палец, — за пьянку в термах. Надо было, видите ли, разбавленным вино пить. А я виноват, что ихнюю воду мой организм не принимает? Нет, Ром, ты скажи — это по-честному? Центуриону, видите ли, можно закладывать, а нам нельзя.
Кнехт горячился, размахивал длинными руками, и от этих движений синяя русалка на его груди то и дело плескала мощным хвостом, словно пыталась спрыгнуть с нее в тихие воды поросшего камышом пруда. Ромул Луций сел на пригорок и вздохнул:
— Так у них, Плиня, и поговорка такая есть: что положено Юпитеру, то не положено быку.
— Слыхали! — жарко вскричал Кнехт. — Кво ликет Юви, нон ликет бови! Но и наоборот ведь говорится, Рома, кво ликет бови, нон ликет Юви! Но ведь они, козлы, только в свою сторону считают! Второй раз нас за что выпороли? За пререкания с корникулярием. А мы пререкались? Нет, Ром, ты честно скажи — мы пререкались? Мы ведь не пререкались, мы его понять хотели, хрена однорогого. Жениться не успел, а рог уже вырос. Погоди, баран однорогий, ты только женись, у тебя не только второй рог вылезет, они у тебя еще на голове куститься станут! Я ему в шутку сказал, Рома, а меня пороть поволокли. Тебя, спрашиваешь, за что выдрали? Тебя, Рома, за дело отодрали. Не надо было, блин, над несчастьем товарища смеяться!
— Да я не смеялся! — возразил Ромул Луций.
Плиний Кнехт спокойно и нехорошо осмотрел товарища и согласился с ним.
— Правильно, Рома. Ты не смеялся, ты, блин, ржал не хуже колхозного жеребца! Ладно, братила, оба мы с тобой обиженные. В третий раз нас за плохо вычищенные котлы сечь приказали. А сами они их чистить пробовали? Патриции гребаные! Экономят все, на пасту ни одного сестерция не выделили. А ведь списали они на это бабки, точно списали, Рома, это я тебе говорю. У кассира морда воровская и глаза такие, что я ему не только кассы, поля убранного охранять не доверил бы. Сами денежки, блин, гребут, а нас с тобой в кнуты! И правильно мы, братан, сделали, что котлы эти цыганам продали. Все равно мы их отчистить как следует так и не сумели. В любом случае нас под кнут послали бы, а так мы хоть копейку, блин, за наши побои срубили, не так было обидно очко под кнут подставлять! А дальше что? Что дальше, Рома? Жалованья нам не платят, в насосники, блин, загнали, воду им, козлам, в термы качать. Да нас с тобой в рабы записали, Рома, в рабы, а не легионеры! Рабы мы, Рома, чтобы у этого корникулярия второй рог вырос!
Плиний Кнехт досадливо метнул в тихие воды пруда плоский камень, и тот заскакал по темной поверхности, оставляя за собой расходящиеся круги.
— А что делать? — печально спросил Ромул Луций. — Я у одного старика уже спрашивал, как из легиона на дембель уйти. Знаешь, что он мне сказал? Только смерть может освободить от почетной службы в легионе. Понял? Только смерть!
— Что ж нам ждать, когда они нас до смерти запорят? — уныло сплюнул в воду Плиний. — И так уже все очко в шрамах!
— Дезертировать надо, — авторитетно сказал Ромул Луций. — И рвать когти из района. Ты говорил, что у тебя тетка на Урале живет?
— А поймают? — вздохнул Кнехт. — Хорошо, если только выпорют. К этому мы, блин, уже привыкли. А если за дезертирство у них другие наказания?
Ромул Луций помолчал, задумчиво глядя на камыши.
— Децим, что без риска не обойтись, — сказал он. — Районное начальство их прячет, карантин объявили, чтобы в Бузулуцк никого не пускать. Значит, кто-то должен до области добраться, глаза там людям раскрыть. Явимся мы с тобой в областную ментовку или в КГБ, доложим, как разведчики, мол, вскрыли появление незарегистрированных вооруженных иностранцев на территории Бузулуцкого района. И не только, братила, вскрыли, но и внедрились в их ряды для выявления коварных намерений захватчиков…
Плиний Кнехт не то всхлипнул, не то засмеялся.
— Ну, Рома, да ты чудила на букву «М». Ты посуди сам. Явимся мы к ментам, расскажем им про римлян древних. Ты бы в такое поверил? Хрена лысого ты бы в это, Рома, поверил! А если в области в ментах сплошные дебилы сидят и они нам поверят, то для проверочки один хрен Дыряеву позвонят. И чем все закончится? Психушкой это все, психушкой закончится! Какие римляне? Какие мечи? Пропишут нам, братан, смирительные тельняшки и уколы в задницы наши многострадальные делать начнут. И будем мы в психушке клопов давить, пока от санитаров шарахаться не начнем. Здесь тебя за неделю четыре раза выпороли? Там, братан, за день недельную норму выписывать будут. У меня дядя с Тростяновки в психушке лежал, уж он мне порассказывал о порядочках в дурдоме! Будут нас там, Рома, п…ть. В лечебных, блин, целях. Ты об этом подумал?
— Может, ты и прав, — печально согласился Ромул Луций. — Только нам с тобой и здесь ловить нечего. Я уже сидеть не могу от ихней педагогики. И самогону — хоть весь Бузулуцк обшарь — хрен найдешь. Туган подходит, братила!
— А все ты! — внезапно обозлился Плиний Кнехт. — Юрисдикция цезаря! Юрисдикция цезаря! Цезарь далеко, а центурион близко. Знал бы заранее, я бы к их казармам ближе километра не подошел бы! В сестерциях будем жалованья получать! — похоже передразнил он Ромула. — В плетях мы его, блин, получаем. Согласно ведомости!
Ромул Луций хотел что-то возразить, но передумал. И вовремя — по дороге к пруду шел корникулярий. Корникулярий был в спортивном костюме, но офицерское свое отличие в каптерку не сдал — рог на шлеме блестел не хуже шпиля на ленинградском Адмиралтействе.
— Ша, Плин! — бросил Ромул, вскакивая. — Погнали воду качать. Идет эта гнида однорогая! Засекет, что сачкуем, опять после вечерней поверки к ликторам пошлет. У меня очко не железное, ему, не как сердцу утесовскому, покоя хочется.
Они взялись за красный пожарный насос, заставляя воду пениться и шипеть в трубе. Ручной насос римляне конфисковали в местной пожарной специально для обеспечения работой провинившихся. Скучать Плинию Кнехту и Ромулу Луцию не приходилось.
Корникулярий, увидев их за работой, остановился, понаблюдал из-под руки, что-то одобрительно крикнул и повернул по направлению к школе, где располагались римские казармы.
— Слышь, Плин, — работая насосом, сказал Ромул Луций. — А может, в самом деле не надо воровать и водку жрать? Как там корникулярий нам говорил: живи по уставу — обретешь ты честь и славу. Вдруг он прав? А?
— Для дураков все это, Рома! — Плиний Кнехт выпрямился и утер рукавом спортивного костюма трудовой пот со лба. — Кто смел, тот и съел. Вот если бы мы ихнюю кассу с сестерциями взяли, тут бы нам, братила, и была бы честь и слава!
— Да на хрен нам ихние сестерции? — хмыкнул Ромул Луций. — Что на них купишь? Головку от патефона?
— Не, братан, — сплюнул в воды пруда Плиний Кнехт. — Тупой ты все-таки, извини, братила, я хотел сказать, не тупой, а неразвитый ты все-таки. Эти сестерции в наши дни антиквариат, за них сейчас хорошие бабки срубить можно!
Нет, сколько же у нас все-таки еще осталось мечтателей, верящих в пещеру Али-бабы, в джиннов и домовых, в заговоренные клады и просто в знахарей и магов. Вон один только Алан Чумак сколько воды людям с телевизора зарядил! И ведь верили же, давились в очередях на его целительные выступления. А он, между прочим, не ваши баночки, граждане, заряжал. Он свой банковский счет заряжал.
Дошло до того, что по Сибири, говорят, гастролировал парень один под именем Чумака. И что удивительно, он ведь тоже полные залы собирал и даже документы у него никто ни разу не проверил! Есть еще люди в русских селениях! Они навроде аверченского городового, который из всех полезных обществу людей выбрал старого еврея, который из пятаков шоколадки изготовлял посредством аппарата и происходящих в нем химических реакций.
Ромул Луций и Плиний Кнехт были именно из таких граждан. Их у нас много еще, желающих без особого труда на чужом горбу в рай прокатиться. При разговоре о сестерциях, за которые можно срубить хорошие бабки, глаза у Ромула Луция жадно и оживленно заблестели.
— А ты что — знаешь, куда их скинуть? — спросил он.
— Был бы товар, — туманно отозвался Плиний Кнехт, — а купец всегда найдется!
Забыв про насос, они сели на берегу пруда и зашептались, прикидывая, куда они потратят вырученные от реализации древних монет деньги. Ромул Луций в мечтах не уходил дальше грандиозной попойки с обнаженными блондинками в Гаграх. Сам он там никогда не был, но по телевизору все выглядело заманчиво и прекрасно. И, откровенно говоря, сам Ромул резонно полагал, что блондинки с коньяком морского отдыха испортить не могут. Плиний Кнехт был воображением побогаче — он представлял себе покупку белых штанов и отъезд в Рио-де-Жанейро, куда так стремился герой единственной книги, прочитанной Кнехтом еще в десятом классе. Нормальный был анархист, балдежник такой, ну прям красная шапочка. Гнедой афер. Академик, блин. Можно сказать, борзой аллигатор. Умел баки забить. Классно бороду пришивал. Остап его звали. Точно, Остап Балдерис. Сначал он за стульями гонялся, потом жука одного подпольного с лимонами зашпилил, крутые бабки снял и за бугор подался, но его на границе румыны обули. Все, блин, отняли и до этого самого Рио-де-Жанейро не дали докандехать, козлы. Пацаны с ним клевые были. Балаганов Саня и Паниковский. Помнится, читая эту книгу, Плиний Кнехт животик надорвал. Но арбуз, честно говоря, только у этого самого Остапа Балдериса варил. Остальным только на вассере стоять. Больше чем на атасника никто из них не тянул. Только гири тырить были способны да базары гнилые вести. Бакланье, одним словом. А он, Плиний Кнехт, не фраер, для него и балдоха по-особенному светит. Он своего добьется. Отслюнявят ему барыги балабаны за сестерции эти, он сразу с этим воздухом на бан рванет и крылышками только мусорам помашет. Не все же им банковать! Не будет Плиний Кнехт шестеркой, сам в батары выйдет! Будет в солнечном Рио положняком жить, шикарным зарубежным прошмандовкам палки кидать, бухало только самое крутое без гамырок, шмотье от Кардена, и никаких гапонов рядом. А если ему гравюры вправят, то Плиний Кнехт их быстро в гребни захезанные произведет, никакой зоны не понадобится!
Раскатал Плиний Кнехт губы, прикинул, как в зарубежной столице гужеваться будет с тамошними давалками, и до того у него на душе хорошо стало, словно двинулся он или ширнулся. И напрасно он в расслабуху пошел. Рядом послышался пронзительный фальцет корникулярия, и, еще не открывая глаз, Плиний Кнехт поймал расклад: влипли, блин,ту на складку не уйдешь,пороть будут однозначно!{21}


Глава одиннадцатая,
в которой рассказывается о мучительных размышлениях бузулуцких руководителей и гениальном озарении председателя исполкома И. А. Волкодрало


Митрофан Николаевич Пригода обошел председателя исполкома кругом, глядя на него с тихой ненавистью. В Древнем Риме тех, кто приносил плохие вести, бросали львам и тиграм на закуску. Ни львов, ни тигров в Бузулуцке не было, а если бы они и были, то никто бы не понял желаний Митрофана Николаевича, будь он даже не первым, а единственным секретарем райкома. Кормить хищников руководителями, пусть даже районного масштаба, было недопустимо. Мало ли что в плебсе говорят! Слава Богу, у нас не Рим и не арабские халифаты! Иван Акимович понимал состояние первого секретаря, он и сам бы без особой радости отнесся к тому, кто сообщил бы ему о направленной из области комиссии. Хитроумная затея с карантином пошла прахом. Она рушилась на глазах и грозила похоронить под своими обломками создателей.
— Хто ж розумів, Николаич, що усе воно такі повернеця? — развел руками предисполкома. — Хотілось же як краще!
— А получилось, как всегда! — ядовито сказал Пригода. — Теперь по вашей милости и коров резать приказали, и комиссию в район направили! На кой ляд мне в районе областные уши и глаза?
Иван Акимович пригорюнился. Уж он-то на своей шкуре испытал, что такое обкомовские чрезвычайки. Еще и Богу свечку поставишь, что на дворе не сороковые! Помнится, у те роки после одной комиссии все руководство соседнего Кагановичского района як бик слизав.
Надо отметить, что Иван Акимович был руководителем советской закваски и перековываться в соответствии с мудрыми указаниями недавно назначенного Генерального секретаря ЦК КПСС не спешил. Хто знает, як все воно повернеця?
При перестройке — главное не спешить. Уж лучше догонять, чем заплутаться!
Осторожный и мудрый был Иван Акимович, потому и просидел на своем посту добрых тридцать шесть лет. Еще з млодых хлопцив начинал, тогда дуршв на таких постах не держали.
— Тільки хлопоти от этой иностранной солдатни, — пригорюнился предисполкома. — Ни найкрайщой выгоды!
— Мыслитель! — фыркнул Пригода. — Я, что ли, их приглашал? А теперь что?
Волкодрало опять подумал, морща лоб и щурясь от старательности.
— А если в пионерлагерь отправить? — от внезапного озарения забыв рідну мову, предложил он. — Все одно он еще пустует. Учатся детишки пока еще. Когда еще заезд будет! А мы их в лагерь, пусть комиссии по городу шастают, не найдут они ни черта!
Пригода продумывал предложение председателя исполкома ощупывающе и осторожно. В румяном яблочке тоже бывает червоточинка! Предложение Волкодрало было заманчивым, и изъянов в нем видно не было. Правильно говорят: с глаз долой — из сердца вон!
— Мысль, конечно, стоящая, — одобрил он задумчиво. — Только вот как их в лагерь вывезти? Под каким соусом?
Волкодрало задумчиво и огорченно посопел.
— Думать треба, — согласился он. — Це ж забугорні громадяне! 3 мене філософ поганий. Що робити?
— Ты мне эту хохлацкую мову брось! — строго сказал Пригода. — Я сам, понимаешь, с Николаевщины, а язык не ломаю.
Волкодрало промолчал, но украинские интонации в голосе его исчезли. Крепка и тверда партийная дисциплина. Колы батько приказал, на эсперанто изъясняться станем.
— Просто их не возьмешь, — мягким южным говором сказал предисполкома. — Им не прикажешь, Митрофан Николаевич, они сами прикажут кому хочешь, за милую душу! На той неделе они у моей свояченицы самогон изъяли. Триста литров браги свиньям скормили, подлецы! И что обидно, Митрофан Николаевич, они ведь к Надьке с милицией пришли. А милиционеры хоть и знали, к кому пришли, а акт составили. Все изъяли — и емкости, и аппарат, и самогон готовый. А ты сам знаешь, какой у Надюхи самогон! Сказочная фантазия, а не напиток. Спичку поднесешь — полыхнет, як нефтяная скважина. Я сразу к Федору Борисовичу побег, и ты знаешь, что он мне ответил?
Пригода поморщился.
— Хреновину ты несешь, Иван Акимович. Я тебя о деле спрашиваю, а ты пургу метешь. Какая брага? Какой самогон? Я тебя спрашиваю, что нам с этими римскими бандюгами делать? Ты об этом подумай, хрен с ним, с самогоном, пшеницы да сахара на наш век хватит!
Волкодрало обиделся.
— Конечно, — желчно и печально сказал он. — Не свое, так и не жалко!
Пригода сел в кресло, дотянулся до графина и шумно выпил стакан воды.
— А Клавка твоя где? — спохватился предисполкома. — Неужто уволил?
— Не соответствовала она требованиям, — туманно сказал Митрофан Николаевич.
Иван Акимович улыбчиво шевельнул усами.
— Это ж с какого времени? — поинтересовался он лукаво. — Вчера, значит, соответствовала, задом в приемной крутила, а сегодня, значит, требованиям не отвечает? С чего это они так возросли, Николаич?
Он вдруг просветленно охнул и догадливо прикрыл усы рукой.
— Римлянин? Птолемей который?
— Не ерунди, — нахмурился первый секретарь. — При чем тут римская солдатня? Просто не отвечает Клавдия Гавриловна высоким требованиям звания советского партийного работника. Не работала она, понимаешь, над своим уровнем, не держалась достойного имиджа. Ладно, — махнул он рукой. — Хватит о бабах, Ваня. Что делать с этими древними иностранцами будем? Не с милицией же нам их в лагерь отправлять? Да и не поможет она нам в этом.
— Зачем же с милицией? — посерьезнел предисполкома, и неожиданная лукавинка вдруг снова заиграла в его взоре. — Погоди… погоди… Вот именно с милицией мы их и отправим! Обязательно с милицией!
— Да ты сдурел? — вскипел Митрофан Николаевич. — Да они нашу милицию по кочкам понесут! А может, и нести не понадобится, они с милицией сдружились уже, вместе дежурят, дебоширов разнимают. Самогонку изымают, — напомнил он. — Невзирая, значит, на чины и ранги.
— Отольются им мышкины слезки, — туманно пообещал Волкодрало. — Но тут ты, Митрофан Николаевич, не прав. Мы их с милицией отправим. Под ручку, так сказать. Вместе дежурили, вместе и на соревнования поедут!
— Нет, Ваня, ты уже окончательно сдурел, — поставил диагноз первый секретарь райкома и осекся. — Как ты сказал? Куда они поедут?
— В пионерлагерь имени Дзержинского, — довольно потер руки Волкодрало. — На спортивные состязания. Как они у них называются? Олимпиадами?
— А хрен их знает, — сказал первый секретарь. — Вроде олимпиады были у греков, а у этих… Да нехай будет Олимпиада, лишь бы подальше от глаз чужих!
Хорошие идеи редки. Когда они приходят в голову, человек ощущает себя гением. Не был исключением и Волкодрало. А шо? Кожна люди-на, кожен звичайний сіяч, чи садовник, чи робітник, — філософ. Тільки він не пише трактатів.
Подполковник Дыряев в замысел руководителей района вник сразу.
Доведенные до него Митрофаном Николаевичем идеи подполковнику пришлись по душе. Во-первых, это давало ему совершенно официальные основания переложить все на плечи своего заместителя. Во-вторых, это позволяло ему отдохнуть от необременительного, но иногда приедающегося семейного быта. В-третьих, сразу решались все проблемы и осложнения с комиссиями, если таковые объявятся в Бузулуцке. И наконец — возможно, это было самым главным, — отъезд на природу давал возможность оглядеться и подумать о будущем. А оно вызывало опасения именно своей кажущейся безмятежностью. Борьба с самогонщиками привела население района если не к трезвому образу жизни, то к значительному его отрезвлению. А это в свою очередь сказалось на уличных и бытовых ссорах, семейных скандалах и, как это ни странно, повлекло за собой сокращение краж из коллективных хозяйств. Для чего воровать, скажем, комбикорм или отруби, если за них и бутылки не выручишь?
Первоначально активность римских легионеров едва не вывела бузу-луцкую милицию в передовые подразделения, но уже впоследствии бурный ручеек правонарушений все мелел, и все чаще отсутствие показателей в борьбе с преступностью, а тем более почти полное отсутствие таковой, вызывало справедливые нарекания областных руководителей, полагавших, что там, где живут люди, преступность обязательно пускает свои криминогенные корни. Как сказал на одной из коллегий начальник Управления внутренних дел Андрей Чегеварович Айрапетян, преступности нет только среди пингвинов, и то только потому, что в Антарктиде невозможно купить ни водки, ни анаши.
Требовалось найти золотую серединку, чтоб и областные волки были, так сказать, сыты, и районные овцы целы. А для этого следовало крепко подумать и, возможно, даже кое-что обсудить с руководителем выходцев из прошлого. Поэтому необходимость выезда в пионерский лагерь для проведения римско-советских игр — наподобие Игр доброй воли — начальник районной милиции Федор Борисович Дыряев воспринял как руководство к действию и прямо из райкома партии отправился в милицию, чтобы дать личному составу необходимые указания и разъяснения.


Глава двенадцатая,
в которой рассказывается об изменениях в жизни провинциального городка Бузулуцка, о создании Гладышевым аллеи Цезарей, о причинах плохого настроения корникулярия Феста, из-за чего очередной раз были наказаны Плиний Кнехт и Ромул Луций


Бузулуцк преображался.
Вслед за строительством терм и водопровода легионеры начали наводить порядок на улицах городка. Правонарушители уже не штрафовались, а получали свои пятнадцать суток, чтобы за то время не только осознать недостойность своего поведения, но и приложить все силы к благоустройству улиц и площадей Бузулуцка.
Особенно изменился центр городка. От улицы Ленина до Центральной площади протянулась вымощенная булыжниками аллея, вдоль нее стояли гипсовые бюсты римских императоров, которые сноровисто ваял ставший городским скульптором Степан Гладышев. В лунные ночи аллея выглядела жутковато, римские цезари выходили у учителя рисования похожими на малые народности Кавказа, а огромные горбатые носы бюстов, в зависимости от взглядов критиков, могли послужить обвинению в яростном антисемитизме или, напротив, — в столь же оголтелом сионизме.
Рентгенолог Бузулуцкой районной больницы Кирилл Адамович Хожацкевич, променявший в юности белорусские леса и болота на степные просторы Придонья, в центральной части города бывал редко. Причины к тому у него были. Вернее сказать, что у него не было особых причин выбираться в центр города. Однако с процветанием в городе сухого закона Кириллу Адамовичу приходилось в поисках любимого напитка забираться все дальше от дома. Однажды в состоянии бездумного оживления, уже ближе к полуночи, Кирилл Адамович забрел на аллею Цезарей, которая была погружена во мрак, потому что лампочки близлежащих фонарных столов были разбиты малолетними хулиганами. Бывшая у Дома культуры на посиделках молодежь сначала услышала дикие крики Кирилла Адамовича: «Все на одного! Да? Все на одного, сволочи!», потом послышались гулкие удары, и все увидели бывшего белоруса, ощутившего себя отчаянным казаком. Хожацкевич держал в руках толстый железный прут, а его одежда и лицо были в мелкой гипсовой пыли, от чего Кирилл Адамович сам напоминал памятник, сошедший с пьедестала. Рентгенолог дико и безумно озирался, и было видно, что он способен сейчас не просто на геройский поступок, а на подвиг, вступив в битву с хамски ведущими себя лицами кавказской национальности. К тому времени благодаря средствам массовой информации этот термин уже начал приживаться среди населения страны, заменяя более грубые названия, бытовавшие в Придонье.
Безумная храбрость врача стоила аллее Цезарей десятка разбитых бюстов. Дежурившие в центре милиционеры справедливо посчитали Кирилла Адамовича нарушителем общественного порядка, а судья поутру опрометчиво оценил мужественное поведение героя в десять суток. Однако уже через двое суток стало ясно, что цезарей на аллее хоть пруд пруди, тем более что Гладышев сноровисто восполнил потери среди них новыми отливками, а рентгенологов в районе явно не хватает.
По ходатайству руководства больницы Федор Борисович Дыряев разрешил рентгенологу отбывать административный арест на основной работе, резонно рассудив, что более вредного и тяжелого производства в районе все равно не найти. Воспрянувший духом рентгенолог, однако, тут же потребовал, чтобы ему засчитывали сутки за трое по причине того же вредного производства, и только угроза Дыряева взыскать с рентгенолога ущерб за разбитые бюсты и явно завышенная Гладышевым оценка своего творчества несколько урезонили обнаглевшего врача.
Месяца не прошло со времени появления легионеров в Бузулуцке, а архитектура городка уже претерпела определенные изменения.
Не редкостью стали уже перистили — внутренние дворики с цветами, обнесенные ребристыми колоннами с узорчатыми портиками.
На Центральной площади сразу за аллеей Цезарей появился комбиций — возвышенная часть форума для проведения народных собраний.
Колхозный рынок стал местом всех торговых сделок; блещущий чистотой, коей немало способствовали «суточники», он быстро обрел популярность среди бузулукчан, которые уже называли его на римский манер базиликом.
Среди модниц Бузулуцка большую популярность завоевывали котурны — высокие сапоги с раструбами.
Улицы и кварталы жители Бузулуцка меж собой называли сигиллариями. Даже пьяницы, собиравшиеся у пивной на втором участке, опасливо оглядевшись и убедившись, что легионеров поблизости нет, спрашивали друг друга:
— Ну что, квириты, сообразим на троих?
Некоторые римские слова и выражения прочно входили в лексикон бузулукчан. Многие называли деньги не иначе как аргентариями, а кошелек — крименой; девушек романтично начали называть вирджиниями, пьяницы обрели благозвучное имя бибентисов, а колхозников зачастую называли кампихомами, соединив латинское название сельскохозяйственных угодий и человека.
Часто можно было услышать, как один бузулукчанин говорит другому, что не хрена со своими лексами в чужой дом соваться или что ты свои лексы устанавливаешь, матер туа! Но, пожалуй, это было самым безобидным из усвоенного жителями Бузулуцка от выходцев из прошлого.
Присутствие римских солдат в городе становилось все более заметным, и Дыряев все чаще задумывался о возможных последствиях этого невероятного вторжения и примерял к нему свою будущую судьбу. Будущее тревожило Федора Борисовича своей неопределенностью, но он успокаивал себя мыслью, что люди живут и на пенсии, а уж его-то точно дальше гражданки не пошлют и больше пенсии не дадут. И что было самым приятным — меньшая пенсия ему тоже не грозила.
И все-таки не хотелось начальнику милиции, чтобы приехавший из области чин спросил его насмешливо:
— Перед кем спину ломаете, товарищ подполковник? Перед древним Западом преклоняетесь?
Корникулярий Квинт Курций Фест был не в самом добром расположении духа.
Явно наступали дни, которые никому бы не пришло в голову отметить белым камешком. Дисциплина в подразделении падала, по утрам уже не все легионеры появлялись в гимнасии, чтобы укрепить дух и сделать здоровым тело. Просматривались явные реформы к худшему. Экс темпоро требовалось сделать что-то неординарное, как-то встряхнуть легионеров, оторвать их от засасывания в трясину провинциальной жизни.
Войдя в казармы, корникулярий хмуро огляделся и пробормотал, ни к кому персонально не обращаясь:
— Превратили казармы в лупанарии!
Да, все внутри в казармах напоминало не воинское помещение, а публичный дом. Особенно красотками, вырезанными из журналов и любовно развешанными легионерами на стенах. Висели на этих стенах и нестареющая Джейн Фонда, и обаятельная Синди Кроуфорд, нашлось на стенах место для Шэрон Стоун и Наташи Негоды, и множество других менее именитых, но столь же грудастых и длинноногих див подмигивали легионерам по вечерам: «А ты приобрел себе новый «Плейбой»?»
Пройдя в каптерку, корникулярий содрал ненавистные штаны, облачился в доспехи и трижды подряд исполнил римскую строевую песню, от проникновенного припева которой перехватывало в горле от гордости за империю.
Славлю цезаря! Славлю цезаря!
Славлю смертью своей в бою!


Исполнив песню, корникулярий вытер слезы, снял форму и вновь облачился в презираемые штаны.
— Вина! — приказал он, и каптерщик торопливо подал чашу.
Корникулярий отпил глоток и выплеснул содержимое в мордатого хозяйственника.
— Почему вино неразбавленное? За скота меня считаешь?
От промаха каптерщика настроение испортилось еще больше. Квинт Курций Фест прошелся по казарме.
Общение с местными контрактниками не прошло даром для солдат. Двое легионеров, сидя за столом, увлеченно играли на пальцах в «тюремное очко». Этой игре римлян научил Плиний Кнехт. Несмотря на ее примитивность и то, что шевелить пальцами при разговоре в легионе считалось неприличным, игра прижилась и получила распространение, хотя корникулярий строго наказывал за нее легионеров.
Заметив начальство, легионеры немедленно прекратили свои манипуляции, но поздно — злорадно усмехаясь, Квинт Курций Фест назначил их на уборку помещения, которая в легионе считалась занятием неблагородным и нудным.
Настроение корникулярия несколько улучшилось, и, отправив еще двоих провинившихся на очистку Американского пруда от тины, Курций Фест начал улыбаться.
«Эст модус ин кебус, — думал он. — Я не допущу, чтобы о легионе пошла мала фама. Плохая молва не делает чести солдату, и если центуриону Присту эта честь не дорога, то я беспощадной ману буду подобные нарушения пресекать! Пропила ману!»
Курций Фест был настоящий цивилис Романус, воспитанник легендарного Кая Валерия Пробста, прославившегося в Парфянских походах; спартанец по духу, корникулярий не терпел расхлябанности. Была бы его воля, этот гнусный городок давно бы дрожал при одном только упоминании имени цезаря! По мнению Курция Феста, центурион был излишне лоялен к жителям Бузулуцка. Его заигрывания с аборигенами корникулярию не нравились: с точки зрения Феста, Птолемей Прист вел себя возмутительно. Он явно распустил легион. Виданное ли дело, чтобы римский воин не провел утренние часы в гимнасии? Виданное ли дело, чтобы римский воин ссылался на срок службы и объявлял себя стариком, отправляя вместо себя более молодых соратников? А эти самовольные уходы за пределы казарм, эти любовницы, которые своими взглядами раздевают легионеров? Разве таких заставишь дома сидеть и шерсть прясть?
Хоть и говорят, что де густибус нон эст диспутандум, но с точки зрения корникулярия, ни одна из них не годилась в подруги римскому легионеру. Смазливы, но не серьезны, смешливы, но не умны. Как тут было не спорить о вкусах?
И сам центурион увлекся такой красоткой. И увлекся так, что позабыл о делах легиона! Корникулярий негодующе покачал бритой головой.
Но о вкусах нон эст диспутандум, особенно если это вкусы твоего начальника. Квинт Курций Фест это понимал. И все-таки раздражение его было так велико, что, столкнувшись в дверях казармы с праздношатающимися Ромулом Луцием и Плинием Кнехтом, корникулярий на мгновение потерял дар речи, но тут же пришел в себя и со злорадством приказал бездельников выпороть.
— За что? — в один голос и с нескрываемым отчаянием, совсем не подобающим римскому воину, вскричали несчастные.
— Немо пруденс пунит, квиа пеццатум эст, сед не пеццетур!{22} — туманно сказал корникулярий.
В этом корникулярий уподобился цыгану, выпоровшему цыганенка за кражу, которой тот еще не совершал. Но не объяснять же глупцам, что в их лице Квинт Курций Фест наказал весь разболтавшийся легион, более того: в их лице он наказывал и центуриона Птолемея Приста, да будет защитой ему Юпитер!
Так корникулярий понимал службу и воинскую дисциплину. За проступок одного отвечают все.


Глава тринадцатая,
в которой центурион Птолемей Прист рассуждает о религии, а затем объявляет Клавдии о своем скором отъезде на Игры, ведутся рассуждения о сущности командированных, а в Бузулуцк прибывает парткомиссия Царицынского обкома партии


— Странные вы люди, — сказал Птолемей Прист. — С виду нормальные, а преступникам поклоняетесь!
— Что вы такое говорите, Птолемей Квинтович! — вспыхнула Клавдия.
Они с центурионом Пристом возвращались из церкви, где Клавдия поставила свечку Богородице, в надежде на ее заступничество. Как говорится, сама не плошай, а на Бога надейся! Хотелось Клавдии, чтобы и Птолемей с ней остался, и чтоб Митрофан Николаевич ее вновь к секретарской работе допустил. Совмещение таких противоположных желаний знакомо, пожалуй, всякому. Народ наш даже по тому случаю очень удачную поговорку сложил. Кстати, на латыни она совершенно не звучит, поэтому все в Бузулуцке предпочитают пользоваться русским вариантом. Наиболее удачное литературное воплощение этой поговорки можно найти в эпиграмме современного бузулуцкого литератора Марциала Старикова, вступившего совсем недавно в Союз писателей России:
В друзьях своих души не чая,
тайком вынашивает месть.
И, наслажденье получая,
он все же рыбку хочет съесть!


Разумеется, что писалось это не о Клавдии, а совсем по другому поводу. Женщине таких строк не посвящают. Это ведь совершенно естественно для них — желать всего сразу, причем высшего качества и в необходимых количествах.
Клавочка была всего лишь женщина, поэтому, однажды получив желаемое, она старалась изо всех сил удержать его.
Слова Птолемея Приста Клавдия восприняла с негодованием:
— Какой еще преступник? Христос с вами, Птолемей Квинтович!
Центурион терпеливо объяснил:
— Кого на кресте распинают, Клавдия? Преступников на кресте распинают. Раз на крест отправили, значит, сильно провинился человек перед людьми. А этому еще до распятия кличку дали — Крест. Значит, людей на дороге грабил, из лупанариев не вылезал. Зачем такому поклоняться? Разве хороших богов мало? Минерве, вон, молись или Весте…
— Ах, вот вы об чем, Птолемей Квинтович, — успокоилась Клавочка, поняв, что милый друг просто религиозно неграмотен. — Ну, будет время, мы с вами потолкуем… — И вдруг встревожилась: — Придешь сегодня? Или опять в своей казарме порядок наводить будешь?
Птолемей Прист вздохнул.
— Уезжаем мы завтра, — сообщил он печально. — На состязания.
Клавочка даже остановилась.
— Как это — уезжаете? Куда?
— Соревнования будут, — сказал центурион. — Стрельба из лука, гимнастика, метание копья, бег на разные дистанции. Федор игре особой нас обещался научить. Футбол называется.
— Это все Митрофан Николаевич придумал! — со слезами догадалась женщина. — Чтобы ты ко мне не ходил. Ревнует старый пень! Сколько раз он ко мне со всякими соблазнительными предложениями подкатывался! Пудры французские дарил! Вот козел лысый!
Клавдия и еще грубее выражалась, нанося непоправимый урон авторитету партийного руководителя, но центурион успокоил женщину, положив тяжелую руку на ее хрупкое плечо.
— Нет такого, кто воспрепятствовал бы нашей встрече, — сказал он. — Не родился еще такой, а если и родился, то долго не проживет!
— Да вас же в «Орленок» повезут, — всхлипывая, догадалась Клавдия. — Или в который имени Дзержинского… Это ж пятнадцать километров от Бузулуцка!
Центурион, уже знакомый с бузулуцкими мерами длины и веса, мысленно перевел километры в стадии. Выходило немалое расстояние, но терпимое.
— Не плачь, — снова сказал он. — Я к тебе ночью буду прибегать!
Последние слова Клавдия оценила по достоинству. В самом деле, много ли найдется мужчин, которые, целый день прометав копья и про-состязавшись с другими мужчинами в беге и умении махать кулаками, будут способны, а главное — будут иметь желание отправиться в пятнадцатикилометровый путь, чтобы встретиться с женщиной, которая жаждет отнюдь не разговоров и бесед при ясной луне, а под утро отправиться в обратную дорогу, чтобы с первыми криками петухов уже оказаться в кругу друзей и товарищей?
Тут мне, конечно, могут возразить, что подобный героизм свойствен не только доблестным римлянам, но и русскому мужчине. Мне, конечно, напомнят армейские самоволки, когда за ночь дважды — туда и обратно пересекались обширные местности в зоне пустынь или полупустынь. Не спорю, дорогие товарищи, но согласитесь и вы, что в таких марш-бросках кроется благородное и святое безумие, достойное настоящего мужчины.
Пока русская женщина с гордым мужским именем Клавдия убивалась из-за разлуки с центурионом Птолемеем Пристом, комиссия из области уже была на подступах к Бузулуцку.
Всегда и везде комиссии почему-то формируются из любителей халявы.
Язвенники и сердечники в командировках преображаются — при одном только намеке на халяву болезни отступают, глаза командированных начинают блестеть, и в общении с народом командированные становятся значительно мягче и приветливей, а древний латинский принцип до ут дес, даю, значит, чтоб и ты сделал, становится понятным без перевода. Автор за свою жизнь не раз встречал и провожал различного рода комиссии и может смело сказать, что за обильным столом проблемы решать проще, нежели в кабинете, сама канцелярская обстановка которого весьма располагает проверяющего к усердию.
Интересно отметить еще одну особенность: командированный более стоек в условиях командировки, нежели дома. Если дома он падает мордой в салат уже после второго стакана, то на берегу заманчиво и аппетитно пропахшей шашлычным дымом реки стойкость и адаптация командированного к спиртному возрастают до пяти, шести и более стаканов.
Самое удивительное заключается в том, что любой командированный способен к продолжению застолья уже с утра, хотя в домашних условиях этот же человек поутру не способен оторвать голову от подушки и даже не в состоянии прильнуть к стакану с живительным рассолом.
Наиболее адаптированы к командировкам жители столицы нашей Родины. Это и неудивительно — поколение за поколением москвичи адаптировались к роли командированных; истинные халявщики, они способны на многое. Автор в том твердо убежден, потому что общался со столичными жителями длительное время.
Впрочем, читатель и сам знает все изложенное. Командированные проникли во все сферы нашего быта. Дотошными статистиками уже подсчитано, что на каждого работающего в нашей стране приходится три проверяющих, над которыми также имеются проверяющие, которых в свою очередь тоже есть кому проверять. Наше общество можно представить как перевернутую усеченную пирамиду, в которой каста проверяющих и контролеров имеет свою самоценную и обязательную роль.
Комиссия, направленная в Бузулуцк, была сформирована из проверяющих халявщиков среднего уровня. Проверяющие такого рода никогда не претендуют на коньяк и икорно-лососевые разносолы, на ресторанное обслуживание и вывоз продовольствия из оккупи… прошу прощения — из проверяемых районов. Но свои права они знают твердо — отсутствие обязательного обеденного стола с шашлыками и запотевшей водкой они приняли бы за оскорбление, а отмену вечерних выездов на природу вообще расценили бы как бунт против государственных устоев.
Возглавлял комиссию Рудольф Константинович Скубатиев. Это был высокий пожилой мужчина, лицо которого вследствие постоянных выездов на проверки было в частой сеточке морщинок. Темные подглазники придавали лицу Скубатиева надменно-страдальческое выражение — казалось, что судьба взвалила на его плечи все тяжести мира.
Рудольф Константинович относился к тому типу партийных работников, которые способны в любое время руководить любым предприятием независимо от его профиля. Послужной список Скубатиева подтверждал это в полной мере. С тридцатилетнего возраста Скубатиев руководил более чем шестьюдесятью предприятиями, учреждениями и организациями. Он организовывал производство мебели на Царицынском деревообрабатывающем комбинате, руководил музеем изобразительных искусств, спустя полгода увлеченно занимался вопросами захоронения экологически вредных веществ в НПО «Радон», а еще через год увлеченно организовывал заготовку шкурок сусликов и тушканчиков, руководил областным ансамблем казачьей песни и пляски имени Степана Разина, заведовал канализацией и водопроводом, бился за повышение производительности труда местного ликероводочного завода, руководил комиссией по борьбе с пьянством и алкоголизмом, и наконец он возглавил контрольно-ревизионную комиссию обкома партии и понял, что нашел свое место в жизни: здесь он пустил корни, расцвел справками, указаниями и постановлениями, обжившись до такой степени, что его уже побаивалось самое высокое областное начальство.
Приезд Рудольфа Константиновича Скубатиева в район соотносился руководителями этого района со стихийным бедствием малого порядка: пожаром, наводнением и недостачей в кассе взаимопомощи. Появившись в любом районе, Скубатиев немедленно завладевал любимой служебной автомашиной местного первого секретаря, и его передвижения по местности носили хаотичный и малопредсказуемый характер. Рудольф Константинович являл собой законченный тип сердцееда — он приставал ко всем появляющимся в поле его зрения женщинам и их отказ в благосклонности полагал преступлением против системы управления. Нарвавшись на отказ, Рудольф Константинович откладывал все служебные дела и принимался плести интриги и строить козни, пока не добивался увольнения или перемещения предмета своей страсти со значительным понижением.
Растопить лед в его сердце, заставить забыть причиненные глупой, не понимающей своего счастья женщиной обиды могло только одно — халява! И чем халявнее было угощение, чем скуднее становились партийные и общественные кассы, тем добрей и милостивей становился Рудольф Константинович.
Членов комиссии Скубатиев всегда подбирал сам. На этот раз в комиссию вошел главный ветеринарный врач области Николай Гордеевич Небабин и секретарь парткома тракторно-танкового завода Иван Яковлевич Цыцыгуня. Небабина знала вся область, меткая народная молва называла его не иначе как Ящуром Цаповичем. За глаза, разумеется. А вот Цыцыгуню почти никто не знал, хоть и был он представителем гиганта сельской индустрии. Вероятно, это было следствием секретности, царившей на заводе.
Комиссия прибыла в Бузулуцк во второй половине дня. Митрофан Николаевич Пригода смотрел в окно и увидел, как из бежевой «Волги», которую притащил «Кировец», сгибаясь, выбирается долговязый Скубатиев.
За ним вылез полный, дородный и чем-то похожий на спокойного племенного быка Николай Гордеевич Небабин. Цыцыгуня оказался невысоким худощавым старикашкой лет шестидесяти пяти. Он был в пиджаке, и на пиджаке кругло желтели правительственные награды, рассмотреть которые невозможно было из-за расстояния.
Пока Скубатиев и Небабин приводили себя в порядок, Цыцыгуня успел дважды обежать автомашину, переговорить с водителем, достать из салона солидные коричневые папки и раздать их владельцам. Шустрый был этот Цыцыгуня, как вирус гриппа. Пригоде он не понравился. Именно от таких шустрых и деловитых следовало ждать всяческих неприятностей!
Митрофан Николаевич повернулся к ожидавшему за столом партийно-хозяйственному активу.
— Приехали, — сказал он.
— А Цыцыгуня? — поинтересовался Волкодрало.
— Вон он, твой Цыцыгуня, — едва не сплюнул Пригода. — Шустрый, что твой вибрион!


Глава четырнадцатая,
в которой комиссия из области приступает к проверке, а также рассуждается о направлениях в современной живописи и сообщается о музейном периоде жизни председателя парткомиссии Р. К. Скубатиева


Рудольф Константинович Скубатиев вошел в кабинет первого секретаря с широко расставленными руками, словно собирался ловить Пригоду.
— Митрофан Николаевич! — Он обнял вставшего ему навстречу первого, троекратно расцеловал его, прочувствованно похлопывая по спине. — Сколько лет, дорогой мой, сколько зим! Я уж и забывать стал, как ты выглядишь!
«А я бы тебя столько же не вспоминал!» — с любезной улыбкой подумал Пригода, в свою очередь охлопывая Скубатиева, как лучшего друга. Скубатиев за руку поздоровался с каждым районным активистом и представил членов своей комиссии. С Ящуром Цаповичем все были хорошо знакомы. Пожимая руку Цыцыгуне, все косились вопросительно на Скубатиева: смирный? не тяпнет ли?
Обошлось.
Все расселись вокруг стола. Рудольф Константинович достал из кармана пачку «Краснопресненских», подождал, пока к нему пододвинут массивную пепельницу, и, прикурив, игриво поинтересовался у Пригоды:
— А Клавдия твоя где? В отпуске? Не рано ли отправил женьчину гулять, Митрофан Николаич?
Пригода промолчал. Объяснять ничего не хотелось. Короткое объяснение породило бы лишь сальные намеки, в длинных же легко было запутаться самому.
Вместо ответа Митрофан Николаевич деловито оттопырил нижнюю губу:
— С чего начнем, товарищи?
Скубатиев посмотрел на ветеринара, на шмыгающего сухоньким носом Цыцыгуню и торопливо сказал:
— С хозяйства, разумеется. Время-то не ждет. Больных животных много?
Пригода уклончиво отозвался:
— Эпизоотию мы, в общем, локализовали…
Цыцыгуня согласно закачал остреньким носом. Ветеринарный врач медленно разлепил полные губы.
— Эт'хорошо, — сказал он. — Эт'замечательно, товарищи руководители!
— В дороге не растрясло? — проявил бережное отношение к областным кадрам первый секретарь. — Все-таки не шутка, двести верст по бездорожью отмахали!
— Да, — с достоинством согласился Скубатиев. — Пришлось нам помучиться. Бездорожье — это наш бич, товарищи!
Пригода хитро и добро прищурился.
— Может, перекусим малость с дороги? — предложил он. — Посмотрим, как говорится, что нам Бог сегодня послал! Сытый, как говорится, голодного не разумеет, а сытые друг друга завсегда поймут.
Скубатиев вновь посмотрел на улыбающихся членов комиссии.
— Только, как говорится, на скорую руку, — согласился он. — И работать, работать, работать! Обком нас сюда не отдыхать направил и не закусывать. Обком, — поднял он длинный и желтый указательный палец, похожий на церковную восковую свечу, — послал нас сюда определить перспективы. — Он значительно оглядел нервно скрипящий стульями партийно-хозяйственный актив. — Определить перспективы и выяснить степень вашей опасности, так сказать, для соседних районов.
И так он это сказал, что члены актива нервно переглянулись — а что если и в самом деле у них ящур, сибирская чума или, скажем, сап?
— Квид хок ад бовес? — негромко шепнул предисполкома Волкодрало. К быкам это действительно не имело никакого отношения, и первый секретарь честно признался в этом:
— Рее ностра агитур!
— Нас? — уже по-русски удивился Иван Акимович.
Скубатиев строго глянулна них.
— Это, товарищи, хорошо, что вы занимаетесь повышением своего духовного и интеллектуального, так сказать, уровня, — заметил он. — Изучение различных языков — вещь полезная и нужная. Партия нас всегда призывала, так сказать, учиться, учиться и еще раз учиться, но она же учит нас не выставлять свои знания напоказ!
Удовлетворенно оглядев порозовевших от смущения партийных руководителей, Рудольф Константинович иронично и в то же время уважительно обратился к первому секретарю:
— Ну, как говорится, ведите нас, товарищ Сусанин!
«Я бы тебя повел! — подумал про себя первый секретарь. — Я бы тебя действительно завел бы куда-нибудь. Как Сусанин тех поляков! Так бы тебя заплутал, что ты бы у меня оттуда до полной победы коммунизма не выбрался!»
Любезно улыбаясь, Митрофан Николаевич Пригода поднялся и предложил всем пройти в стеклянное кафе напротив райкома партии. Официально кафе называлось «Тихий Дон», но из-за обилия «рыбных дней» местные жители метко обозвали это предприятие общественного питания «минтайкой».
Разумеется, в связи с приездом высокой областной комиссии кафе в этот день не работало, минтая в него не завозили, а столы были накрыты на членов комиссии и партийно-хозяйственный актив — а именно на тринадцать персон. В кафе Рудольф Скубатиев остановился сразу в фойе, внимательно разглядывая висящую на стене картину кисти местного художника Степана Гладышева. Картина называлась «Донские просторы», и изображен был на ней верхом на лошади казачий сотник, который из-под руки с зажатой в ней нагайкой вглядывался в бескрайние ковыли Придонья. Сотника Гладышев рисовал с управляющего четвертым отделением колхоза «Заветы Ильича» Ивана Укустова, который в районе славился своей нетерпимостью к пьяницам, прогульщикам и иным злостным нарушителям общественной дисциплины, поэтому завсегдатаи кафе картину называли «Кого бы выпороть?», а сотник на ней получился как живой — злой, жилистый, с горящим взглядом, в общем, под стать своему жеребцу из настоящих дончаков.
Как уже отмечалось, Рудольф Константинович одно время руководил Царицынским музеем изобразительных искусств, поэтому считал себя знатоком и ценителем живописи. Прищурив левый глаз, Рудольф Константинович долго и с разных ракурсов разглядывал картину и даже зачем-то присел на корточки, неестественно выворачивая шею, чтобы разглядеть картину снизу.
— Талант, — наконец сказал он, — он, так сказать, везде талант!
Цыцыгуня согласно закивал головой. Голова у него была маленькая и от частых кивков напоминала поплавок, прыгающий на мелкой донской ряби. Надо сказать, что Рудольф Константинович в живописи придерживался принципов социалистического партийного реализма, поэтому картины религиозной тематики и сомнительных направлений он в бытность директором музея изобразительных искусств держал в подвальном запаснике. Выставочные залы радовали народ светлыми и по-партийному ясными сюжетами. В основном картины иллюстрировали жизнь партии и ее верных руководителей. Иосиф Виссарионович Сталин в меховом полушубке и валенках оглядывал окрестности Енисея и прикидывал, как лучше ему навострить лыжи из ссылки и оставить в дураках цепных псов прогнившего царского режима. Владимир Ильич Ленин ловко пробирался по льдинам через Финский залив к заветному шалашику в Разливе. Лазарь Каганович сноровисто забивал первый костыль в будущее полотно московского метрополитена. Никита Сергеевич Хрущев довольно оглядывал могучи поросли краснодарской кукурузы. Леонид Ильич Брежнев нес на плече первую женщину-космонавтку Валентину Терешкову. Юрий Владимирович Андропов встречал с советского подводного крейсера улыбающегося довольного Кима Филби. Справедливости ради надо сказать, что по мере снятия руководителя с занимаемых постов картины с его изображением также подвергались остракизму и в дальнейшем перемещались из выставочных залов в подвалы, где мирно соседствовали с запретными картинами эротического и религиозного содержания. Помнится, в музее широко была представлена военная тематика. Хороша была картина художника В. Андреева «Фельдмаршал Паулюс докладывает Гитлеру о капитуляции Шестой армии». Вид у фельдмаршала был подавленный, сразу было видно, что фюрер кроет его разными нехорошими словами, а фельдмаршал переживает, что эти нехорошие слова станут известны русским генералам. Слева на тарелке лежал кусок прессованного пополам с отрубями хлеба, справа была немецкая карта со стрелками наступления советских войск, смыкающимися в котел. На заднем плане сидел фельдмаршальский адъютант Шмидт, который уже, судя по его виду, писал свои разоблачительные мемуары.
Неизгладимое впечатление на Рудольфа Константиновича произвело масштабное полотно царицынского классика А. Кобеля «Пленные немцы идут на восток». Немцы на картине выглядели откормленными, радовались плену и были сплошь в очках и пенсне, а на худой конец — при моноклях. Окружившая дорогу толпа сердобольных русских женщин швыряла в немецкую колонну буханки хлеба, и, надо это откровенно признать, швыряла метко.
Вот с этим А. Кобелем и его особым художественным видением мира Рудольф Константинович и погорел так, что ему пришлось уйти из музея. А. Кобель представил на обсуждение общественности свой очередной художественный опус «Царицынские тракторостроители у пивного ларька на улице Дегтярева». Не успели картину внести в каталоги музея, как посыпались нарекания критиков и общественности. Одни говорили, что тракторостроители не ходят к пивным киоскам в шевиотовых костюмах. Другие допускали наличие у тракторостроителей таких костюмов, но не верили, что пиво у киосков пьют ведрами. Третьи замечали, что советские продавщицы пива крайне редко ходят на работу в изумрудных колье. Четвертые вообще утверждали, что картина так называемого народного художника А. Кобеля бросает тень как на тракторостроителей, так и на работников советской торговли.
Художник презрительно отмалчивался, отстаивая свое право на особое художественное видение мира, будь оно трижды неладно! Рудольф Константинович художника в этом поддерживал и, как оказалось, проявил политическую незрелость и слепоту.
Глаза ему открыла инструкторша из отдела культуры горкома партии. Она подвела Рудольфа Константиновича к картине и поинтересовалась, чем, по мнению директора музея, занимаются два тракторостроителя у боковой стенки пивного киоска. «Нет, вы приглядитесь, приглядитесь!» — горячилась инструкторша. Рудольф Константинович пригляделся и призвал для объяснений художника. А. Кобель объяснил, что картины рисует с натуры, а следовательно, ответственности за действия лично ему неизвестных тракторостроителей нести не может. Фигуры же у боковой стенки пивного киоска понадобились ему для сохранения так называемой золотой симметрии, если это понятие что-то говорит директору музея, а тем более неискушенной в живописи инструкторше.
«Неискушенная в живописи? — взъярилась инструкторша. — Я в жизни видала такое, что этому пачкуну и не снилось! Но вы только вглядитесь! Где вы такое видели у царицынских тракторостроителей? Покажите мне хоть одного царицынца с таким, чего нам этот художник очки втирает? Пусть он честно скажет, где он такое видел!» А. Кобель высокомерно заявил, что он живописец, а не работник бюро знакомств, а тем более не сводник. «Нахал!» — сказала инструкторша. «Искательница приключений!» — парировал художник, негодующе тряся бородкой. «Фигляр!» — подытожила спор жрица культуры и отправилась писать докладную записку своему начальству. Результатом перепалки явилось то, что А. Кобель на долгое время был отлучен от зрителя и прослыл в городе диссидентом, а Рудольфа Константиновича Скубатиева перебросили на другой руководящий пост.
«Ты меня, Рудольф, извини, — в порыве откровенности сказал Скубатиеву третий секретарь обкома, — но тут уж Лидия Марковна права. Она за жизнь столько видела, шестерых мужьев сменила, горком поштучно перебрала, но уж если и она возмущается и обвиняет этого художника в приукрашивании действительности, значит, этот твой А. Кобель действительно переборщил. У нас, слава Богу, не Африка и не Америка, чтобы такие уродства на всеобщее обозрение вытаскивать, но уж коли вытащил, то имей адрес, чтобы все это доказательствами подтвердить!»
Рудольф Константинович отошел от картины Гладышева на несколько шагов и вновь восхищенно поцокал языком. Митрофан Николаевич Пригода, боясь ненужных расспросов об авторе картины, который именно сейчас должен был находиться по пути в пионерлагерь вместе с выходцами из прошлого, торопливо пригласил:
— К столу, к столу, товарищи! Водочка киснет!


Глава пятнадцатая,
в которой повествуется, как влюбился Гней Квин Мус по прозвищу Челентано, приводятся строки из Вергилия, рассказывается о пионерах коммерции и рэкета на селе и о неожиданной стычке рэкетиров с римскими легионерами


Гней Квин Мус по прозвищу Челентано влюбился в самый неподходящий для того момент. Что ж, Амур шаловлив и не спрашивает, когда ему пускать стрелы. Был ранний вечер, и Гней Квин Мус отправился на северную окраину Бузулуцка, чтобы попить чаю с молоденькой бухгалтершей из районного управления потребкооперации. Звали бухгалтершу Ларисой, она была одинокой, фильм «Блеф» с участием Челентано смотрела пять или шесть раз, а фотографию импульсивного итальянца повесила в углу под доставшейся от матери иконкой, отчего обаятельный мошенник оказался в хорошей компании и можно было надеяться, что он обязательно исправится.
Так вот, Гней Квин Мус шел к ней домой и предвкушал уже все радости вечернего чаепития. Он очень хотел быть похожим на героя из бухгалтерских снов и даже надел на свидание широкополую черную шляпу, которая в совокупности с солнцезащитными темными очками делала его спортивный прикид совершенно неотразимым.
Только, пожалуйста, не надо говорить, что Гней Квин Мус опасался бузулуцких «чигулей» и таким образом замаскировался. Вам уже было сказано, что дело было вечером, поэтому маскироваться особенной нужды не было. Кроме того, всем известно, что римские легионеры — народ отчаянный, а Гней Квин Мус был именно из таких. Гней шел на свидание, а Леночка Широкова, окончившая школу в прошлом году, но не выбравшая пока будущую жизненную стезю, стояла у колонки и наполняла ведра водой.
Легионер посмотрел на девушку, и именно в этот момент мучающийся от безделья бузулуцкий Амур наугад выпустил стрелу. Разумеется, что этой стрелой римлянин был сражен прямо на месте.
— При-вьет! — сказал легионер, снимая шляпу с обритой головы.
Леночка посмотрела на него, покраснела и опустила взгляд. Надо ли говорить, что Амур и в этот раз не промахнулся?
— Не сцио вое, — только и смогла пролепетать она по-латыни с милым акцентом.
— Ах ты, мимоза пудика! — привычно и оттого несколько развязно сказал Гней Мус, коварно и обольстительно улыбнулся девушке и попытался цепкими длинными руками измерить тонкую талию мимозы-недотроги.
Не на ту нарвался! Леночка сердито вырвалась.
— А пурис манибус? — издевательски засмеялась она. — А то лезут тут с грязными руками!
— Пурис, пурис… — Челентано в доказательство показал ладошки. — Чистые они у меня!
— А совесть?
Улыбка у Леночки была… Гней Мус воленс-неволенс почувствовал угрызения совести. Ах этот Амур! Сейчас легионера можно было есть ин крудо, даже не подогревая.
«Каве!» — шепнул Гнею внутренний голос. Но всем известно, что влюбленный не внемлет рассудку. Вот и Мус забыл обо всем на свете, в том числе и об обольстительной одинокой бухгалтерше, к которой он шел на чай. От аморис абундантиа Мус ощутил вдруг небывалый прилив сил, он схватился за ведра с водой, готовый нести их за предметом своей неожиданно вспыхнувшей страсти на край Ойкумены, о которой однажды при нем спорили египетские жрецы. Реальный путь оказался значительнее короче: он закончился у крашенных коричневой краской ворот, где стоял уже, недобро глядя на легионера, угрюмый отец Леночки.
При виде его Гней Мус смутился, поставил ведра, с неожиданной для него учтивостью снял шляпу и очки и некстати вспомнил Вергилия. Казавшиеся ранее совершенно невинными строки неожиданно поразили бравого легионера открывшимся тайным смыслом: 
Кви легитис флорес эт хуми наскентиа фрага, 
фригидус, о риэри, фудите хине, латэт анжуис ин… 


Раньше Мус никак не мог понять, почему мальчики, собирающие цветы и низко стелющуюся землянику, должны убегать только из-за того, что в траве, по мнению поэта, скрывается холодная змея. Сейчас, ощутив на себе немигающий взгляд Леночкиного отца, Гней Мус понял, что поэт был прав и у мальчиков, собирающих цветы, все-таки имеются веские причины для бегства.
Но Гней был воином, и он не побежал. Он с достоинством надел на бритую голову шляпу, с вежливым нахальством посмотрел во внимательные глаза Широкова-старшего, изысканно попрощался с девушкой и ее родителем. Широков долго смотрел вслед удаляющемуся легионеру, покачал головой, поднял ведра и педагогически цыкнул на дочь, провожающую Гнея Муса задумчивым томным взглядом:
— Марш в дом! Мне только этого бандита не хватало! Я кому сказал — марш в дом!
Поздно, батенька, спохватился! Нечего было доченьке пластинки с песенками Валерия Ободзинского покупать. Что тут говорить, девчонке восемнадцать лет, а тут «эти глаза напротив». Между прочим, того самого, «чайного цве-е-ета».
Гней Квин Мус задумчиво брел по улице Рабочей в сторону казарм. Темные очки он держал в руках, но тем не менее почти не видел дороги. Вроде и не сумрачно еще было, но Гней Мус дважды едва не упал на ровном месте. Глядя на него с высоты, бузулуцкий Амур удовлетворенно ухмыльнулся: цель была поражена на зависть доблестным ракетчикам ПВО.
Было самое начало странного периода жизни советских людей, когда одуревший от кавказских минеральных вод последний генсек страны Михаил Горбачев решил, что надо постепенно переходить к многоукладной экономике, и разрешил всем свободно торговать. Первой на почин главного коммуниста страны ответила единым порывом молодая комсомольская поросль, славным трудом отвечавшая не на один почин старших товарищей. В гражданскую войну комсомольцы бились на всех фронтах и порвали-таки кольцо, сдавившее смертельной удавкой молодую Советскую республику. Комсомольцы строили города, осваивали Сибирь и Черные степи, рвались в стратосферу и космос, поднимали на немыслимые высоты советскую науку, плечом к плечу отстояли страну от немецко-фашистских захватчиков. Но шло время, мельчали старшие товарищи, все мельче и обыденней становились их лозунги, от студенческих строительных отрядов и строительства БАМа комсомольцы пришли наконец к освоению такого нелегкого ремесла, как торговля. Дружно ответили они на призыв генсека шеренгами торговых киосков вдоль многочисленных улиц городов и поселков Союза. В этих киосках они начали продавать «сникерсы», «марсы», импортные рулеты и крекеры, презервативы и конечно же водку всех сортов и марок. Одним из комсомольцев, откликнувшихся на призыв старших товарищей из Центрального Комитета партии, оказался бывший второй секретарь Бузулуцкого райкома комсомола Владимир Богунов, которого все комсомольцы и молодежь Бузулуцка иначе как Вованом и не называли. Свято исполняя заветы старших товарищей, Вован получил в Сбербанке кредиты, на которые установил в Бузулуцке пять киосков, гордо именовавшихся торговыми павильонами. Киоски эти торговали все тем же иностранным ширпотребом, ассортимент которого Вован по некоторому размышлению дополнил крупами и растительными маслами отечественного производства. Торговля шла неплохо, Вован быстро прикупил на прибыль подержанный, но все еще роскошно выглядевший «форд», поражавший бузулукчан внешним видом и непривычным блеском. Можно сказать, что на некоторое время Вовановский «форд» стал одной из достопримечательностей Бузулуцка.
Дарованная генсеком свобода накопления капитала породила с тем и обратную сторону медали: в обществе появились те, кто умом и усердием не был обременен, но хотел все и по возможности сразу. Эти в большинстве своем молодые и прекрасно развитые физически люди в самые короткие сроки заняли в обществе свою экологическую нишу. Как уже говорилось, умом они обременены не были, но настроены были решительно, и каждый из них мечтал иметь иномарку не хуже, а лучше той, на которой разъезжал бывший комсомольский лидер Бузулуцка. Люди этой категории близки по своей природе к шакалам, лучше всего они себя чувствуют в стае. Права древняя пословица: вместе и батьку бить веселее!
В этот несчастный для них вечер группа молодых и ретивых вымогателей приехала в Бузулуцк из отстоящего от него на пятьдесят километров Витютинска, чтобы малость пощипать откормленного и беспечного гусака, которым они считали Владимира Богунова. В отличие от областных вымогателей, уже пересевших на последние модели «Жигулей», провинциальные рэкетиры прибыли в Бузулуцк на мотоциклах «Ява». Были они, несмотря на жару, в кожаных черных куртках, а некоторые и в кожаных же штанах.
Разомлевший от своей влюбленности Гней Квин Мус как раз пил ледяную пепси-колу, которой его угощал Вован. Как бывший комсомольский лидер Вован сразу понял все прелести дружбы с римскими легионерами и при встрече всегда снабжал их резино-техническими изделиями для безопасного секса или угощал прохладительными напитками. Прохладительные напитки нравились всем, но к резино-техническим изделиям легионеры некоторое время питали стойкую неприязнь. «Да разве можно живородящее семя на ветер бросать? — недоумевали легионеры. — Будет так, как Юпитер захочет!»
Гней Квин Мус пил у дверей в киоск ледяную пепси-колу, когда один из приехавших джентльменов удачи попытался плечом оттеснить его в сторону. С таким же успехом он мог попытаться отодвинуть быка Миколая Второго в период любовного гона на выгоне колхоза «Третья реконструкция».
— Братила! — неприветливо сказал приезжий. — Много места занимаешь. Спорим, я в тебя ножиком ткну и не промажу?
Гней Квин Мус вопросительно глянул на побледневшего Вована. Тот уже был наслышан о местном Береговом братстве и конечно же понял, кто нему пожаловал.
— Ты меня не понял, козел? — уже угрожающе сказал приехавший и достал выкидной нож. Раздался щелчок, и блеснуло лезвие. Лучше бы он этого не делал! Кто такой козел, Гней Квин Мус уже знал, и это словосочетание в совокупности с опасно блеснувшим лезвием говорило об угрозе.
— Дульче эст дезипере ин локо! — довольно сказал Гней Квин Мус, доставая из-под куртки свой верный испытанный меч.
Что ж, место точно было неплохим, и Гней совсем уж было собрался предаться отрадному безумию, но выяснилось, что его неласковый собеседник к этому совершенно не готов. Лезвие в его руке тут же погасло, рэкетир попятился.
— Ты что, мужик? Ты охренел? Убери ножик! — Он попятился дальше и вдруг заорал: — Котя! Котя! Тут придурок с мясарем! Он меня сейчас насквозь проткнет!
Грузный топот послышался сразу с обеих сторон. Рэкетир победно и хищно улыбнулся, но уже через несколько секунд выяснилось, что он радовался зря.
От мотоциклов подбежали трое его приятелей, но из Дома культуры вывалилась целая орава римских легионеров, при виде которых побледнела вся витютинская четверка.
— Ша, мужики! — заорал один, который, судя по всему, был старшим. — Не гоните волну!
Поздно. Волна смяла витютинских храбрецов, закружила их и отхлынула, оставив на дороге три изрядно покореженные «Явы» и четыре стонущих тела.
— Хорош! — простонал Котя, натягивая на плечо рукав порванной куртки. — Хорош, мы все усосали!
— Вокс попули! — сказал Гней, принимая от сияющего Вована открытую банку пепси. — Вокс попули, вокс дей!
Кто ж с этим будет спорить? Глас народа действительно глас божий.
— Это что — твоя крыша? — поинтересовался Котя.
— А то! — ответствовал Вован, любезно открывая победителю банки с напитками.
— Че, предупредить нельзя было? — Котя встал. — Мы бы поняли, шиза еще не накрыла!
— Да я не успел, — скромно объяснил Вован.
Котя печально склонился над мотоциклом.
— «Рогатого» поуродовали, — с горечью сказал он. — Откуда они? С Поворино?
— А то! — снова сказал Вован.
Мотоциклы не сразу, но завелись. Неудачливые вымогатели долго рассаживались по машинам. Наконец, в треске и чаде, мотоциклы рванули по дороге. Один из рэкетиров обернулся и что-то прокричал, показывая легионерам кулак, но тяжелая рука товарища заставила его умолкнуть.
— Вовремя вы! — сказал Вован. — Я уж думал, они меня сейчас до носков разденут!
— Сублата кауза, толлитур морбус! — глотнув соку, философски сказал Гней Квин Мус.
И опять он был прав. Болезнь действительно проходит с устранением породивших ее причин.


Глава шестнадцатая,
в которой римский легион с милиционерами уезжает в пионерский лагерь имени Дзержинского, а областная комиссия продолжает работать в кафе «Тихий Дон»


Немало найдется людей, видевших, как уезжают из деревень и провинциальных городков стройотрядовцы. Сезон завершен, коровники и зернотоки возведены, и в автобус садятся уже не мальчики, но мужчины. Как их провожает женская половина провинциального поселка! Утирая слезы и распухшие носы, она их провожает, в то время как мужская половина тайно ликует. Если ты видел, как покидают райцентры стройотрядовцы, а тем более сам был стройотрядовцем, читатель, ты освободишь меня от необходимости описывать отъезд легионеров в лагерь имени Ф. Э. Дзержинского.
Замечу только, что впереди колонны вместо мотоцикла рядового гаишника шла бежевая «Волга» начальника районной милиции. По случаю спортивного праздника в багажнике автомашины позвякивала тара, сам Федор Борисович Дыряев сидел на переднем пассажирском сиденье в спортивном костюме, тесно облегающем его отнюдь не спортивную фигуру. Впрочем, и его подчиненные выделялись среди спортивно подтянутых римских легионеров или выпирающими животами, или излишней для их возраста худобой.
Старший участковый Соловьев занимался погрузкой в автобус объемистых кастрюль, из которых остро и заманчиво пахло маринованным лучком и будущим шашлыком. Кому как не Соловьеву следовало доверить заготовку провианта для будущих рекордсменов ристалища и утешительных обедов для побежденных? Все участники свято придерживались древнего принципа, окончательно сформулированного основателем олимпийского движения Кубертэном: важна не победа, важно участие. Получив ответственное задание и открыв для себя перспективу, Соловьев делал все возможное и невозможное для досрочного получения майорских погонов.
Федор Борисович с тревогой поглядывал на часы. Отъезд затягивался. Областная комиссия морила червячка в кафе «Тихий Дон» уже второй час, и только искусство тамады в лице Митрофана Николаевича Пригоды не давало членам комиссии бесконтрольно расползтись по Бузулуцку. Но рано или поздно областные ревизоры могли возжелать освежиться, а дорога к Дону пролегала как раз мимо спортивного зала школы, где готовились к отправке легионеры.
Подполковника радовала предусмотрительность первого секретаря, который всех возможных информаторов комиссии из советско-партийного аппарата направил в дальние хозяйства для осуществления контроля за проводимыми сельскохозяйственными работами. Для школьных интеллигентов силами районо был организован открытый урок в Тростяновской восьмилетней школе, потенциальные предатели из медицинского персонала отправились проводить профилактические прививки пенсионерам в Алимо-Любимовку, а неблагонадежные торговые работники выехали проводить день торговли в совхоз «Реконструкция».
Однако поторопиться с отъездом все-таки следовало, поэтому Дыряев обрадовался, когда старший участковый доложил ему, что погрузка продуктов и необходимого инвентаря закончена.
Подполковник вылез из автомашины, оглядел выстроившихся у автобусов милиционеров и легионеров и с досадой отметил, что по части выправки и молодецкой стати милиционеры заметно уступают иностранцам. «Мало я их гоняю, — подумал начальник милиции. — Хромает у нас физическая подготовка. Пожестче мне надо быть с моими оглоедами, ишь разъелись на колхозных харчах!»
Пригода выделил три львовских автобуса и один «Икарус». Личный состав был готов занять свои места.
У забора толпой стояли опечаленные женщины. Центурион Птолемей Прист о чем-то разговаривал со своей бузулуцкой пассией. Он перемежал родную речь русскими словами, а недостаток в словах восполнял выразительностью жестов. Клавдия от него не отставала.
В толпе провожающих Федор Борисович заметил Леночку Широкову. «Это кого ж она-то провожает? — заинтересовался подполковник. — Из наших кого или из Птолемеевских бойцов?» Проводив печальный взгляд девушки, начальник милиции усмехнулся: «Бедная ты овечка! Да разве можно в такого волка влюбляться? Узнает отец, он же тебя из дому не выпустит, и правильно сделает. Была бы у меня дочь, я бы никогда не позволил ей голову потерять от этого Челентано!»
Посреди тоскующей женской толпы одиноким и унылым гусаком стоял заместитель начальника милиции. Подполковник простился с ним холодным кивком, приподнял подбородок — не робей, парень, не на всю жизнь уезжаем!
— По машинам! — скомандовал он. Так в приснопамятные двадцатые годы его дед, командовавший белой сотней и награжденный впоследствии орденом Боевого Красного Знамени, командовал:
— По коням!
Подойдя к центуриону, подполковник Дыряев вежливо и не без лукавства поздоровался с грустной женщиной и обратился к командиру будущих соперников:
— Прошу в машину, Птолемей Пристович!
К тому времени гулянка в кафе «Тихий Дон» набирала свои обороты. С каждой новой стопкой правила приличия становились чем-то вроде заповедей Господних — где-то изложены, да не про нас. Шеренга пустых бутылок у кассы становилась все длиннее, а паузы между стопками — все короче. Уже были произнесены дежурные тосты и здравицы областным руководителям и Центральному Комитету, уже Скубатиев пожелал району успехов в выполнении решений очередного Пленума и планов по зерновым и мясу, немало было выпито за любовь, мир во всем мире и чистое небо над головой. В кафе забушевало подобно степному пожару веселье, оно постепенно набирало обороты, и рычала принесенная кем-то из партактива гармонь, и председатель ассоциации товаропроизводителей Бузулуцка, выбивая чечетку каблуками остроносых австрийских туфель, залихватски голосил:
Вышла девушка на реку,
Увидала в речке грека,
Грека стал краснее рака,
Повернулся к девке…


И это была частушечка из самых приличных, потому что все остальные можно было воспроизвести печатно примерно в следующем виде:
На… ты…
… бедовой?
… звездою!


Рудольф Константинович не пьянел. Только лицо его багровело и глаза становились уже. Вскоре Скубатиев стал похож на китайского медного божка, восседающего в распустившемся лотосе. От выпитого морщинки на его лице разгладились, и весь облик Рудольфа Константиновича стал умиротворенным, словно он готовился сфотографироваться у переходящего Красного Знамени. Со стороны можно было даже подумать, что умудренный житейским опытом патриарх многочисленного семейства снисходительно наблюдает за невинными шалостями своих домочадцев.
Запыхавшегося товаропроизводителя сменил начальник передвижной механизированной колонны, веселый от того, что в свете новых решений партии ему удалось открыть на территории мехколонны три самостоятельных кооператива. Председатель ассоциации подошел к Пригоде, на ходу вытирая лысину большим цветастым платком, и тревожно спросил:
— Водки хватает? Может, к Маринке домой послать — пусть магазин откроет?
— Должно хватить, — успокоил его Митрофан Николаевич, заглядывая под стол. — С пол-ящика еще будет!
Долговязый секретарь парткома коптильного цеха Мерзликин чечетки не отбивал, но меха гармошки рвал, словно ворот тельняшки на расстреле.
Непечатных выражений в его припевках было поменьше, очень было похоже, что весь запас ненормативных выражений Мерзликин тратит еще на работе в борьбе с вороватыми коптильщиками, снабжавшими копчеными морскими деликатесами почти весь Бузулуцк.
— …, — вдруг сказал Скубатиев и попытался негнущимися пальцами ущипнуть пышный боте сорокалетней буфетчицы кафе. Ее специально приставили обслуживать сановных представителей областного центра, чтобы сохранить их моральный облик в незапятнанной чистоте. Но вот просчитались. Поговорка, гласящая, что не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки, еще раз показала свою живучесть и истинность. Глядя на ставшую вдруг слащавой и похотливой физиономию Скубатиева, Митрофан Николаевич Пригода с облегчением осознал, что водки оказалось вполне достаточно.


Глава семнадцатая,
в которой в пионерском лагере центурион и начальник милиции обсуждают программу Игр, легионеры ходят без штанов и идет общее веселье, а Плиний Кнехт и Ромул Луций лелеют свои тайные планы


Пионерский лагерь центуриону Птолемею Присту понравился сразу. На аллеях белели гипсовые фигуры дискоболов, метателей копий и юных щекастых трубачей. Сами аллеи были зелеными и нарядными, а в зелени деревьев и кустов прятались длинные казармы из красного кирпича. К чистой неторопливой реке от лагеря уступами спускался пляж с крупным желтым песком.
С появлением людей лагерь ожил. Легионеры разместились в двух корпусах, милиционерам отвели один, но деление было условным — сдружившиеся в ночных дозорах и борьбе с правонарушителями римляне и россияне селились вместе, и уже висели в воздухе звонкие шлепки и соленые мужские шуточки, а на реке слышались плески и зычное уханье купающихся.
Оказавшись в лагере, легионеры сразу же избавились от изрядно опостылевших им штанов. Однако и в доспехи облачаться причин не было. Из заплечных мешков доставались спортивные туники, которые в сочетании с полюбившимися легионерам кедами придавали римским воинам воистину спортивный вид.
Подполковник Дыряев и центурион Прист поселились в уютном домике медпункта. Ну не в общем же бараке им было селиться! Авторитет их требовал отдельного жилья. Проживание в общих бараках всегда грозит утратой этого самого авторитета. В изоляторе медпункта поселили Степана Николаевича Гладышева, но не товарищества ради, а исключительно для удобства общения. За время оккупации Бузулуцка римлянами учитель окреп в латыни настолько, что пробовал даже шутить.
Начальники уселись на веранде и принялись составлять программу состязаний.
— Борьба, — сказал центурион. — Это обязательно. Без борьбы что за Игры?
Подполковник посопел.
— Бокс, — в свою очередь предложил он. Учитель рисования перевел.
— Ку-лаш-ки? — по-русски переспросил римлянин. — Бон! Со си бон! Занятие, достойное воина, хотя и придумано греками!
Бег тоже не вызвал особых разногласий. Небольшие споры вызвали соревнования по стрельбе из лука. Птолемей Прист настаивал на включении этого вида в Игры, особо упирая на то, что стрельба из лука для римлян является развлечением, а не предметом профессионального мастерства. Дыряев резонно возражал, что для его милиционеров луки такая же экзотика, как для римлян капканы на зверя. Возможно, что именно это неожиданное и необычное сравнение произвело на центуриона определенное впечатление, и он согласился, что легионеры будут стрелять из луков, а милиционерам будет разрешено использовать более традиционные для них пистолеты Макарова.
— Гири, — предложил подполковник. — Выжимание по количеству раз. Будет сразу видно, кто сильнее. Или ты боишься, Птолемей?
— Римский солдат ничего не боится, — с достоинством сказал тот. — Римский воин сильнее всех в мире!
— Значит, записываем гири, — подытожил начальник милиции.
— Прыжки в длину, — предложил Птолемей Прист. — Я предлагаю прыжки в длину и метание диска. Молотки у вас слишком легкие, а копье — это детское развлечение. Согласен, Федор?
— Согласен, — покладисто кивнул подполковник. — Ну и в конце — футбол. Так сказать, «Скуадра Адзурра» против «Бузулуцких коршунов». Я, конечно, не Бесков и не Кубертэн, но без финального футбольного матча нам не обойтись. Вы — ребята крепкие, тренированные, сыграетесь быстро. Но ты, Птолемей, поверь — ничто так не украшает состязания, как финальный футбольный матч! Согласен?
— Кто такой Кубертэн? — спросил центурион. — И что это за состязания в футболе? Мы деремся на мечах или на ку-лаш-ках?
— Да нет, в этом матче пузырь ногами пинают, — сказал подполковник. — Главное в футболе — это забить гол.
Птолемей Прист немедленно продемонстрировал неплохое знание местного жаргона.
— Пу-сырь? — понятливо и выразительно щелкнул он себя пальцем по кадыку.
— Это вечером, — сказал Федор Борисович. — Ты переведи ему, Степан Николаевич. Сначала — Игры, а отдых потом. Когда начнем Игры — с обеда или следующего утра?
Птолемей Прист пожал плечами.
— Зачем же начинать тяжелое дело с обеда? Вначале надо жертвы богам принести — Юпитеру, Вулкану или, скажем, Весте. Потом гаруспики по внутренностям погадают, будут ли Игры удачливыми, а потом полагаются национальные пляски. Все, Федор, затянется до позднего вечера. Зачем же — с обеда? С утра и начнем!
Подполковник Дыряев внимательно выслушал переводчика.
— Оптимист! — саркастически заметил он. — Он думает, что личный состав до утра дотерпит! Конечно, где ему знать, что его легионеры вина уже вообще не принимают, а разбавленного — в особенности. Поутру они все уже ноги с трудом волочить будут, а уж гири им вообще неподъемными покажутся!
— Риксиа? — удивился центурион, и Федор Борисович понял вопрос без перевода. Вместо ответа он насмешливо щелкнул себя большим пальцем по кадыку, как это совсем недавно удачно продемонстрировал центурион. — Прикажи, чтобы не пили! — твердо сказал центурион.
— Хороший ты, Птолемей, мужик, — сказал Федор Борисович, — но дурак редкостный. Прикажи! Это тебе так просто, приказал и — дикси. А с нашими поркусами это дело не пройдет, у них вообще принцип, что говорится, — эрго бибамус, живем, мол, пока пьем. Не могу я требовать от людей невозможного!
Птолемей Прист покачал головой.
— Странный народ! — сказал он привычно.
— Странный, — согласился главный милиционер района. — Странный, но героичный.
Скоро выяснилось, что житейский опыт не обманул Дыряева.
Лучше бы Игры начались с обеда! Впрочем, обманывать себя не стоило, к сожалению, Игры начались именно с обеда.
После того, как зарезали двух черных и двух белых баранов, после того, как гаруспики забрали самые лакомые куски и, погадав на внутренностях, предрекли Играм удачу и дружескую атмосферу, в воздухе празднично запахло шашлыками, заголосила гармошка, закурился голубоватый дымок костров, а еще через час, когда легионеры отдали свою танцевальную дань хмурому Аресу, а милиционеры неведомой Барыне, веселье в лагере начало набирать обороты.
Надо сказать, что это веселье также проходило под знаком состязаний. По пиву не было равных сержанту милиции Алексею Ломову. Отсутствие серьезных емкостей в худощавом теле не помешало ему за два часа и всего с одной небольшой рыбкой опустошить ведро пива. Ломов метил продолжить участие в соревновании и дальше, но пива было куда меньше его любителей, и первое место Ломову отдали единогласно. На второе место вышел напарник Ломова по патрульной машине Витек Жеготин, а третье, к бурному восторгу легионеров, занял Ливр Клавдий Скавр, который, покончив с пивом, перешел на вино, выпив подряд три ковша, не уступающих по емкости пивным кружкам.
По шашлыкам все три призовых места заняли римляне. Удивляться было нечему, легионеры народ подневольный и кочевой, а в походе неизвестно, когда поешь вдоволь, вот они и пользуются каждым удобным случаем, чтобы набить утробу до предела. Бузулуцкие милиционеры были, напротив, привязаны к дому с его наваристыми щами, сычугами да чинютками. Правда, и здесь побежденные долго и громко сожалели об отсутствии участкового из Ивановки Николая Макушкина, который мог, судя по рассказам сослуживцев, за один присест умять барана средней величины. Но — побеждает сильнейший!
В подкидного дурака не было равных новообращенным контрактникам Ромулу Луцию и Плинию Кнехту. Впрочем, им не было равных и в очко, и в секу, и в буру. Даже несравненная чемпионская пара бузулуцкой милиции в лице зампотеха Доброгневова и старшего участкового Соловьева уступила этим легионерам с разгромным позорным счетом.
Раздосадованный проигрышем корникулярий спустя некоторое время сумел-таки придраться к чемпионам и отправил их в экспедицию по заготовке дров для праздничного ночного костра. Однако выигранных чемпионами денег хватило не только для того, чтобы уговорить отправиться на заготовки других, но и на две бутылки водки, с которыми Ромул Луций и Плиний Кнехт уединились на берегу Дона. Сидя на прохладном вечернем песке, легионеры мрачно пили из белых пластмассовых стаканчиков, появившихся в коммерческих киосках.
— Сволочь этот корникулярий, — заметил Кнехт, разливая водку по стаканчикам. — Только карта пошла, а он нас — в наряд. Не-е, Рома, нормальные люди так не поступают!
— Завидует, — меланхолично опрокинул в себя содержимое стаканчика Ромул Луций. — Начальники, блин, они все такие. Им хорошо, когда подчиненному плохо. Когда подчиненному хорошо, им, козлам, всегда плохо. А я тебе так скажу — хорошо, что не выпороли! А ведь могли, блин, я уже совсем приготовился.
— А я бы центуриону пожаловался, — возразил Плиний Кнехт. — Я тоже свои права знаю, квирит!
Ромул Луций усмехнулся и сплюнул в чистую речную воду.
— Нашел кому жаловаться, — сказал он. — Поди пожалуйся — тебя же под кнут и подведут. Видал, как он с начальником милиции сидит? В обнимочку, как два пицора. И этого учителя в коридоре медпункта поселили. Чтоб, блин, переводил им. Да ночами спать надо, а не разговоры вести! Сладкая парочка — баран да ярочка! — И Ромул Луций снова плюнул в воду, стараясь попасть в мерцающую желтую лунную дорожку.
Он прислушался. В пионерском лагере два дивных баритона слаженно выводили:
Дульче эт декорум эст пропатриа мори.
Морт эт фугацем персеквитур вирум,
Нек патрит имбеллис ювенти
Поплитибус тимидокви тербо…{23}


— Горация поют! — хмыкнул Плиний Кнехт. — Красна им, блин, смерть за Отечество! Какое Отечество? Нет, ты, блин, скажи, какое Отечество? Что они у нас забыли? Что они, суки, у нас забыли, я тебя спрашиваю? Фумус патриа им, гадам, дульчис! Да какого патриа им сладок фумус, скажи, блин? Приперлись, нашу свинину хавают и нас же в наряды посылают! Дура лекс, сед лекс! — пьяным голосом, но похоже передразнил он корникулярия.
— Уж если дура лекс, то хорошо бы корникулярия выпороть! — Мечтательно поблескивая глазами, Ромул Луций разлил по стаканам остатки водки. — Ну, братила, мементо!
Плиний Кнехт медленно выпил, неторопливо понюхал согнутый указательный палец и подумал вслух:
— Как бы корникулярия не принесло. Заметит, падла, что мы бухие…
Ромул Луций спросил товарища:
— Может, нам все-таки лучше смыться?
— Ну нет! — Плиний Кнехт запустил в лунную дорожку пустой бутылкой. — Мы еще, квирит, покувыркаемся!
Он снова прислушался к пению и с пьяной хитринкой засмеялся:
— Пусть пока попоют, козлы! Пусть поют, Рома, они еще наших заморочек не знают!


Глава восемнадцатая,
в которой областная комиссия из кафе отправляется в гостиницу, Скубатиев идет на свидание и ночью встречается на улицах Бузулуцка с архангелами


Все неприятности начались с окончанием банкета в кафе «Тихий Дон». Путь в гостиницу пролегал через аллею Цезарей, о которой гости из области не имели никакого понятия. Наткнувшись на череду белеющих в густом сумраке бюстов, Цыцыгуня испуганно вскрикнул и спрятался за квадратную спину ветврача.
— Ты с ума сошел? — неодобрительно цыкнул на Цыцыгуню Рудольф Константинович. — Ты же у меня, друг ситцевый, чуть бутылку из рук не выбил!
Цыцыгуня дернул тонкими посиневшими губами.
— Там мужики голые стоят! — шепнул он, задыхаясь и присвистывая от волнения.
— Шиза пошла! — уверенно поставил диагноз ветеринар. — Где ты, родной, голых увидел?
Сказал и осекся. Цезари, белеющие во тьме, выглядели внушительно.
— Это еще что такое? — Скубатиев наморщил лоб и поднял брови, пытаясь расширенными глазами рассмотреть белые фигуры. — Что это за хреновина?
Митрофан Николаевич Пригода сжал локти Скубатиева и Цыцыгуни.
— Не бойтесь, — призвал он. — Это наш учитель рисования балуется. Психотерапия своего рода. А мы ему не мешаем.
Скубатиев подошел к ближайшему бюсту и, сопя, внимательно ощупал его.
— В тюрьму бы твоего учителя загнать, — сказал он. — Пугать, так сказать, решил испытанные партийные кадры!
Несколько успокоившийся Цыцыгуня охотно высказался в адрес неведомого скульптора, в словах его для печати предназначалось все, если разделить сказанное на гласные и согласные звуки и печатать их порознь. Облегчив душу, Цыцыгуня обнял товарищей за плечи. Это ему показалось, что он обнял их за плечи. Читатель всегда может домыслить, за что обнял низкорослый секретарь парткома своих высокорослых товарищей.
— А не спеть ли нам?
Скубатиев погрозил ему длинным костлявым пальцем.
— А вот мы… этого, рано нам еще песни петь. В смысле — поздно уже! Ты прикинь, что о нас люди подумают? А если какой-нибудь дурак в область сообщит? Да нас во всех смертных грехах обвинят — допились, скажут, до того, что всю ночь на улицах песни голосили! Не-е, мужики, нам в гостиницу надо. Посидели, погуляли — и хватит. Утро вечера мудренее, товарищи, утром и разберемся что к чему. И с черепами этими каменными разберемся, и со скотиной больной, которую заготовителям резать надо. Опосля, мужики, опосля! Забыли, что такое Бузулуцк? Тут на одном конце зевнешь, на другом доброй ночи пожелают!
Приплетая к происходящему областное начальство и возможные жалобы населения, Рудольф Константинович лукавил и кривил душой. Еще в кафе он с душевной теплотой вспомнил о секретарше райкома Клавочке, с которой познакомился в приемной у Митрофана Николаевича Пригоды в прошлом году. Помнится, против ухаживаний секретарша тогда не возражала. Но и вольностей особых не допускала. Поведение ее было по провинциальным меркам обычным, в меру игривым и обещающим, но сейчас в разгоряченном мозгу Скубатиева вежливость секретарши показалась ему влюбленностью. Теперь Рудольфу Константиновичу казалось, что Клавочка была в него влюблена, влюблена отчаянно, и только внутреннее джентльменство его, Рудольфа Константиновича, не позволило ему воспользоваться этой влюбленностью, как воспользовался бы ею любой другой командированный, обладающий меньшим тактом и воспитанностью.
Еще через двести метров он уже был твердо уверен, что всю свою жизнь Клавочка ждала именно его, Скубатиева, но он, занятый организационной работой и важными делами партийного строительства, не понимал этого.
Клавочка! Бедная девочка! Сейчас она была желанна Рудольфу Константиновичу, и даже под угрозой расстрела Скубатиев не признался бы себе в том, что до сегодняшнего вечера он не вспоминал о существовании этой женщины, что ее просто не существовало в его городской суматошливой жизни. Разгоряченному Рудольфу Константиновичу казалось, что он любил эту женщину всю свою жизнь.
«Уложу этих, — думал он, инстинктивно отставая и тем уже отделяя себя от собутыльников. — А сам пойду к Клавочке. Знает ведь, что я приехал, ждет небось, наверняка ждет!»
В воспаленной любовным томлением голове Рудольфа Константиновича вставали картины ожидающего его прихода Клавочки: белая скатерть на столе, взволнованная русская красавица, расхаживающая по комнате и время от времени нервно поглядывающая на часы и на дверь. Нехитрые провинциальные закуски на столе, графинчик густой и сладкой настойки, ожидающей своего часа…
Митрофан Николаевич Пригода подхватил Скубатиева под руку.
— Чего загрустил, Константиныч? Завтра на Ивановские пруды рванем! Помнишь, какие там карпы?
В гостинице они долго топтались в зале провинциального люкса. Не зря была захвачена из кафе бутылка «белой» — пили «посошковую», потом «стременную», потом снова вернулись к «посошковой» и, опростав рюмки, принялись пить за любовь. Цыцыгуня почему-то прощался с Небабиным: охватив его за толстую шею, он все порывался наклонить к себе покачивающегося Ивана Яковлевича, чтобы запечатлеть на пухлой щеке Ящура Цаповича прощальный поцелуй. Наконец все распрощались. Дверь номера за районными руководителями закрылась, и Цыцыгуня все-таки поцеловал ветврача, опрокинув его на диван. Обцеловав ветврача, Цыцыгуня задремал на диване, закинув ноги на валик. Одна нога по-прежнему была в пыльном австрийском полуботинке, вторая молочно светилась, и с нее свисал черный шелковый носок. Небабин с доброй пьяной улыбкой некоторое время уговаривал Цыцыгуню лечь в постель, но тот сонно отмахивался и отводил руку Ивана Яковлевича в сторону.
Рудольф Константинович посидел, неодобрительно глядя на эти безобразия, встал и решительно направился к выходу.
— Константиныч, ты куда? — окликнул его ветврач.
— Да зуб что-то ноет, — не оборачиваясь, сказал Скубатиев. — Вы ложитесь, Иван Яковлевич, ложитесь. А я пройдусь, воздухом подышу. Погодка сегодня больно чудесная!
— А с Цыцыгуней что делать? — спросил ветврач. — Что ж мы его так и оставим на диване на всю ночь?
— Пусть лежит, — закрывая за собой дверь номера, принял решение Рудольф Константинович. — Чего ж мужика беспокоить?
На улице было славно. Оглядевшись, Скубатиев сориентировался и бодро затопал по широкой тропинке вдоль еще не просохшей улицы.
Дом секретарши Клавочки он нашел без особого труда — по синим ставням и коричневым от олифы воротам. Ворота были незаперты, и сердце Рудольфа Константиновича предвкушающе екнуло. Миновав дорожку, обсаженную садовыми ромашками, Рудольф Константинович поднялся по скрипучим ступенькам крыльца и осторожно по-доброму постучал.
— Сейчас, сейчас, милый! — певуче отозвался из-за двери знакомый голос, заставивший Рудольфа Константиновича радостно затрепетать. Узнала все-таки Клавдия о его приезде! Руки у Скубатиева захолодели.
Звякнула щеколда, дверь распахнулась, и влюбленный чиновник увидел знакомую кудрявую головку.
— А вот и я! — объявил Рудольф Константинович.
Радости в испуганном вскрике хозяйки не было.
— Вы? — Глаза Клавочки расширились, словно она увидела гадюку. Застыв в дверях, женщина явно не желая впустить Рудольфа Константиновича в свою светелку.
Рудольф Константинович начал понимать, что не все так гладко, как ему казалось.
— А я, понимаете, Клавочка, гулял, — неловко сказал он, — вижу, у вас свет горит. Я и заглянул, хе-хе… как говорится, на огонек. Дай, думаю, удивлю Клавдию… э-э-э… — Он замялся, обнаружив, что не помнит отчества секретарши, а если говорить честно, то и вообще его никогда не знал.
— В другой раз, — сказала хозяйка, по-прежнему стоя в дверях. — В другой раз, Рудольф Константинович!
Скубатиев, еще не понимая, что ему отказывают окончательно и бесповоротно, продолжал жалко лепетать:
— Иду, понимаете, а у вас свет горит. Дай, думаю, зайду чайку попить. Помнится, у вас, Клава, отменный чаек был!
— В другой раз, — снова сказала Клавдия. — Заварка вся вышла, нечем вас поить.
— Значит, чаем не напоите? — попытался улыбнуться Рудольф Константинович. Клавочка вздохнула.
— Говорю вам, заварка у меня кончилась, — снова сказала она. — Вы извините, но у меня там вода для стирки закипает. В другой раз заходите, сегодня у меня стирка большая затеяна.
Дверь закрылась.
Обескураженный Скубатиев посмотрел на насмешливую луну. В будке у летней кухни загремела цепью собака. Никогда еще Рудольфу Константиновичу не отказывали так бесцеремонно и невежливо. «Сучка, — подумал он. — Как она меня!» Партийная закалка не дала Скубатиеву потерять уверенность в себе. «Не на того напала, — с веселой злостью подумал он. — Скубатиева так просто из дома не гонят! Скубатиев имеет свое достоинство. Скубатиев просто так не отступится!»
Он поднял руку, чтобы вновь постучать в дверь.
— Квирит, — сказал кто-то негромко, но весомо у него за спиной. — Не аккессарис, низи воцатур!{24}
Надо отметить, что это было сказано своевременно.
Рудольф Константинович оскорбленно оглянулся. Слова, приготовленные им для наглого провинциала, вздумавшего говорить по-зарубежному, замерли на его испуганно задрожавших устах. И было от чего!
Прямо за спиной Рудольфа Константиновича стоял ангел. Возможно, что это был даже архангел. По крайней мере именно так эти самые архангелы выглядели на картинах религиозной тематики, которые Скубатиев не paз разглядывал в свою бытность директором Царицынского музея изобразительных искусств. Так вот, архангел, стоящий за спиной Рудольфа Константиновича, и выглядел как архангел. Мускулистое тело облегала белая короткая туника, жаром пылал шлем на голове, в руке архангела был меч, а главное — у архангела были пронзительные всевидящие глаза.
Архангел смотрел на Скубатиева укоризненно и чуточку презрительно.
Рудольф Константинович знал, как надо вести себя с любым руководством. Кроме небесного. Воспитанный на диалектическом материализме и всосавший атеизм еще в годы студенчества вместе с «Агдамом», портвейном и вермутом, Рудольф Константинович относился к религии со здоровым скептицизмом, который, впрочем, граничил с разумной осторожностью. В церковь он, разумеется, не ходил, свечек угодникам и святым по праздникам не ставил, да и к постам относился крайне отрицательно. Очень трудно поститься, находясь в очередной командировке. Ребенка Рудольф Константинович покрестил не веры для, но осторожности ради. Стоило ему это персонального выговора по партийной линии, хорошо — без занесения в учетную карточку. А все потому, что в момент крещения в церкви оказался заведующий сектором атеистического воспитания масс Царицынского обкома партии Иван Иванович Рыбкин, который немедленно доложил наверх о политически незрелом шаге Рудольфа Константиновича. С большим запозданием Скубатиев узнал, что сам Рыбкин в этот день появился в Казанском соборе, чтобы исповедаться и получить отпущение грехов. Время было упущено; подай Скубатиев докладную записку о недостойном поведении завсектором атеистического воспитания, ее бы восприняли как мстительный донос, всем ведь известно, что хорошо стучит тот, кто стучит первым.
И вот теперь оказывалось, что попы были правы, и Рудольф Константинович стоял перед архангелом, тоскливо пытаясь дышать в сторону.
Архангел шагнул ближе.
— Меч опустите, — сказал Скубатиев, пытаясь под показным хладнокровием скрыть дрожь в голосе. — Пораните еще ненароком. И не надо, не надо, товарищ, приписывать мне скабрезных мыслей. Ну, зашел к товарищу по работе, к боевой подруге, если хотите! Узнать хотелось, как товарищ себя чувствует, так сказать, не болеет ли… Много ли в этом вины?
— Не ментири!{25} — прорычал архангел, сверкнув глазами.
— Ладно, ладно, — торопливо согласился Скубатиев. — Грешен, так сказать, мыслями, но помыслами чист. Признаюсь вам, что ничто человеческое мне не чуждо. А тут, сами понимаете, командировочная скука, опять же бабенка аппетитная. Дай, думаю, зайду — чайку с вареньем попьем…
Он хотел развить свою мысль, но не успел. Похоже, что и на небесах справедливости не было, а архангелы, как обычные деревенские мужики, были склонны к рукоприкладству.
Пока Рудольф Константинович боролся с искрами в глазах, архангел постучал в дом. Стучал он по-хозяйски требовательно и уверенно. Дверь распахнулась, и Рудольф Константинович услышал гневное восклицание небесного жителя:
— Фемина ин лупанариус!
Послышался звук пощечины и женский плач, перемежаемый жалобными криками:
— Да что я, виновата? Он сам пришел! Я его, гада, и знать не знаю, клянусь, Птолемейчик!
Дверь захлопнулась, и из-за нее продолжали слышаться звуки бытовой ссоры.
Скубатиев медленно приходил в себя. «Вот стерва, — удивился он про себя, — мало ей мужиков, архангелов принимать стала. Погоди-и-и, Скубатиев выведет тебя на чистую воду! О тебе не только Бузулуцк знать будет, вся область заговорит! И архангела твоего к порядку приведем! Будет знать, как на руководителей областного масштаба руку поднимать! — Он вдруг пришел в себя и задрожал. — Господи! Да кому это я грозить удумал? Небесному вестнику угрожаю! Да меня за это… — Липко и жарко облило спину, и Скубатиев присел на скамеечку, доставая из кармана пачку «Краснопресненских». — Да не-ет! — Он медленно приходил в себя. — Какие в Бузулуцке архангелы? И Клавка на непорочную деву Марию тоже не похожа. Разберемся! Ох разберемся завтра!» — Он щелкнул зажигалкой, машинально прислушиваясь к приглушенному стенами дома скандалу.
— А монти ирае аморис ингратио! — назидательно сказали рядом. Подумали и добавили: — Айесдем фаринае!{26}
Рудольф Константинович приподнял зажигалку выше, и остатки волос на его голове зашевелились от ужаса. Трепещущий испуганный огонек зажигалки высветил еще одного архангела, мирно сидящего на другом конце скамейки. Этот был не в пример моложе первого, и обезьянье подвижное лицо его кого-то напоминало Скубатиеву. Он определенно знал, что это лицо ему знакомо. По картинам или иконам. Строгий вид незнакомца говорил в пользу икон, и Рудольф Константинович, не размышляя более, бухнулся на колени, уткнувшись в мускулистые теплые ляжки архангела:
— Прости мя грешного!
«Только бы живым уйти, — лихорадочно думал он. — Только бы простили меня небесные бугры. Только бы простили! В рот больше ни грамма не возьму, Розалии до конца дней своих верен буду! С работы уволюсь, найду себе порядочное место, чтобы никому не лизать за… Тьфу! Не сотворю, как говорится, себе кумира…»
— Веришь? — Он попытался поймать руку молодого и опасного архангела. — Этой… маммоне поклоняться не буду!..
Архангел нахмурился{27} и Рудольф Константинович страдальчески сморщился:
— Да что ж это, Господи, мне уже и веры нет никакой?
Он мучительно старался припомнить заповеди Нагорной проповеди, но со страха не мог вспомнить даже основные положения Морального Кодекса Строителя Коммунизма. В отчаянии Рудольф Константинович возопил:
— Во имя Отца и Святого Духа!
Архангел отодвинулся от него, почесал ногу о ногу и удивленно пробормотал:
— Квае те дементиа кепит!
Скубатиев всхлипнул и нежно поцеловал грубую мозолистую руку архангела.
— Так мы договорились? Вы меня отпускаете?
Архангел гневно вырвал руку.
— Мел ин оре, фраус ин фактус!{28}— задумчиво сказал он.
— Спасибо! — горячечно зашептал обезумевший партийный функционер, отползая от скамейки задом и на коленях. — Спасибо, мой хороший! Господу нашему, как говорится, наш почет и уважение… Отныне молиться буду на него и на вас!
Гней Квин Мус, а это был именно он, удивленно смотрел вслед извивающемуся Скубатиеву.
— Вале! — вежливо попрощался он. — Прощай!


Глава девятнадцатая,
в которой легионеры и милиция отдыхают в пионерлагере им. Ф. Э. Дзержинского, начинаются Бузулуцкие Игры, начальник милиции наказывает сержанта Семушкина, а Плиний Кнехт едва не побеждает в отжиманиях


Федор Борисович Дыряев с завистью оглядел мускулистую фигуру центуриона, стоящего по пояс в воде. Здоров мужик — тридцать верст в оба конца отмахал, ночь, поди, не спал, а смотри — свеж, как парное молоко. Да, дорогие товарищи, таких только в древности производили, когда нитратов и прочей дряни не было!
Птолемей Прист вернулся к крыльцу медпункта, отфыркиваясь и вытирая голый торс полотенцем.
— Мене сана ин корпоре инвиниес! — пророкотал он.
— Это точно! — хмыкнул начальник милиции — Бегал, значит, как говорится, ин медиас гентес?
— Магна чарта бибертатум, — туманно отозвался центурион, усаживаясь на ступеньках и вытягивая длинные мускулистые ноги. — Эссе фемина, Федор, эссе фемина! — Он подумал и добавил: — Витае магистра!
— Клавка научит, — согласился Федор Борисович. — Точно, учитель жизни! — Он взглянул тревожно во внезапно посуровевшее лицо центуриона и успокоил: — Это к тому, Квинтыч, что фемина она жизнью умудренная и многому тебя в нашей жизни научит. Истинно говоришь — наставница она для тебя в нашем мире.
И, желая сменить тему, добавил:
— Ну, что там твои гаруспики нагадали?
— И гаруспики, и авгуры сулят удачные Игры, — сказал центурион. — Я думаю, мы начнем с плясок?
Очнувшийся от дремы Гладышев перевел слова центуриона.
— Вчера наплясались, — буркнул Дыряев. — Как ты со своим Мусом в город намылился, так у нас самая пья… тьфу, черт!.. самый разгар плясок и начался. Вон Степа до того вчера наплясался, сегодня членом пошевелить не может. А еще через костер сигали, так твой корникулярий мужские достоинства на огне подпалил. О песнях уж и говорить не приходится, одну только «Гей, на Тибре!» раз десять исполняли. Махнут стопку и давай реветь, как на Тибре и к чему молодой легат матроночку склоняет!
Дыряев подумал и добавил:
— Тяжело им сегодня, не знаю, когда мы сможем Игры начать!
Птолемей Прист с ленивой брезгливостью разглядывал оживающих легионеров и милиционеров. Более всего они напоминали осенних мух, ощутивших первые холода. Некоторые брели к воде, чтобы плеснуть ладонью на пухлое лицо живительной влагой.
— Аспике нудатес, барбара терра, натес! — в сердцах бросил центурион. — Нон каптат мускас!
— Полюбуйся, варварская страна, на голые ягодицы, — перевел Гладышев. — Они даже мух не ловят!
— Ягодицами? — заинтересовался начальник милиции, и учитель рисования фыркнул, представив себе столь удивительную картину.
— Ад воцем, Квинтыч, — сказал Дыряев. — Твои все требуют, чтобы мы состязались по римскому, значит, обычаю. Голяком, значит. Ты, Квинтыч, пойми, у вас там, в Риме, нравы вольные были, мальчиков, говорят, портить не за грех было. А мои милиционеры народ нравственный, голяком к народу не выйдут. Да и боятся они твоих, центурион. Давай, брат, по-честному, я тебе как цивис цивису говорю, будем состязаться в исподнем, чтобы позора не было. Да и глаза завистливого беречься надо. А то как бы твоим и в самом деле ягодицами мух ловить не пришлось.
— Не глориосис! — хмыкнул центурион. — Мои и в набедренных повязках твоим задницы надерут! Начиная с гирь и кончая бегом.
— Хвастайся с битвы едучи, — поджал губы начальник милиции. — Мои орлы — не твои мускас, они кого хочешь по кочкам понесут!
Центурион понял без перевода, засмеялся, поднял средний палец и назидательно покачал им.
— Ба-бу-чка на двух сказаль! — похвастал знанием русских поговорок.
— На троих, — усмехнулся Федор Борисович. — Она, брат, всегда на троих предлагает. — И, разом построжав, повернулся к учителю рисования: — Программу Игр отпечатали?
В пионерский лагерь Федор Борисович Дыряев захватил из отдела пару пишущих машинок. Первоначально печатать на них должны были отделовские машинистки, но, поразмыслив, начальник милиции машинисток в лагерь не взял — испортят, подлецы, если не легионеры, так менты спортят, на Дону воздух шалый, к греху располагает. Уследи, которая и с кем в ивняк нырнет.
— Так точно, — ощутив себя солдатом-первогодкой, отрапортовал Степан Николаевич Гладышев. — Все в лучшем виде, товарищ подполковник. Сначала легкая атлетика, потом тяжелая, боксы разные и в финале — футбол. «Бузулуцкие коршуны» против римской «Скуадры Адзурры».
— Вот и славно, — сказал начальник районной милиции. — А нам с вами, Птолемей Квинтович, вон туда, где кумач краснеет. Нам с вами судить придется. Давай, дорогой, сразу договоримся, что судить будем по совести.
— Честь воина — порука честности, — сказал Птолемей Квинт, и теперь уже полковник в свою очередь понял его без перевода.
Начальник милиции был прав, лучше бы Игры состоялись вчера! Центурион грозился ликторами, обещал своим урезать жалованье, но все было напрасно. Даже возможность потерять кровные сестерции не прибавила легионерам бодрости. Да и милиционеры выглядели не лучше.
Прыжки в длину и высоту пришлось отложить. Состязания по бегу состоялись только потому, что хитроумный корникулярий Фест догадался поставить на финише молочный бидон с наливкой для победителей.
В метании диска никто не преуспел. Диск летел у соревнующихся куда угодно, только не в ту сторону, куда они его метали. В довершение ко всему один из неудачливых дискоболов ухитрился попасть снарядом в бидон с наливкой, приготовленный Фестом для бегунов, и этого дискобола долго ловили остальные спортсмены, но, к счастью, поймать не смогли, а то неизвестно, чем соревнования завершились бы. Милиционеры обещали посадить нечаянного злоумышленника в КПЗ, а что ему обещали сослуживцы по легиону, вообще лучше было не слышать.
После наведения порядка, на что ушло время, начали метать копье. Степан Николаевич Гладышев, назначенный старшим судьей, нервничал. Ему казалось, что атлеты умышленно целятся исключительно в него, поэтому при каждом взмахе он бросался на землю, закрывая голову руками. Неудивительно, что копье, пущенное сильной рукой ветерана Суфикса, бородача из армянских провинций империи, описало высокую дугу и вонзилось в ягодицу Гладышева. В соревнованиях опять наступила пауза, вызванная оказанием скорой медицинской помощи судье.
Начали стрелять из лука. Стреляли лишь римские легионеры, ведь по уговору милиция должна была стрелять из табельного оружия, поэтому в этом виде состязаний милиционеры оставались простыми зрителями. Римляне показали свое искусство в полной мере, ни одна из стрел не миновала малой, по грудь, мишени, установленной старшиной райотдела. В толпе зрителей рукоплескали. И, как оказалось, преждевременно, потому что на огневой рубеж вышел Ромул Луций. В легион он вступил недавно и особых навыков в обращении с этим хитрым оружием не имел. Неудивительно, что одна из стрел, пущенных молодым, еще не прошедшим курса молодого бойца легионером вновь угодила именно в Степана Николаевича Гладышева, вонзившись в его вторую ягодицу. Опять все начали суматошливо оказывать помощь судье. Гладышев фальцетом голосил, что это покушение, что он этого так не оставит, требовал немедленно возбудить уголовное дело и провести расследование, благо большая часть милицейских следователей приехала в лагерь, а эксперт-криминалист бегал по стадиону с фотоаппаратом в руках, пытаясь поймать самые эффектные кадры для стенда «Богатыри Придонья».
Расследовать, разумеется, никто ничего не стал, ягодицы Гладышеву перевязали, и кровью он не истек, но быть судьей в стрельбе из пистолета наотрез отказался, мотивируя это тем, что пуля — дура, не ягодицу — лоб прошибет.
И как в воду глядел: милиционеры оказались никудышными снайперами, половина из них и в мишень попасть не смогла, но один — старшина Калмыков — удачным выстрелом побил пол-ящика минералки у продавщицы их кооперативного магазина. Степан Николаевич Гладышев искренне перекрестился, говоря, что есть на свете Бог, он и отвел руку стрелявшего в другую сторону, а согласись он, Гладышев, на судейство, лежать ему у ног продавщицы бездыханным и окровавленным.
Солнце к тому времени уже поднялось, начало припекать, и соревнующиеся то и дело прикладывались к бутылкам с водой. Видимо, в них была не простая вода, потому что в выжимании гири преуспел лишь известный римский силач Крат Силий Многий, поднявший гирю сотни полторы раз. В перетягивании каната победила дружба. Канат, как водится, лопнул, и противники дружно извалялись в пыли, после чего разделили очередной бидон вишневой настойки. Настойка была отменной, но ударяла в голову.
Неудивительно, что в классической греческой борьбе победитель так и не выявился. В финальном поединке встретились испытанный временем и врагами Корнелий Юлиан Долабелла и известный всему Бузулуцку старший участковый Соловьев. Последний был столь же ловок, сколь неуклюж и силен был его противник, однако провести победное туше и уложить соперника на лопатки старшему участковому никак не удавалось. Он прыгал вокруг рослого легионера, имитировал захваты и уклонения от них, потом остановился и предложил перевязанному, точно Щорс, но совсем в иных местах, Степану Николаевичу Гладышеву отдать победу ему. Пока Гладышев препирался со старшим участковым, римлянин пришел в себя и коварно напал на соперника сзади.
— Хомо хомини люпус эст! — кричал он запальчиво.
— Пусти, гад! Ападе а ме! — кричал, извиваясь в руках соперника, Соловьев. — Поркус ты! Пусти же! Ты не Долабелла, а настоящий… — и участковый инспектор удачно переиначил фамилию легионера, сделав ее нецензурной. — Люпус эст! Волчара позорная!
Легионеры из числа зрителей обидно хохотали. Верный своему вечному напарнику сержант Семушкин вскочил на ноги, расстегивая кобуру своего надежного, хотя и изрядно потертого ПМ. На нем повисли сразу с обеих сторон.
— А я не дам Михал Денисыча обижать! — кричал Семушкин. — Чего он, как голубой, сзади лезет! Слабо ему, козлу римскому, нашего участкового по-честному завалить?!
Видно было, что наливка подействовала на сержанта не лучшим образом.
Семушкин ругался, мешая русский мат с крылатыми латинскими выражениями, однако пистолет у него отобрали, а без табельного оружия сержант был не опаснее наручников, которые на него надели сослуживцы.
Федор Борисович встал из-за главного судейского стола и, заложив руки за спину, медленно подошел к нарушителю спокойствия. Было в медлительности начальника районной милиции что-то от сановитой горделивости римских цезарей и принцепсов. Даже в брезгливо оттопыренной губе чувствовалось нечто августейшее. Встав перед Семушкиным, он молча оглядел его с растрепанной головы до все еще елозящих по траве ног. Среди римлян о взаимоотношениях начальников и подчиненных в стране варваров рассказывались легенды, которым особо никто не верил. Сейчас римляне воочию наблюдали, как долговязый сержант Семушкин под хмурым взглядом своего начальника превратился в испуганного субъекта среднего роста, а при первых словах Федора Борисовича вообще съежился до лилипутских размеров.
— Права, значит, качаешь? — поинтересовался подполковник. — Решил, значит, попранную справедливость восстановить?
— Та-а-а-а-варищ подполковник! — заныл сержант, уже не пытаясь дергаться. — Дак он же сзади… он же… Западло же сзади кидаться!
— А настойку хлебать до ус…ки не западло? — поднял бровь Дыряев. — А «макаровым» перед товарищами по спорту махать? А если бы ты кого подстрелил? Забыл слова великого русского писателя Антона Палыча Чехова? Если в первом акте, значит, на стенке висит пистолет, то во втором акте обязательно будут похороны! Значит, так, — принял он решение. — Вернемся из лагеря, поедешь на кордон к лесничему Дисамову. Будете с ним, значит, браконьеров вместе ловить. Там свою удаль и покажешь!
— Та-а-а-а-а-аварищ подполковник! — еще громче взвыл Семушкин. — Я ж хотел, чтобы все по справедливости было!
В толпе обидно засмеялись.
— Да разве это наказание? — пояснил римским легионерам Плиний Кнехт. — Это, блин, поощрение, а не наказание. Он там с лесничим самогонку будет жрать до посинения. У Дисамова, блин, самогонка самая крутая в районе! — С этими словами он повернулся к милиционерам: — Не-е, мужики, у нас в легионе порядки не в пример круче. Только оступись, тебя бичами так огуляют, что неделю в постель мочиться будешь. И Юпитер с Юноной не помогут!
— Вам, римлянам, хорошо! — возражали милиционеры. — Только у Дисамова на хуторе людей неделями не бывает, запросто одичать можно — не зря же его в Придонье лешим кличут!
То, что недавние сограждане признали его римским полноправным гражданином, так вдохновило Плиния Кнехта, что он едва не победил в отжиманиях. Корникулярий Фест одобрительно потрепал Плиния по плохо выбритой голове.
— Вени, види, вици! — сказал он.
— Служу цезарю! — браво рявкнул Плиний Кнехт.
Корникулярий Фест еще раз потрепал его по голове и объяснил:
— Ты служишь Великому Риму. Цезари же приходят и уходят. Цезарей любят, но служат стране.
В это же время в тесной комнатке медпункта подполковник Дыряев, гневно заломив бровь, вопрошал понурившегося сержанта Семушкина:
— Ты у кого служишь, сержант? Кто тебе сест… тьфу, черт!.. зарплату платит? Что ты меня, подлец, перед иностранцами позоришь?
И скажи подполковнику Семушкин, что служит он исключительно отечеству, в то время как подполковники приходят и уходят, что было бы истинной правдой, заяви Семушкин, что зарплату ему платит государство, а не Федор Борисович отстегивает от своих щедрот с сумм за проданных кабанчиков и гусей, то что там римский цезарь, куда ему до милицейских командных высот!
Гнев подполковника был бы равен гневу Юпитера. Сверкнули бы молнии, загрохотал гром, и сержанту Семушкину пришел бы несомненный и бесславный конец. Семушкин отлично понимал это и потому только вытягивался пред нервно расхаживающим по комнатке подполковником, все повторяя:
— Виноват, товарищ подполковник! Понимаю, что оплошал! Больше не повторится, товарищ подполковник!


Глава двадцатая,
в которой продолжаются Игры, играется футбольный матч и в чудный вечер на берегу Дона распеваются славные песни, а Гнею Квину Муссу снятся хорошие сны


Поборолись, постреляли, пометали диски да копья, с грехом пополам одолели короткие и длинные дистанции, выяснили сильнейших и хитрейших. Полный спортивных баталий день подходил к концу. Оставалось еще сыграть футбольный матч, раздать медали да отпраздновать победы и обмыть, как говорится, поражения. Но прав, прав был основатель Олимпийского движения Пьер Кубертэн: важны были не победы, важно было само участие в Играх, ведь всем известно, что в них всегда побеждает дружба.
Так оно и было до футбольного матча. Спонтанное выступление сержанта Семушкина было не в счет. Не просто дебоширил ведь, за друга заступался. В футбольном матче милиционеры твердо рассчитывали на победу. Равных в Бузулуцком районе им не было, к тому же на воротах у них стоял сухой вратарь, все тот же Семушкин, который на мяч бросался как лев, а на выходах ему вообще не было равных: там, где другим надо было выпрыгивать изо всех сил, Семушкину достаточно было поднять руки.
Римляне правила уже знали и некоторый опыт обращения с мячом имели. Тренером у них был учитель физкультуры бузулуцкой средней школы Валентин Крысанов, заядлый трезвенник и фанат мяча и шайбы, который в свои тридцать пять лет не гнушался погонять мяч или побросать шайбу даже с учениками младших классов, вступая с ними в порой разгоравшиеся на поле и площадке споры, за что получил среди учащихся прозвище Жила. А может быть, это прозвище Валентин заслужил за свою неутомимость на поле и азарт в игре.
Игра только началась, и сразу же стало ясно, что милиционеры напрасно надеются на победу над иностранной командой. «Скуадра Адзурра» техникой не блистала, но воля к победе компенсировала технические огрехи игроков. Едва начался первый тайм, как римляне получили право на штрафной. Муций Невий мощным ударом со своей половины поля открыл счет, и хваленому Семушкину пришлось доставать мяч из сетки. Еще через двадцать минут бестолковой, но азартной беготни по полю юркому и низкорослому дежурному отдела милиции рыжеволосому Василию Короткову удалось забить ответный мяч. В конце матча Муций Невий пушечным ударом мяча в голову отправил в нокаут судившего матч Валентина Крысанова. Игру пришлось прервать, так как другого специалиста не было. Муций переживал, словно случайно зарезал родную мать. Его утешали всей командой, но тут судья очнулся, и через некоторое время матч продолжился. Удивительное дело, после кратковременной потери сознания Валентин Крысанов начал бегать значительно медленнее, и это сразу же сказалось на темпе игры. Казалось, что игроки обеих команд подстраиваются под потерявшего прыть арбитра. В вялых стычках подковали Гнея Квина Муса, снесли в районе центрального круга младшего лейтенанта Акимочкина, но первый тайм закончился все-таки с ничейным результатом.
В начале второго тайма один из римлян не выдержал и схватил мяч руками, пытаясь занести его в ворота. За ним долго гонялись, стремясь отнять мяч, отчего игра приобрела сходство с регби. Наконец мяч отобрали, и Валентин Крысанов назначил штрафной, который капитан Соловьев мощно забил на середину Дона. Пока вылавливали мяч, пока его сушили, некоторые игроки освежились вишневой настойкой. После этого игра потеряла стройность и осмысленность.
Кончилось тем, что Муций Невий забил Семушкину второй мяч. Но неугомонный Вася Коротков в самом конце забил ответный, и матч закончился боевой ничьей, к удовольствию римлян и смущению милицейской команды. Игра закончилась ближе к вечеру, когда над рекой поплыл сизый туман и хмуро заухали в камышах затона выпи. На спокойной донской воде расходились многочисленные круги от играющей рыбы, над водой зазвенели, затачивая свои жала, бесчисленные комары, которые подбадривали друг друга, еще не решаясь напасть на закончивших состязаться спортсменов, плещущихся вдоль берега с веселыми возгласами и солеными шутками.
С наступившими сумерками разгорелись меж корпусов пионерлагеря костры, потянуло дымом и шашлыками, а еще через некоторое время от песчаного берега тихого Дона донеслась грустная и протяжная песня, в которой тоска легионеров по утраченной родине переплелась с мечтой бузулуцких милиционеров о загадочной загранице, которой они никогда в жизни не видели и скорее всего не увидят, так как каждый из них давал подписку о хранении служебной и государственной тайны, а следовательно, был невыездной.
Гляжу я на нібо, та й думку гадаю,
чому ж я не сокіл, чому ж не літаю.
А был бы я сокіл, направился б к югу,
обнять полетіл бы я рімскага друга.


По мягким голосам было слышно, что поют кацапы, а подпевают им и римляне, и казаки.
— Ну, что мне с ним делать? — думал вслух начальник районной милиции, прислушиваясь к песне. — Ох, Семушкин…
— Да выпори ты его, и все дела, — предложил Птолемей Прист.
— Скажешь тоже — выпори! — возразил Федор Борисович. — У нас, Квинтыч, телесные наказания запрещены. У нас за это по головке не погладят!
Центурион подумал.
— Тогда давай я его выпорю, — снова предложил он. — Моим ликторам только мигни! И ты чист, я ведь порол, а ты ж и не знал про это!
Гладышев переводил все с тонкой усмешкой на губах.
— Чего щеришься? — обрушился на него начальник милиции. — Это тебе не бюсты из гипса лепить. Людьми руководить — не лаптем щи хлебать! Тут, как говорится, семь раз отмерь, один хрен криво получится!
— Так сказать ликторам? — снова спросил Птолемей Прист. — Я от себя прикажу, все будет нормально.
Федор Борисович Дыряев подумал.
— А прикажи! — согласился он неожиданно. — Пусть, стервец, за все свои грехи ответит. А то выговора ему как гусю речка, отряхнется — и сух!
Птолемей Прист поднялся на ноги, открыл дверь медпункта и зычно позвал корникулярия Феста. В ожидании корникулярия все молчали, но каждый в это молчание вкладывал свой тайный смысл.
А над Доном стелился белесый ползучий туман, чавкало в камышах обнаглевшее сазанье, звенели в высоте, ожидая своего пиршественного часа, ненасытные комары, и лягушки, словно оперные певцы, уже пробовали голоса, готовясь к бесконечным ночным ариям. Сияла в небесах полная луна, в далекой деревушке по ту сторону Дона лениво брехали собаки, и Бог щедро солил крупной звездной солью потемневшие уже небеса.
Лейтенант милиции Валера Абросимов, окончивший в прошлом году Астраханскую среднюю школу милиции и направленный в Бузулуцк по распределению, был влюблен в Леночку Широкову уже полгода. Дважды он делал ей предложение, но Леночка только смеялась и взаимностью на лейтенантскую любовь не отвечала. Узнав, что Леночка тайно встречается с итальянским донжуаном по кличке Челентано, Абросимов почернел от ревности. Сейчас, перебрав настойки, а может быть, и более крепких напитков, Валера Абросимов бродил среди корпусов, гневно раздувая черные казачьи усики, и искал Гнея Квина Мусаю.
— Где этот итальянский козел? Я ему пасть порву! Мало ему разведенок, нет, сволота, к порядочным девочкам клинья бьет! Где этот сучок?
Сидящие у костров пожимали плечами и с усмешками смотрели лейтенанту вслед. Ясный перец, Гнея Квина Муса следовало искать не у костров, а в Бузулуцке, у дома Широковых. Что ему делать вечером в лагере с амикусами вдали от той, чьим пылким мираторисом он был.
Но товарищи ошибались. В этот вечер Гней Квин Мус полулежал на берегу в ожидании, когда зазвенит колокольчик на донке и возвестит, что очередной подлещик или сазан глупо соблазнился на нехитрую наживку из дождевого червя.
Колокольчики на донках молчали, и Гней Квин Мус сладостно мечтал о сероглазой и длиннобедрой Леночке Широковой. И привиделось Гнею, что они с Леночкой входят в храм с пузатым желтым куполом. Леночка в белом платье до пят и в белой же шляпке, а он, Гней Мус, в начищенных до блеска доспехах и в медном, сверкающем, как солнце, шлеме. Вот идут они по ступеням, а с обеих сторон стоят улыбающиеся легионеры.
Стоп, легионеры стоят с правой стороны, а с левой стоят сплошь милиционеры в своих парадных мундирах, при белых рубашках и в начищенных сапогах. Идут они с Леночкой, глядя в глаза друг другу, а у входа в бузулуцкий храм стоит ихний жрец в малиново-золотых одеждах, а рядом со жрецом мать и отец Леночки, и с ними его, Гнея Муса, посаженный отец Птолемей Прист. Улыбаясь, они ожидают брачующейся пары. И в это время легионеры с милиционерами начинают реветь свадебный римский крик:
— Талассию! Талассию!
Гней Квин Мус открыл глаза и с удивлением обнаружил, что лежит на берегу Дона. «Задремал, — с огорчением подумал легионер. — А жаль, сон был таким сладким!»
От пионерлагеря снова закричали:
— Калашников! Калашников, твою мать! Иди быстрее, тебя Федор Борисович ищет!
— Сон! — окончательно уверился Гней Мус, но разочарование и огорчение, постигшее его, тут же улетучились: от воды послышался прерывистый звон колокольчика донки. Гней Мус торопливо вскочил и азартно принялся выбирать лесу, на другом конце которой упруго сопротивлялась попавшая на крючок рыбина.
А над потемневшим Доном, в плесах которого купалась желтолицая Луна, плавно и спокойно катилась песня:
Начальства там мало, а земли богаты.
Вот там бы поставить казачии хаты.
Чтоб мы вечерами, гуляя близ Тибру,
С тоской вспоминали прошедшие Игры…


И по хрипловатым простецким голосам было слышно, что поют песню казаки, а подтягивают им и кацапы, и римские легионеры.


Глава двадцать первая,
в которой руководство района обдумывает антиримские планы, рассказывается о последствиях встреч Р. К. Скубатиева с небесными посланниками, а Ромул Луций и Плиний Кнехт задумывают ужасное преступление


— А я тебе говорю, Федор Борисыч, что от них нужно избавляться. И как можно быстрее. И так эта история со Скубатиевым наделала шуму!
— А что он отмочил? — Отдохнувший и оттого доброжелательный начальник районной милиции открыл бутылку «Боржоми», налил полстакана и выпил мелкими осторожными глотками.
— Видение ему случилось в Бузулуцке. Архангел с неба спустился и говорит ему, мол, заканчивай, Рудя, свои непотребства, Бог, понимаешь, все с неба видит и за все с тебя спросит. Ну, Рудольф Константинович прибежал ночью в гостиницу, растолкал Цыцыгуню с Небабиным, водителя поднял и прямо ночью умотал в область. Я его остановить пытался, так куда там! Хватит, кричит, жизнь прожигать, надо и о душе подумать.
— А где ему видение-то было? — благодушно поинтересовался Дыряев. — Если у Клавдиного дома, то он на центуриона нарвался. Он в ту ночь к ней бегал.
— Из пионерлагеря? — не поверил Пригода. — За пятнадцать верст?
Дыряев хитро улыбнулся в усы.
— Вот потому Клавка к нему и потянулась. Ты, Митрофан Николаич, только помады с пудрами дарить горазд, а чтобы по темноте да пятнадцать верст на своих двоих отмахать, это тебе и в голову не пришло бы.
— Какая помада? Какие пудры? — гневно порозовел первый секретарь. — Ты, Федор, эти намеки брось. Нечего, понимаешь, бросать тень на руководящего работника района. Я к Клавдии Ивановне всегда относился как к товарищу по работе!
— Как же, как же, — снова засмеялся Дыряев. — Помню я, как ты в прошлом году медаль ей на грудь вешал. Руки тряслись, как у лесника Дисамова. Да ты, Митрофан Николаевич, не тушуйся, я про все это, как говорится, с белой завистью говорю. Выдающийся бюст у твоей секретарши, это надо честно признать.
— Я вас попрошу! — петушком вскинулся Пригода. — Не забывайтесь, товарищ подполковник! Не в пивной, понимаете ли!
Он схватил бутылку, отхлебнул прямо из горлышка и сел в кресло. По круглому лицу его гуляли красные пятна.
— Отвлеклись, значит, и хватит, — сказал он. — Бог с ней, с Клавдией, поздно мне уже на баб заглядываться, да и Аглая, понимаешь, вполне покалечить может. Насмотрелась, значит, бразильских сериалов. Давай, Федор Борисыч, к нашим баранам вернемся.
Он схватил со стола какой-то казенный циркуляр и принялся им обмахиваться.
— Надо нам с этими римлянами расставаться, — жарко выдохнул он. — Скубатиев, понимаешь, это еще семечки. Мне из области первый звонил. У него, понимаешь, сестра в Лифановке. Совсем рядом. То ли от нее пошло, то ли разведка первому доложила, только он меня, понимаешь, прямо спросил. Что ты там, говорит, Митрофан Николаевич, у себя в районе древних греков развел? Я ему, значит, рублю по-партийному прямо: нет у нас в районе никаких древних греков. И заметь, Федор Борисович, чистую правду сказал — нет у нас в районе древних греков. Ни одного не имеется, хоть весь район протруси. А кто у тебя с ножиками по Бузулуцку бегает? — спрашивает первый. Студенты из стройотряда — отвечаю. Начитались, говорю, про хоббитов и эльфов, мечей настругали и чудят, понимаешь.
Федор Борисович довольно засмеялся. Истории о толкиенутых он уже слышал на коллегиях и совещаниях, да и в прессе о них не раз писалось, и тут эта история как нельзя кстати пришлась. Бегают по Бузулуцку студентики с бутафорскими мечами и в белых хламидах, а что ты со студентов возьмешь? Свободное племя!
— Смеешься? — по-своему понял начальника милиции Пригода. — А мне, понимаешь, не до смеха. Мало что Скубатиев двинулся, тут еще неизвестные информаторы объявились. Стучать в область начали, доброхоты хреновы! Пришлют комиссию и — суши весла! Тебе, Федя, один черт скоро на пенсию идти, а мне еще до нее трудиться и трудиться! Нет, Федор Борисович, думай. Думай, дорогой! У тебя фуражка на голове, погоны на плечах, личный состав вооружен, тебе и карты в руки. Мужики они, конечно, правильные, дисциплину блюдут, ворье поприжали, хулиганам окорот дали. Но своя рубашка, понимаешь, она ближе к телу! Избавляться нам от них надо, пока, товарищ начальник, от нас не избавились. Жили мы без них раньше, и, надо сказать, неплохо жили… — Митрофан Николаевич подошел к окну и задумчиво побарабанил пальцами по подоконнику.
На подоконнике зеленели осиротевшие без секретарши Клавочки кактусы.
— Баню они мировую поставили, — сказал Пригода, не оборачиваясь.
— Термы, — поправил Дыряев.
— Нехай термы! — легко согласился первый секретарь. — Только вот понаедут, понимаешь, комиссии, объясняй им потом, почему фондовые материалы на баню истратили.
— Ну а вы что предлагаете? — перешел с начальством на «вы» подполковник Дыряев. — Вывезти их из района? Или из АКСов на яру пострелять, и пусть себе плывут в сторону Калача? Так, что ли? А патроны на учебные стрельбы списать.
Пригода страдальчески сморщился.
— Да не знаю я, Федя, — признался он. — Не знаю я, как нам от них, понимаешь, избавиться. Только мы с тобой, Феденька, не Дисамовы, грянет гром, а креститься некогда будет!
Именно в то время, когда первый секретарь Бузулуцкого райкома партии Митрофан Николаевич Пригода советовался в своем кабинете с начальником районной милиции, Гней Плиний Кнехт сменялся с суточного дежурства и еще не освободился от доспехов. Носить их Плиний Кнехт не умел, поэтому был похож в своем одеянии на железную куклу. Меч неприлично топорщился вперед, но Плиний Кнехт, не обращая внимания на беспорядок в одеяниях, что-то чертил на листке, косо выдранном из школьной тетрадки.
— Здесь оружейка, здесь вот — мешки кожаные с сестерциями. Казначей на них каждый день печати проверяет. Обычно он это делает с утра, при смене дежурства. Поэтому, когда мы казну хапнем, надо будет сразу когти рвать. Я уже узнавал, у них за кражи, как у китайцев, сразу руки рубят. Хрясть — и ты уже инвалид труда!
Ромул Луций с сомнением оглядел свои руки. Чистотой они не блистали, но были привычными, а главное — родными.
— А на хрен нам эти сестерции? — спросил он. — И потом, врешь ты все, Плиний! Помнишь, как мы медные котлы сперли? Что же нам с тобой тогда руки не отрубили?
— Мы с тобой тогда вроде как курс молодого бойца проходили, — процедил Кнехт. — А салагам у них руки не рубят, у них салаг… — Он снова склонился над криво вычерченной схемкой. — Смотри сюда! Я заступаю в караул, понял? Ты приходишь к двенадцати. В полночь, как вампир, понял? — Он коротко и нервно хохотнул. — Не боись, Рома! Напарника моего мы резать не будем, напарник мой к тому времени мирно спать будет. Я ему снотворного в вино подмешаю. Ты заходишь в оружейку, понял? Берешь мешки с сестерциями, а я стою на атасе. Ты выходишь, и мы делаем ноги. К утру, когда они нас хватятся, мы уже в Царицыне будем, понял? Там у меня доцент знакомый есть, он поможет нам эти сестерции барыгам антикварным пихануть. И — гуляй, Вася, пей пиво на солнечном побережье Черного моря! «О море в Гаграх! — пропел Кнехт, кривляясь. — О пальмы в Гаграх!» Дамочек длинноногих любить будем, Рома, шашлычки и сациви «Хванчкарой» запивать будем! Любишь «Хванчкару»?
— Не знаю, — сказал Ромул Луций. — Я дальше Бузулуцка ни разу не бывал. А здесь у нас, сам знаешь, кроме самогона, наливок да бормотухи, отродясь ничего не было.
— Полюбишь! — горячо заверил Плиний Кнехт. — Мы еще увидим небо в алмазах, Рома!
— Чего ты ко мне с этим Ромой привязался? — неожиданно обиделся Ромул Луций. — Юрой меня зовут. Юрий Николаевич Севырин я, а не Рома. Тьфу, блин, кличка какая-то собачья, а не имя!
Кнехт засмеялся — гаденько и тонко.
— Сам выбирал, — заметил он. — У собак имен нет, у них, как у зеков, одни клички.
Упоминание о зеках бодрости бывшему Юрию Севырину, ставшему в легионе Ромулом Луцием, не прибавило.
— Повяжут нас, — поделился он с Кнехтом сомнениями. — Если не римляне, так менты повяжут. Они с римлянами заодно. Чувствую я, блин, что нам эти сестерции боком выйдут. Может, ну их на хрен? Не были мы богатыми, нечего и привыкать.
Кнехт выпятил нижнюю губу и презрительно оглядел товарища.
— Дрейфишь, братила? Тогда я сам бабки возьму! В одного!
Севырин заколебался. По природе он был «бакланом», обычным уличным хулиганом, могущим, а главное — любящим подраться после хорошей выпивки. Шпанское счастье улыбалось ему не всегда — иногда бил он, но чаще в драке доставалось именно ему. К общественно полезному труду Севырина школа не приучила по причине того, что большая часть учебного времени пришлась на школьные коридоры. По лености своей Севырин ни на одной работе дольше аванса не задерживался, поэтому пятьдесят рублей были той предельной суммой, которую Севырин когда-то держал в руках.
Предложение Коровина пугало Севырина и манило. Пугало оно тем, что воровать намеревались не комбикорм из свинарника, что в случае поимки запросто могли оттяпать руку, а не условный срок дать. Вместе с тем предложение было заманчивым: Гагры, девочки, неведомая «Хванчкара», море, которого Севырин не видел ни разу в жизни. Дух захватывало от открывающихся перспектив!
— Ты в долю идешь? — спросил искуситель. — Или мне на тебя не рассчитывать?
Ромул Луций, еще вчера бывший деревенским хулиганом Юркой Севыриным, громко глотнул слюну.
— А этот твой доцент… он нас не наколет?
— Дело верное, — уверил Коровин. — Мы с этим доцентом в одной зоне парились, он за взятку, а я за кражу из киоска. Не дрейфь, Ромуля, все будет путем!
— Юрой меня зовут, — поправил Ромул Луций.
— Рома твоя кликуха, — поправил Плиний Кнехт. — Привыкай, братила, в воровское братство вступаешь!


Глава двадцать вторая,
в которой Федору Борисовичу Дыряеву звонит областное руководство и над легионерами сверкают молнии закона, а Плиния Кнехта и Ромула Луция вновь наказывают за поведение, недостойное звания легионера


В Бузулуцком отделе внутренних дел шла утренняя планерка, когда зазвонил телефон. Это был первый звонок за последние две недели. Обычно ожившие телефоны радовали сотрудников отдела внутренних дел, но сейчас Федор Борисович Дыряев снял телефонную трубку с тайным страхом и ожиданием неприятностей. Предчувствия, как говорится, его не обманули. Звонил куратор отдела по линии общественной безопасности Андрей Григорьевич Куманев.
После взаимных приветствий и дежурных пожеланий успехов в нелегкой службе Куманев спросил:
— Борисыч, ты скажи, у тебя в районе такой торгаш по кличке Вован имеется?
— Есть такой, — после недолгого молчания признался Дыряев. — Да ты его сам должен помнить, Андрей Григорьевич, он в январе нам помогал кустовое совещание обслуживать. Бывший наш комсомольский лидер, Владимир Богунов. Ну, «форд» еще у него, мы с тобой на нем к Дисамову ездили…
В трубке задумчиво посопели.
— Вон оно как, — сказал Куманев. — Тогда плохи дела.
— Да что случилось-то? — забеспокоился начальник милиции.
— Ты Костю Шаповалова знаешь? Который из Витютинска?
— Слышал, — без особой радости признался Дыряев. — Шпана.
— Шпана-то шпана, — загадочно дохнул в трубку куратор. — Только он племянник нашего Новикова, понимаешь?
Дыряев засмеялся.
— Ну и что? Витютинск где? Не у меня же в районе? Мне-то это каким боком выходит?
— А таким, — сказал Куманев. — Отметелили Костю у тебя в Бузулуцке четыре дня назад!
Начальник бузулуцкой милиции начал подозревать, что неприятности уже начались.
— «Чигули»? — спросил он.
— Какие чигули! — Куратор замолчал, и было слышно, как он шелестит у себя на столе какими-то бумагами. — Мордовороты в «адидасовских» костюмчиках! У тебя «чигули» в таких ходят?
Вот! Федор Борисович едва не застонал. Вот где собака порылась! Ай да Вован! Нашел себе «крышу»!
— Сильно отметелили? — спросил он в трубку.
— Разве в том дело? — вздохнул Куманев. — Наш-то сразу за показатели схватился. А у тебя по всем линиям снижение!
Дыряев подумал.
— А может, это не наши? — осторожно предположил он.
— Конечно, не ваши, — согласился куратор. — Племяш дяде сказал, что это была поворинская «крыша» Вована.
— А пусть он к нам приедет, — предложил Дыряев. — Оформим, как полагается, заявление, дело возбудим по факту хулиганства.
Областной куратор сухо засмеялся в телефонной трубке.
— К вам его теперь под пистолетом не затащишь, — сообщил он. — Костя, говорят, от одного названия вашего города белым становится. Не будет он заявление писать. А вот Новиков приказал с вами серьезно разобраться. По всем показателям. Ногами топал, кричал, что вы всю область валите!
— Ты же сам, Григорьич, знаешь, что это брехня! — тоскливо сказал Федор Борисович. — Какая у нас уличная, чтобы это на область влияло?
— Да не в преступности дело, — досадливо объяснил начальнику милиции областной куратор. — В племяше дело-то!
— А он к нам что, грибы собирать приезжал? — разозлился Дыряев. — Сам небось Вована данью облагать приезжал! Ну и нарвался, как говорится, развязали ему тут мешок с… с пряниками!
— Ладно, — сказал далекий Куманев. — Я тебе так позвонил, чтобы предупредить. Мы тут пока отбрехиваемся, все на бездорожье ссылаемся, но ведь пошлет на проверку, обязательно в ближайшее время пошлет. Он вообще вам хочет комплексную проверку устроить. Ну ладно, Борисыч, ко мне тут люди пришли. До встречи!
Дыряев положил трубку и некоторое время тупо разглядывал бумаги, лежащие на столе. Ну Вован, ну скотина! Только этого нам не хватало! Он осмотрел присутствующих. Заместитель еле заметно усмехался, злорадствовал, подлец. Остальные начальника понимали, любая проверка ничего хорошего не сулит. Даже если проверяющие будут лояльны, то затраты на обеспечение этой лояльности обязательно лягут, как говорится, на плечи трудящихся.
— Хопров, — Федор Борисович взглядом нашел начальника ОБХСС, — возьмешь своего опера, и чтобы сегодня все киоски Вована были опечатаны. Комплексную ревизию назначь, а то разжирел Вован, совсем мух не ловит.
Руководитель ОБХСС Хопров удивился, но спрашивать ничего не стал. Начальству виднее, что делать. Приказано, значит, будем исполнять. Тем более что исполнять можно вдумчиво, с пониманием, так сказать, обеих сторон. Федор Борисович снова поймал змеиную улыбку заместителя и разозлился.
Настроение у тебя хорошее, говоришь? Сейчас мы тебе его испортим, настроение твое.
— Владимир Михайлович, — сказал он заместителю. — Занесите мне сейчас оперативно-поисковые дела по нераскрытым кражам. Посмотрим, что ваши подчиненные по нераскрытым преступлениям делают!
И с удовлетворением заметил, что насмешливый огонек в глазах заместителя погас.
Обэхээсники из кабинета не успели выйти, а Владимир Богунов уже припарковал свой «форд» у здания райотдела.
— За что, Борисыч? — с порога заныл он. — Я же всегда, Борисыч, в любое время! И водкой у меня не торгуют, и крупу я малоимущим по пятницам выдаю!
— Не ной. — Начальник милиции указал Богунову на стул. — Кого четыре дня назад у твоего киоска отметелили?
Богунов присел.
— А я здесь при чем? — удивился он. — Это приезжие какие-то с легионерами поцапались, те им и ввалили от души. Я-то при чем?
— А почему говорят, что это «крыша» твоя поворинская была? — продолжал Дыряев колоть комсомольского торгаша.
— А это я ляпнул им, — признался Богунов. — Не буду же я им рассказывать, что у нас римляне в городе живут. Они меня спрашивают, поворинские, мол, я и подтвердил. А кто это был, не знаете?
— Витютинские это были, — объяснил Федор Борисович. — Костя Шаповалов с дружками.
Вован поскучнел.
— Вон оно что, — догадливо сказал он. — А теперь вас его дядя за жабры берет, требует, чтобы вы Вову Богунова придушили. Так?
— Так, — согласился начальник милиции. — Ох, Вовка, выпороть бы тебя за все проделки!
Вован болезненно сморщился.
— Опоздали, дядя Федя, — сказал он. — Выпороли уже. Вчера в гимнасии ликторы и выпороли. Птолемей Квинтович приказал. Теперь вот в «форд» сажусь, полчаса на сиденье умащиваюсь. Танька подушечку специальную сшила.
— За что же он тебя? — благодушно поинтересовался Федор Борисович, про себя отметив энергию и быструю реакцию центуриона. В вопросах поддержания дисциплины и порядка центурион был явно на голову выше начальника районной милиции.
— За дело, — признался Вован, покрываясь багровыми пятнами. — Жалко же самогон, дядя Федя! Люди в него столько труда вложили, а они его свиньям выливают! Вот… — Вован замолчал, глядя в окно.
— А дальше-то что? — заинтересованно спросил Дыряев. — Договорился, что ли, с кем?
Вован вздохнул.
— С Юркой Севыриным и Санькой Коровиным, — признался он. — А чего добру пропадать? Я пустую тару собрал и цех по розливу открыл, а они сырье должны были поставлять. Самогон, значит. Поначалу все хорошо было, а потом цех кто-то центуриону вломил или разведчики его выпасли. В общем… — Он махнул рукой. — Мне пятьдесят, а им по семьдесят пять каждому…


Глава двадцать третья,
в которой появляется целитель и экстрасенс, а также рассуждается о возможности чудес


— Как заказывали, Митрофан Николаевич, — сказал председатель райпотребкооперации Иван Семенович Сафонов. — Крутой экстрасекс! У него народ на полгода вперед в очереди расписан. Насилу уговорил. — Сафонов понизил голос. — Не даром, конечно. Этому экстрасексу палец в рот не клади, оттяпает всю руку.
— Деньги — это твоя проблема, — хмуро сказал Пригода. — Естественную убыль пару месяцев в карман не положишь!
Сафонов засмеялся угодливо.
— Уж вы скажете, Митрофан Николаевич, — убыль! Откуда ей взяться, если в магазинах товар больше трех дней не залеживается?
— Оттуда и берется, — продемонстрировал Пригода знание законов советской торговли. — Товар на прилавках не залеживается, а убыль все равно списывается.
Возражать ему главный районный кооператор благоразумно не стал. С начальством спорить все равно что против ветра плевать. Никому ничего не докажешь, только оплеванным останешься. Иван Семенович Сафонов был мудр и гибок, как всякий торговый работник. Первый секретарь торговых институтов да техникумов не кончал, где ж ему знать о всех финансовых ухищрениях и хозяйственных лазейках? Уж лучше пусть в естественную убыль верит, хотя что такое, собственно, естественная убыль? Гроши, детям на молочишко. И то, наверное, не хватит. Однако мыслей этих предусмотрительный Иван Семенович вслух высказывать не стал, а воспользовался случаем, чтобы польстить руководителю.
— Вы, Митрофан Николаевич, нас, грешных, насквозь видите!
— Ты мне тут не сиропничай, — устало вздохнул Пригода. — Уж кого-кого, а тебя-то я, Ванька, точно насквозь вижу. Ладно, тащи своего… экстрасекса!
Андрей Васильевич Ухваткин к тридцати пяти годам попробовал силы не в одной профессии, но нигде себя не нашел. Поработал он официантом, но работа эта ему не понравилась — хотелось самому сидеть за столом, а не стоять подле него в угодливой позе. «Нет, Андрюша, — говаривал метрдотель Соломон Яковлевич Мезис. — Не годишься ты для нашей работы. Гордыни много, похоже, что нищим помрешь!» После некоторых колебаний — все-таки давали неплохие чаевые — Ухваткин подался в санитары областного морга. Обстановка здесь, разумеется, была не ресторанная, пахло отвратно, но убитые горем родственники не скупились. И все было бы хорошо, но Ухваткин постепенно начал наглеть, повышая негласную таксу морга до совсем уж немыслимых высот. Нервы последнего клиента не выдержали, и все завершилось изгнанием из Царства мертвых. Народный суд проявил гуманность, дав Андрею Ухваткину условный срок. После этого незадачливый последователь Харона некоторое время проработал униформистом царицынского цирка, продавцом пивного ларька, грузчиком мебельного магазина и фасовщиком в сахарофасовочном цехе. Он катился по наклонной, пока не оказался в зеленой фуражке и синей гимнастерке вохровца на проходной Царицынского мясокомбината.
Жизнь катилась мимо. Не ему улыбались девицы в барах, не перед ним расшаркивались официанты царицынских кабаков, даже солнце — черт его побери — оно тоже светило не ему.
И тут в одной из газет Ухваткин прочитал заметку о Джуне Давиташвили, Кашпировском, филиппинских знахарях и прочей чертовщине. Прочитав заметку, Ухваткин ощутил восторженный холодок в груди: вот она, искомая жар-птица!
Остальное было делом техники. Он уволился с мясокомбината, отпустил черную бородку, придававшую ему мефистофельский вид, заказал в ателье Военторга черную мантию с золотыми звездами, после чего объявил себя любимым учеником тибетских махатм и верным последователем Рабиндраната Тагора. На три месяца он выехал из Царицына, собирая в Придонье под руководством старушки знахарки целебные травы и корешки. В городе он уже объявился в новом качестве. Всем знакомым он говорил, чго окончил курсы черной и белой магии, учился у знаменитого воронежского колдуна Варуги и вошел в десятку лучших целителей России. Псевдоним Ухваткин избрал себе звучный и непонятный — «Онгора», объясняя всем, что «Онго» на древнесарматском обозначает «мудрый», а окончание «ра» указывает на то, что происхождение свое он ведет от арабско-ведических богов Египта. Он завел обширную переписку с другими целителями и даже набрался нахальства, чтобы написать письма сибирскому шаману Пантелеймону и самой Джуне. Пантелеймон прислал ему из далекой Якутии божка, вырезанного из моржового клыка, и нитку сушеных тундровых мухоморов, а Джуна коротким посланием скупо поздравила новоявленного целителя и экстрасенса со вступлением на Великую Дорогу Познания, приближающую живущих к пониманию Истины. Письмо это Онгора в золоченой рамке повесил над письменным столом, чуть ниже на маленьком гвоздике висела связочка сушеных мухоморов, а под ними на узенькой полке желтела фигурка неведомого сибирского божка.
Реклама сделала свое дело. К Онгоре потянулись клиенты. Целитель не отказывал никому. Он вглядывался в фотографии, пытаясь найти без вести пропавших, лечил цирроз печени и простатит, вызывал духов, изгонял нечистого, заряжал воду, которая под воздействием флуктуационного поля Онгоры становилась столь лечебной, что одновременно лечила от запора и поноса, рассасывала геморрой и гланды, предотвращала инфаркты и способствовала общему омоложению организма.
Деньги потекли рекой. Те, кому от лечения легче не стало, о визите к Онгоре помалкивали, чтобы не быть осмеянными. Те, кто почувствовал легкое облегчение от недугов, славили мага и кудесника на всех углах, а это в свою очередь способствовало притоку новых клиентов. Онгора купил себе автомашину, кооперативную квартиру, гараж и дачу. Рестораны стали явью, а длинноногие девицы из баров стали улыбаться именно Онгоре, и не только улыбаться, если говорить честно и по большому счету. В гордыне Онгора посетил ресторан «Турист», где когда-то работал официантом, и потребовал, чтобы его обслужил лично метрдотель, оставив тому щедрые чаевые.
«Трудовые» накопления помогли целителю организовать пару передач по местному телевидению. Ошалевший от щедрости Ухваткина ведущий назвал его в передаче потомком великих колдунов России, талантливейшим учеником Джуны (при этом крупным планом были показаны пантелеймоновский божок и поздравительное послание целительницы). Ухваткин сообщил телезрителям, что является аскетом, которого не прельщает роскошь и богатство, зарядил всем по баночке воды, дал установку на выздоровление от простудных заболеваний и пообещал, что в одной из передач он публично оживит труп, вдохнув в него витальную энергию ведического божества типа Ману. Удивительно, но он уже сам верил, что способен на это.
Несколько подпортила репутацию Онгоры драка в ресторане «Маяк», в результате которой экстрасенс две недели ходил в солнцезащитных очках, маскировавших темные и опухшие подглазники. Повышенное внимание со стороны милиции и некоторое охлаждение поклонников заставили Онгору временно сменить областной центр на сельскую глубинку, поэтому предложение председателя Бузулуцкой районной потребкооперации Сафонова экстрасенс принял без особых размышлений. Это предложение позволяло Онгоре не только восстановить свое пошатнувшееся реноме, но и заработать на поездке некоторую сумму. В выходцев из прошлого Онгора не верил и полагал, что в самом худшем случае будет иметь дело с ловкими мошенниками, решившими облапошить доверчивых лохов из Придонья. Да вы сами посудите — жуликов и мошенников видели все, а многие даже становились их жертвами, но кто может похвастаться, что встречался с выходцами из прошлого? Римские легионеры в Бузулуцке были таким же нонсенсом, как питекантроп в Колонном зале Дворца Съездов. Некоторые читатели могут возразить, что питекантропов в Колонном зале они видели по телевизору, и не раз. В переносном смысле, возможно, и видели, а вот чтобы с дерева слез и по паркету зашастал? Да еще с суковатой дубиной наперевес?
Читая очерки о Калиостро и графе Сен-Жермене, Онгора ни разу не усомнился, что речь в этих очерках идет о блестящих мошенниках, у которых не грех и поучиться приемам облапошивания сограждан. В Вечного Жида он не верил из принципа, полагая, что вся эта история придумана для того, чтобы кто-то мог заработать на жизнь.
В Бузулуцк Онгора поехал с легким сердцем и спокойной душой, полагая, что жулик жулика разоблачить всегда сумеет, а если понадобится, то и договорится с противной стороной ко взаимной выгоде и удовольствию.
Остановился Онгора в доме у председателя потребкооперации, где ему отведена была отдельная горенка, а стол хлебосольного хозяина ломился от разносолов.
— Мы люди скромные, — говаривал Иван Семенович. — Питаемся чем Бог пошлет!
Судя по запасам его холодильника и погреба, Сафонов ходил у Бога в любимчиках.
Направляясь в райком партии, Онгора все еще не верил в реальность перемещений во времени, но на всякий случай из найденного на дороге куска медной проволоки сделал небольшую рамку для биолокации.
— Пригодится, — небрежно сказал он Сафонову. — Возможно, придется определять структурное качество хронополя. А для этого лучшего прибора и не найти. Этому я у воронежского колдуна Варуги научился. Ба-а-альшой знаток пространственно-временных флуктуаций!
Надо сказать, что терминологией Онгора подпитывался из различных научно-популярных брошюрок общества «Знание». Вовремя ввернутый в разговоре диковинный термин сильно повышал ученость Онгоры в глазах посетителей, а этим упрощалась обработка клиента при назначении гонорара за оказанные Онгорой услуги.
Каждый мошенник полагает, что он на порядок выше своих собратьев. Не был исключением из общего правила и Онгора, всегда помнивший, что в его паспорте проставлена отнюдь не магическая фамилия, а правоохранительные органы хранят в своих анналах эпизоды его славного прошлого. Следуя за своим провожатым, Онгора прикидывал, сколько ему содрать с районных власть имущих, чтобы и их не обидеть, и себя не обделить. Примерно о том же, но в обратных выражениях, думал Сафонов, ведь всякие выплаты найденному им по указанию секретаря райкома проходимцу били по карману именно его самого. Онгора остановился у входа в кабинет первого секретаря. Проволочная рамка в его руках бешено завращалась.
— Ого, сколько отрицательной энергии! — с сожалением воскликнул Онгора. — Чистить надо! Чистить! И немедленно, Иван Семенович!
Иван Семенович выразительно покачал головой.
— Похоже, тебе в кабаке мозги отбили! — ухмыльнулся он. — Ты бы еще этой железкой у Царицынского КГБ покрутил!
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Клавочка хлопотала по дому. Птолемей Прист, развалившись в кресле, с ленивым интересом наблюдал за порхающей по комнате женщиной.
— Сам он пришел, — щебетала Клавочка. — Я сама, Птоля, очумела, когда его на пороге увидела! Чаю ему, старому кобелю, попить захотелось! Клянусь тебе, я даже намеком ему поводов не давала! Веришь? — Поспешность, с которой женщина прижала руку к аппетитному бугорку, оттопыривающему ткань халата, позабавила старого солдата.
— Нон эст кулпа вини, — сказал он, кивая бритой головой. — Виноват пьющий!
— Бухой он был вусмерть! — обрадовалась подсказке Клавочка. — Они весь вечер в «минтайке» гудели, вот ему, старому козлу, женской ласки и захотелось. Да я же его гнала, Птоля, ты сам видел!
Видел это Птолемей Прист, своими глазами видел. Особенно когда этот тощий седой консул из области, повадками схожий с иудейскими мытарями, начал косноязычно оправдываться, принимая его, Приста, за какое-то местное божество. Но сейчас ему не хотелось говорить об этом ничтожестве, сейчас ему хотелось смотреть на женщину.
Эта женщина ему нравилась. Нельзя было сказать, что в жизни своей центурион был обделен женской лаской, скорее наоборот — помнится, в Карфагене или в Персидском походе… Бывалый солдат почувствовал, что краснеет. Смущение было непривычным центуриону, он отвернулся, разглядывая когда-то однажды удивившие его ходики, посмотрел на пышно взбитую пуховую перину, на кружевные рюшечки вдоль подушек и вдруг осознал, как надоело ему воевать за то, чтобы другие могли спокойно валяться на таких вот постелях.
Надоело идти рубиться на мечах за лживые лозунги про патриа, а потом оплакивать мортус товарищей. И всегда мантес ауру поллицери щедро сулили, а что толку — к сорока пяти годкам центурион только и накопил, что шрамы на теле и невидимые миру раны души.
— Хватит войны, — неожиданно для себя подумал вслух Центурион. — Осяду здесь, женюсь на Клавдии… Сколько времени мне еще осталось жечь костры под небесами? В конце концов, где хорошо, там и Отечество.
А здесь, в Бузулуцке, центуриону впервые в жизни было хорошо и спокойно.
Клавочка, словно читая мысли центуриона, села на краешек пуховой перины, влажно посмотрела на мужчину… Не мастер я, дорогой читатель, описывать любовные сцены. Одним словом, схватил Птолемей Прист Клавочку в крепкие мужские объятия и, как говаривал русский сатирик Аркадий Аверченко, все заверте…
Белла геронт алии! Пусть воюют другие! У влюбленных достаточно своих неотложных дел.
Именно в то время, когда Птолемей Прист вносил свою лепту в дело мира, Гней Квин Мус шел по аллее Цезарей, бережно держа в руках маленькую ручку Леночки Широковой.
Гипсовые цезари молочно светились в вечернем сумраке. От скрытого деревьями Дома культуры доносилась грохочущая музыка. Это играл на танцах бузулуцкий ансамбль «Квириты Цезаря».
— Челентано, — нежным голоском спросила Леночка, — когда ты пойдешь к моим родителям?
Гней Квин Мус потупился и принялся разглядывать свои кроссовки.
Привыкший в любовных баталиях к стремительным атакам, он чувствовал, что не может применить этой тактики к Леночке. Ему всегда нравились женщины, которые жалуют мужчинам свои милости постепенно. Поспешность говорит о жадности женщины, а жадных женщин Гней Квин Мус не любил, поэтому без малейшего сожаления оставлял их после первой же страстной ночи. Его взаимоотношения с Леночкой Широковой были чисто платоническими и не шли далее вечерних воздыханий и робких пожатий тоненьких пальчиков. Гней читал девушке стихи Овидия, Горация и Вергилия, наполняя любовную лирику жаром личной страсти. Любая вдовушка или разведенка давно бы поддалась очарованию хрипловатого голоса Гнея, его личному обаянию и позволила бы увлечь себя на ложе любви в виде ближайшей копны сена. Леночка Широкова чарам не поддавалась и на все вергилиевские намеки о твердом пестике влюбленного отвечала декламатору, что пестик пестиком, но она, Леночка, — за чистоту отношений и целомудренность, поэтому только законный супруг получит возможность растирать своим пестиком зерна любви в ее ступке, а внебрачных отношений она не признает — не так, милый, воспитана!
— Челентано, — несколько обиженно, но настойчиво продолжала Леночка. — Что же ты молчишь, Челентано? Ты не хочешь поговорить с моими родителями?
Вместо ответа Гней Квин Мус снял с себя куртку и набросил ее на хрупкие девичьи плечи. Леночка этими самыми плечами раздраженно передернула.
— Ах так, да? Ну и не лезь ко мне со своими нежностями! Поркус ты, Челентано, и даже не поркус, а большая взрослая свинья. Как в парке, так ты ко мне жмешься со своими аморами, а как к родителям идти, так тебя не дозовешься. Правду девчата говорили — ты просто бабник, Челентано! Тебе от женщины одного надо. А вчера еще пел, что у тебя аморис убундантиа эрго ме! Брехун ты, Челентано, обыкновенный армейский брехун! Отстань от меня! — пресекла Леночка попытку Гнея примирительно обнять ее за плечи. — Не лезь ко мне, иди вон Нинке Шкатовой Овидия читай! Про пестик и нежные тычинки, которые целует мотылек!
Она сорвала с себя куртку и побежала прочь, заливаясь на ходу легкими и светлыми слезами. Так плачут лишь те, кто понимает, что их любят, а потому рано или поздно исполнят любое, даже самое несбыточное желание.
Гней Квин Мус догнал Леночку уже около двора Широковых. Леночка бурно протестовала против крепких объятий Гнея и даже отталкивала любимого, упираясь в широкую грудь маленькими кулачками.
— Эллен, — отчаянно зашептал Гней Квин Мус. — Цивис Романус Сум!
Он продолжал говорить девушке, что сам не знает своего будущего, ведь вся его жизнь в руках божественного цезаря, и армия не игрушки, завтра его вполне могут послать в далекий и опасный поход. Он, Гней, рад бы был пойти к родителям Леночки и попросить их отдать Леночку ему в жены, но он же чужак и не знает местных обычаев, и в Бузулуцке у него ни кола ни двора, и жалованья ему пока не платят, и присягал он цезарю, и клятвы ему страшные давал…
Гней бормотал это, мешая русские и латинские слова, Леночка слушала его, доверчиво прижавшись к широкой легионерской груди, а потом деловито и задумчиво сказала:
— Челентано, ты это все мне набрехал потому, что у тебя паспорта нет? — И, не дожидаясь ответа, обняла его за шею: — Брехун ты, Челентано! Настоящий армейский брехун!
В это время ворота во двор Широковых с лязгом распахнулись, и отец Леночки, смущенно покашливая, позвал:
— Ленка! А ну домой!
Пока римляне устраивали свои матримониальные дела, в кабинете первого секретаря райкома партии шла напряженная работа. Было уже за полночь, когда Митрофан Николаевич Пригода оторвался от масштабной карты района, растирая обеими руками ноющую поясницу. Был он сейчас без галстука и пиджака, а потому демократичен и прост, как вождь пролетариата на знаменитом апрельском субботнике.
— Чайку, товарищи? Иван Семенович, бери графин и дуй за водой. Я сейчас такой чаек заварю!
Приказ начальника — закон для подчиненного. Особенно если приказ облечен в форму просьбы. Пока Сафонов бегал с пузатым графином за водой, Митрофан Николаевич достал из шкафа чайник, фарфоровый заварник и пачку рафинада. Рядом встали граненые стаканы в мельхиоровых железнодорожных подстаканниках. Честно надо сказать, что чай эти стаканы видели значительно реже крепких напитков. В руках у Митрофана Николаевича оказалась пачка цейлонского чая: на оранжевой пачке индийские слоники весело щерились азербайджанскими бивнями и лукаво посматривали на присутствующих черными и масляными грузинскими глазками.
— Товарищ Онгора, — приветливо позвал Пригода. — Бросай ты это гнилое дело и подсаживайся к столу!
За всю свою жизнь суеверный и осторожный Пригода никому не предлагал сесть. Что он — начальник милиции или прокурор, чтобы такое человеку предлагать? Приглашение сесть означало возможную изоляцию от общества, а такими словами не бросаются. Приглашение присесть, наоборот, выглядело вполне безобидно, поэтому Пригода воспользовался именно им, хотя и понимал, что сидящий напротив него мошенник, предсказывающий будущее по ауре человека и оживляющий трупы, изоляцию от общества, несомненно, заслужил больше иных других. Сам Пригода, сколько ни приглядывался к людям, ауры вокруг них не видел, разве что Сафонов всегда выглядел как-то нерезко, словно был не в фокусе или его окружал какой-то невидимый простым глазом туман. Впрочем, торговых работников, как шпионов, всегда окружает флер таинственности и загадки.
Председатель потребкооперации принес графин с водой, секретарь райкома залил австрийский чайник и включил его в розетку.
— Ну, товарищ Онгора, надумали что-нибудь? — поинтересовался он.
Не было у Онгоры никаких особых соображений. И в выходцев из прошлого он все еще никак не мог поверить.
Печатаются у нас порой в периодической печати занятные истории, но чтобы это произошло в Придонье? Шутка ли — почти сотня легионеров времен Римской империи! Это, товарищи, не ржавая гайка из одесских катакомб, не стальной брусок из Зальцбурга, не граф Сен-Жермен, наконец. Это была, как говорится, та реальность, которую можно было пощупать с определенным риском для здоровья. Щупать римского легионера всегда неразумно, это все равно что попытаться полапать на оживленном перекрестке постового ГАИ; кто сомневается в возможных последствиях этого опрометчивого поступка? Онгора чувствовал, что попал в капкан, и этот капкан крепко держал его своими зазубренными челюстями. Купился он на гнилое предложение, ох как купился! Спокойно избавиться от сотни наглых и ражих мужиков вряд ли кому удастся. Не устраивать же вторую Катынь? Но если так, то куда этих мужиков девать? В прошлое их уже не вернуть, чудеса случаются однажды, да и машины времени ни у кого не было. И расписаться в своем бессилии Онгора тоже не мог: неудача — плохая реклама бизнесу, а слухи, Онгора знал это отлично, слухи распространяются быстрее скорости звука. Прощайте привычные дивиденды, солидное положение экстрасенса, которого благословила сама Джуна и которому передали свои тайные знания шаман Пантелеймон и колдун Черноземья Варуга! Прихлебывая чай с лимоном, Онгора делал вид, что погружен в серьезные размышления, а может быть, даже и понял все, но подыскивает необходимую магическую формулу. Пригода, Волкодрало и Сафонов смотрели на него с надеждой, и это экстрасенса забавляло, несмотря на всю серьезность ситуации.
Взрослые вроде уже мужики, а в сказки верят! Онгора просчитывал варианты. Достойного выхода из ситуации он не видел. Галлюцинациями римских легионеров назвать было трудно, какие там, к черту, галлюцинации, если от них половина бузулуцких вдов в интересном положении ходит! Их не убедишь, что это святой дух надул. А самогонщики и расхитители вообще люди практичные. Убеди их, что подзатыльники при задержании им их собственные галлюцинации отвешивали!
Вот и выходило, что в соответствии с диалектическими законами марксистско-ленинского материализма принимать их следовало как реальность, данную всему Бузулуцку в ощущении. Но как от этой реальности можно было избавиться, Онгора не представлял. Идеально было бы вывезти их всех в лес и покосить из автоматов. Или, скажем, дустом потравить, как вредителей. Но кто на это пойдет? Никто на это не пойдет. Милиционеры с легионерами в обнимочку ходят, узнают о такой идее, тебя же к стенке и поставят! Куда проще было выдать всей этой римской братии паспорта на приемлемые фамилии. Морды у их смуглые, сделать их, понимаешь, братьями Залутдиновыми, Басаевыми да Минибаевыми. Но где на них свидетельства о рождении взять? А без свидетельств милиция паспорта выдавать не станет, кому охота под чужие розги свой зад подставлять? Так что и этот мирный путь избавления или, скорее, легализации выходцев из прошлого полностью отпадал.
И автобусом их вывезти было нельзя. Куда вывозить-то? Кто позволит бузулукчанам их проблемы на чужой горб переваливать? Этот путь грозил скандалами и разоблачениями.
Озорная мысль внезапно пришла в голову экстрасенса, и он едва скрыл от озабоченного районного начальства легкую усмешку. А что? Объявить римским братьям, что бузулукчанам войну объявили. Ну, скажем, Еланский район. Легионеры ведь провозгласили Бузулуцк и его окрестности частью Римской империи? И славненько, пусть теперь в бой идут, отвоевывают для цезаря новые владения, защищают пусть Бузулуцк от внешнего врага. А как займут они Еланский район, пусть с ними тамошние руководители разбираются. Пусть они своих Онгор привлекают.
Однако по размышлению Онгора этот план отбросил за бесперспективностью. Вырастут у осла уши, как пить дать — вырастут!
И разогнать их по чабанским точкам тоже вряд ли удастся. Легионеры крепки своим братством, сплоченностью. Чего ж им на чабанские точки разъезжаться, коли у них в районном центре прекрасные казармы? Да и жизнь пошла вполне человеческая. Попробуй оторви их от Бузулуцка, сразу недовольство и волнения спровоцируешь! Легче самому удавиться, чем быть вовлеченным в бессмысленный и беспощадный бунт!
Онгора отставил стакан с чаем и посмотрел на районных руководителей.
Бледные и усталые, они смотрели на экстрасенса, как на спасителя.
— Думать надо, — сказал Онгора. — Крепко подумать надо, чтобы не промахнуться. Прикинуть надо, какой прием применить…
— Черная магия? — с уважением и опаской поинтересовался Волкодрало.
Онгора задумчиво пожевал губами.
— И черная, и белая, — сказал он, назидательно подняв палец. — А может, и обе сразу — для надежности. Тут главное — не ошибиться. Где их впервые заметили? И когда это было?
Пригода и Сафонов переглянулись. Волкодрало задумчиво прикрыл ладонью глаза.
— Было это в аккурат на день рождения Ильича, — сказал он. — И шли они от меловых гор, что у совхоза «Красный курень».
— Извиняюсь, — сказал Онгора. — Вы сказали, день рождения Ильича… Это которого?
Пригода прищурился и внимательно посмотрел на экстрасенса.
— А Ильич у народа один, — сказал он. — В апреле у него день рождения, у нашего Владимира Ильича, товарищ Онгора!
— Да-да-да, — торопливо согласился Онгора. — Это я просто, не подумав, спросил.


Глава двадцать пятая,
в которой Плиний Кнехт и его товарищ вновь подвергаются телесным наказаниям, а в райкоме продолжается заседание властей


— Козлы поганые! — ревел у казармы Плиний Кнехт. — Всех порежу! А-ааа! ады! Всю жизнь мстить буду! А-аа-ак! А-ак! Всех попишу! Волки позорные!
Корникулярий деловито и обыденно отсчитывал удары, которыми изрисовывали молочно-белый зад дезертира и казнокрада два дюжих ликтора.
— Пустите! — ревел Плиний Кнехт. — Цивис Романус сум! Цивис я, суки цивис! Прав таких не имеете! Все цезарю отпишу! Он вас, падл, в Парфянию загонит, к армянам! А-ак! А-ак! Он вам пасть порвет, сучки заборные!
Легионеры лениво наблюдали за телесным наказанием товарища по службе. Косвенным виновником порки оказался Ромул Луций, который по здравому размышлению осознал, что с Плинием Кнехтом ему не по пути, и заложил его, обратившись с доносом прямо к центуриону. Птолемей Прист доносчиков не любил, но тут же принял необходимые меры, и Плиния Кнехта задержали на выходе из казарм с кожаными мешками, в которых хранилась казна легиона. Когда Присту доложили о задержании преступника с поличным, центурион приказал, чтобы наутро все были ин плево — в полном, значит, составе. Ночная баталия в уютном доме бывшей партийной гетеры настроила центуриона на снисходительный лад, оттого и приговор был на редкость милосердным. Плиний Кнехт уберег не только свою нерадивую голову, но и блудливые руки. «Сто плетей! — переговаривались легионеры в строю. — Повезло ублюдку. Конечно, эст модус ин релис, но ведь чужак, привык по своим лексам жить. Но всыпать ему, конечно, надо ларго ману, чтобы с месяц сидеть не мог и эту самую щедрую руку вспоминал. Блажь выбьют, желание служить останется!»
Плиний Кнехт вспомнил и о вероломном напарнике.
— Ну, Севырин! — взвизгивая от ударов свистящего волосяного бича, снова ожил он. — Ну, Юрий Ромул! Не жить тебе, падла, не жить! На зоне с тебя спро-осят! Спро-о-о-осят, Юрок! Продал кореша! Продал кореша! Продал кореша! — От боли Плиния Кнехта заклинило, но очередной умело нанесенный удар перевел пластинку дальше: — Умоешься, сука! Кровью умоешься!
К сидящему в тени центуриону подошел подполковник Дыряев. Начальник районной милиции был в форменной белой рубахе с погонами, строго отутюженных форменных брюках и лакированных ботинках, отражавших мужественный лик подполковника и его форменную фуражку с высокой тульей.
— По какому случаю построение? — поинтересовался подполковник, садясь на свободный конец скамьи.
— А-а, — махнул рукой центурион раздраженно и вместе с тем по-античному беспечно. — Натурам экспеллас фурца, тамен ускви рекуррет! Дура некесситас, Федор. Квос верба поп санат, вирда санат! Амор сцелератус хабенди, Федор!
— Горбатого могила исправит! — услужливо принялся переводить оказавшийся рядом с начальством Гладышев. — Жестокая необходимость! Кого не исцеляет слово…
— Да не тарахти, — благодушно махнул рукой подполковник. — И так значит, все понятно. Преступную страсть к стяжательству, так сказать, розгами выправляют. А мы, понимаешь, только арестовываем, — с некоторой завистью вздохнул он. — А вот чтобы так, непосредственно воспитанием заняться, нам, брат, законы не дозволяют. Мы, Птолемей, с преступлением больше словом боремся. Пальчиком грозим, понимаешь, вместо того чтобы вот так — кнутом да по голой жопе!
— Надо, Федор, ад хоминем, — сказал центурион. — Если руки лан гас длинные есть, если хомо алиене аннементе, надо рубить, Федор, — и Птолемей Прист выразительно рубанул ребром ладони по кисти левой руки.
— Чего ж этому длинные руки не укоротили? — с любопытством поинтересовался Дыряев. — Ведь он у вас кассу хапнул? Взяли, как говорится, ин флагранти, на месте преступления?
— Нон фестина, — назидательно сказал центурион. — Воспитать нова хомо, — он поднял вверх указательный палец, — в том — шесть!
Федор Борисович вначале не понял, о каком шестом томе идет речь, все-таки центурион говорил на латыни, а ее подполковник пока еще, к сожалению, знал на троечку. Или на двоечку с плюсом. Одобрительно поглядывая на продолжающуюся экзекуцию и обмахиваясь фуражечкой, он только через некоторое время понял, что центурион говорил о чести. Торопиться с воспитанием нового человека действительно не стоило, отрубленные конечности уже не прирастут. Но именно в воспитании нового человека римлянин видел высокую честь. «Ты смотри, — покачал головой подполковник. — Чистый Макаренко… или как ихнего педагога звали? Точно… вылитый Песталоцци!»
И все-таки, если говорить честно и положа руку на сердце, то римские методы воспитания нового человека были Федору Борисовичу очень даже по душе.
Пока центурион наглядно знакомил начальника районной милиции с римскими методами воспитания нового человека, в райкоме партии с ночи продолжалось совещание по вопросам освобождения Бузулуцкого района от римской оккупации.
Методика, опробованная в этот день Митрофаном Николаевичем Пригодой, была уже широко известна в научных кругах и не раз использовалась вездесущими американцами. Собирают в одной комнате несколько светлых голов, и те начинают фонтанировать идеями, включая даже самые бредовые и фантастичные. Потом эти идеи подвергаются глубокому анализу, и из них извлекаются жемчужины, которые позволяют решить поставленную задачу.
Но то ли мозги в кабинете первого секретаря собраны были не те, то ли петух из Пригоды был никудышный и жемчужин из высказанного навоза вылущить не сумел, только к утру все устали, а приемлемого решения римского вопроса так и не было найдено. Не оправдавший себя чай сменил редкостный растворимый кофе, который уже под утро был заменен предусмотрительным и запасливым Сафоновым двумя бутылками «Посольской». Но и водка себя не оправдала. Царившая в кабинете с вечера эйфория сменилась унынием и чувством безысходности.
— Это что ж, — подавленно сказал Пригода. — Выходит, нам от них никак не избавиться?
Ему никто не ответил.
Иван Семенович Сафонов разлил по стаканам водку, крупно напластал на «Бузулуцкой правде» колбасу, огурцы и хлеб.
— И все-таки, — поднял он стакан, — за избавление!
Пригода мутно оглядел присутствующих.
— Подпольный райком в действии, — сказал он. — Выход, товарищи, один — или мы их, или, — он неопределенно ткнул рукой вверх, — они нас! Третьего не дано.
Волкодрало, не дожидаясь указаний, хватил водки, понюхал кусочек хлеба.
— А если нам, Митрофан Николаевич, все-таки наверх доложить? Все как есть? Объявились, понимаешь, выходцы из прошлого. Указания запросить. Пусть в области решение принимают или в ЦК докладывают. Там головушки умные, пусть они и решают, что с этими голоногими делать.
В трудные минуты Волкодрало не прибегал к родной украинской речи, мыслил, как говорится, по-государственному.
Пригода хмыкнул:
— Это ты, Ваня, хорошо придумал. Вот мы тебя в область с докладом и пошлем. Я тебя в психбольнице каждую неделю навещать буду, Сафонов персональный паек тебе туда будет возить. Что там психам можно? Водочка им, конечно, противопоказана, а вот колбаской да сырком мы тебя, Ваня, не обидим. Правильно я говорю, Иван Семеныч?
Руководитель районной кооперации с готовностью засмеялся.
— Уж вы скажете, Митрофан Николаевич! Все сделаем, как скажете. Надо, мы ему и водочки пронесем. Не обидим больного товарища!
Волкодрало набычился и угрюмо оглядел присутствующих.
— Ты, дружок, говори, да не заговаривайся. Кто больной? Сам ты, мудак торговый, больной!
— Это ты в районе здоровый, — объяснил Пригода. — А в области после доклада тебя сразу больным признают. Прямо из приемной обкома в психушку отвезут. Сам знаешь, партия ошибок не допускает. Ты только про выходцев из прошлого упомянешь, тебе тут же диагноз и поставят. Сафонов, какой диагноз Ивану Акимовичу поставят?
Иван Семенович торопливо перемолол кусок колбасы, внимательно оглядел кусочек хлеба.
— А чего тут гадать? — удивился он. — Обычный ему диагноз поставят. Вялотекущая шизофрения.
Поставив диагноз не хуже любого советского психиатра, председатель потребкооперации посмотрел на заметно опьяневшего экстрасенса.
— Толку от тебя! — в сердцах бросил он. — Подумаешь, верный ученик шамана. Это тебе, дружок, не мозги людям плавить!
Онгора с кривой усмешкой развел руками.
— В общем, так, — припечатал ладошкой скатерть стола Пригода. — Думайте, братцы, думайте! Сроку вам на то — три дня. Через три дня ваши предложения должны быть у меня на столе. Ясно?
Сафонов подобострастно улыбнулся.
— А чего тут не понять, Митрофан Николаевич. Как говорится, либо грудь в крестах, либо голова в кустах…
Читатель! Ты уже понял, что руководить не так уж и сложно. Если задача кажется неразрешимой, необходимо поручить ее исполнение подчиненным и установить им срок. Пусть подчиненные напрягают до треска свои мозги, пусть они думают, как выкрутиться из щекотливой ситуации. В случае неудачи виновные всегда будут под рукой. А удачей, как известно, не делятся. Руководитель — как тамада в грузинском застолье: для него главное поднять тост, а кайфовать или мучиться с похмелья будут другие. Ах неразумные предки дуче! Ну зачем вас, непутевых, занесло в наш двадцатый век? Жили бы себе до Рождества Христова, бились с персами, парфянами да галлами, держали бы узде греков и иудеев, в свободное время ходили в свои хваленые термы да убеждались бы своими сенаторами, что Карфаген должен быть разрушен. Так нет, занесло вас с вашими коротенькими и ненадежными мечами во времена космических полетов и незыблемости бюрократии.
Не ваше это время, квириты, совсем не ваше!
Мало того что чужды вы этому миру, вы еще и опасны для него, ибо нарушаете сложившееся равновесие. Вечно вы становитесь помехой естественному течению мировых процессов — то библиотеку сожжете, то Архимеда зарубите, а то по сговору с первосвященниками еврейскими и самого Бога на крест отправите!
В нашем столетии нравы стали помягче — распять, конечно, не распнут и на арену ко львам не бросят, а вот персоналку члену партии слепить — плевое дело.
Сколько их было, безвестно канувших в Лету членов партии различного ранга, испытавших на своих плечах тяжесть персонального дела! Более всего персоналка сродни акту каннибализма, когда-то распространенного среди аборигенов страшных Соломоновых островов. Собираются эти аборигены, обвиняют сородича в нарушении табу, разводят костер и под протяжные ритуальные песнопения съедают соплеменника. Съедаемый не вправе при этом возражать: вождь и старейшины уже приняли решение, а они ошибок не допускают. Провинившийся член парт… тьфу!.. абориген должен лишь каяться, что оказался недостаточно вкусным.
Но мы несколько отвлеклись.
Уже брезжил сероватый безрадостный рассвет, и Сафонов принялся сворачивать газеты с остатками ночного пиршества, уже прогромыхали у школы доспехи сменяющихся легионеров, уже прокричали утренние петухи, возвещая начало первого из отпущенных секретарем райкома дней, когда далеко у меловых гор по ту сторону Дона загромыхало длинно и раскатисто, словно кто-то неуклюжий пытался кататься на пустой жестяной крыше.
— Гроза идет, — задумчиво сказал Пригода, распахивая окно и выглядывая на улицу, наполненную нежным посвистом и щебетанием мелкой птичьей сволочи.
— Це добре, — сказал Волкодрало. — Хлеба будуть ыдкавни.
— Да не придуряйся ты, Ванька, — с досадой сказал Пригода. — Тоже мне хохол нашелся! Ты ж и родился здесь.
Сафонов заулыбался, покачивая крепкой круглой головой, которая от этих покачиваний приобрела сходство с бильярдным шаром.
— А и то, — сказал он, — если посмотреть повнимательнее, в каждом человеке живет иностранец.
— Это точно, — ухмыльнулся Волкодрало. — Все мы тут невыездные!
— Вы, товарищ Файнштейн, прекратите вести сионистскую пропаганду, — хмуро сказал Пригода. — Не в синагоге.
— Только не надо притворяться, Митрофан Николаевич, — горячо сказал Волкодрало, позабыв о ридной украиньской мове. — Не надо, Митрофан Николаевич. Я ж, как и вы, только по папе пятую графу зацепил, а мамы у нас чистокровные хохлушки.
— Да будет вам, — засмеялся Сафонов. — Нас партия чему учит? Она нас учит, что люди делятся на партийных и беспартийных, городских и деревенских, господ и товарищей. Но мы эти грани стираем и должны стереть окончательно. Еще Маркс и Энгельс указывали…
— Да заткнись ты, Иван, — устало попросил Пригода. — Не на митинге!
Онгора нерешительно пошевелился. Сейчас он одновременно походил и на шамана, и на колдуна, только внезапно потерявших веру в свои магические силы.
— Митрофан Николаевич, — спросил Онгора. — Вы не помните, когда римляне появились, грозы были?
Как часто разгадка великой тайны начинается со случайного озарения.
Сколько людей лежали под яблоней и получали шишки от упавших с ветвей плодов. Озарение настигло лишь одного, и он стал великим. В ванной сидели до Архимеда, после Архимеда и по соседству с Архимедом, но великий закон постиг только он. И остался великим. Чайник кипятили тысячи, но о том, что паровая струя обладает силой, способной двигать многотонные грузы, догадался лишь один. И тоже остался великим. Те, кто придумал водку и пиво, были, без сомнения, гениями. Но истинное озарение снизошло на того, кто догадался смешивать небольшое количество водки с большим количеством пива и употреблять эту смесь, опрыскав голову дихлофосом и надев на нее в жаркий летний день ушанку, добиваясь таким образом непостижимого опьянения при минимальных затратах.
Онгора не был гением. Спрашивая о грозе, Онгора не мечтал о величии. Он честно пытался отработать бабки, полученные от Сафонова. Как часто мысль бредет извилистым и прихотливым путем и приходит в голову тем, кто был недостойным ее!
— Гроза! — Митрофан Николаевич Пригода поднял указательный палец. — Это вы, товарищ… э-э-э… колдун, совершенно верно подметили. Была гроза. И какая еще гроза!


Глава двадцать шестая,
в которой легион идет на Меловую гору


Была гроза.
Молнии с треском разрывали серый кисель туч, призрачно высвечивая едва видимые за пеленой дождя белые холмы за Доном. Походная колонна римских легионеров двигалась к Дону. Лица у легионеров были пасмурными, настроение — и того хуже.
Впереди, ревя двигателем на колдобинах быстро раскисающего грейдера, шел милицейский «уазик». Рядом с водителем на переднем сиденье восседал молчаливый подполковник Дыряев. На задних сиденьях, тесня друг друга, сидели Пригода, Волкодрало и нервно улыбающийся Сафонов. За ними, на откидной скамеечке, обычно используемой для перевозки административно задержанных, сидели взятые на всякий случай экстрасенс Онгора и переводчик Гладышев.
— Ну и дождина! — поежился Пригода. — Льет как из ведра!
Только не лови меня на банальных сравнениях, Читатель! Люди чаще ищут банальные сравнения, нежели свежий и необычный образ. Если говорят о «пиве пенном», то и морда вспоминается соответствующая. Эпитет «кавказский» обязательно упоминается в сочетании с гостеприимством, здоровьем или упоминанием о лице и его национальности. Если «пьяный», то обязательно добавляется «как свинья», хотя редко кто может похвастаться тем, что видел это животное пьяным. Если «свободен», то «как птица», хотя вряд ли кто может назвать свободным существо, которое, не покладая крыльев, носится в поисках червячков и личинок своему прожорливому потомству. Чего ж удивляться, что первый секретарь райкома воспользовался уже не однажды использованным сравнением.
— Ну и дождина! Хлещет как из ведра!
Подполковник Дыряев промолчал. Еще в Бузулуцке он предложил центуриону занять место в машине. Присутствие экстрасенса было неприятно подполковнику, в нем угадывался махровый и циничный жулик, которого Дыряев с удовольствием посадил бы в камеру, но поскольку это было пока невозможно, хотя бы заставил его топать пешком по дождю. Соседство с жуликом в одной машине роняло подполковника милиции Дыряева в собственных глазах. Однако центурион оказался настоящим руководителем. На предложение подполковника он только пожал плечами.
— Хомо сум, — сказал он. — Эрго транзит а ме каликс исте! Плазиет дийс!
Конечно, центурион был человеком, и чаша сия никак не могла миновать его. Черт его знает, угодно ли это было богам? Но надо сказать, что римский начальник показал, как говорится, уби эт орби! В силу этого Федор Борисович испытывал недовольство собой. Духовное превосходство центуриона угнетало подполковника. Ишь, гордый какой! Мол, катитесь, а я с солдатами своими под дождем мокнуть буду. Ну и хрен с тобой — не сахарный, не растаешь! Катись в эти свои… в Палестины! Откуда пришли эти Палестины, Дыряев не знал, но сама эта мысль доставляла ему определенное моральное удовлетворение.
Конечно, прав Митрофан Николаевич — нечего этим римлянам делать в нашем времени. У них свои лексы, а у нас — свои. Не фига со своими лексами в чужой урбос соваться!
Он посмотрел в боковое зеркало на мерно вышагивающих по грязи легионеров и снова ощутил сожаление и угрызения совести. А все-таки термы они классные отгрохали! И хозяйственные — вон в скольких дворах колоннады стоят и цветники разбиты. А уж о законопослушании и говорить не приходится: глядя на них, даже гаишники на дорогах стеснялись мзду брать.
Дыряев вдруг подумал, что если говорить честно, то о римлянах ничего, кроме бене, сказать было нельзя. Ничего низи, кроме хорошего. Положа руку на сердце, надо было сказать, что поведение римских товарищей было чистым укором для всей бузулуцкой милиции. О си сик омниа! Но вечно так продолжаться, к сожалению, не могло.
Теперь они уходили. Может быть, они уходили обратно в свое прошлое, и уходили навсегда. Подполковник вспомнил строку Овидия, которую ему накануне с большим чувством продекламировал Птолемей Прист:
О навес референт ин мар то нови Флуктус!


Теперь подполковник чувствовал всю тоску этого стихотворения и снова ощутил сожаление. Себе-то чего врать? Друга он терял, настоящего друга.
«Каждый должен жить в своем времени, — успокаивал себя Дыряев. — Если каждый будет по столетиям шастать, то весь мир изменится. Одно беспокойство от этих путешественников во времени! И мужики успокоятся, некому будет у них баб отбивать!»
Он тешил себя этими мыслями, но в глубине души крамольно и сиротливо жила совсем иная мысль, не вписывающаяся в какие-либо правовые рамки: а что если римляне правы и самое надежное воспитание хомо новалис заключается именно в своевременной и беспощадной порке, без излишней жестокости и исключительно для того, чтобы внушить нарушителю незыблемость вечных истин — ах, чуки-чуки, не ук-ра-ди!.. Не со-тво-ри!.. Чуки-чуки! Не воз-лю-би!..
Хм… да… Последнее, впрочем, и Богу не возбранялось!
Митрофан Николаевич Пригода ехал навстречу грозе с разгорающейся в душе надеждой. Не было, понимаешь, печали, так нет, этих голоногих принесло. Одно беспокойство от них было и полный раздор привычной и размеренной жизни. Это ведь как посмотреть, можно и конфискацию самогона за грабеж расценить, а в усмирении пьяных «чигулей» обычный бытовой мордобой увидеть. А о моральном облике этих выходцев из прошлого и говорить не приходится, одни жалобы от бузулукчан поступают. Казалось бы, проверенные партийные кадры, и те в душевном смятении находятся. Нет, господа цивиси да квириты, нечего в чужом времени к женщинам приставать. Нечего, понимаешь, свои имперские амбиции и фашистские замашки показывать! Не дадим избивать и грабить наших славных сельских тружеников! И ведь добро бы, так сказать, православные были, так ведь нехристи, мужиков своих да цезарей бабскими именами называют, на идолов молятся. Таким дай волю — в однораз партийных работников за ноги на крестах вдоль грейдера распинать начнут.
Всегда ведь как было? Кто смел — тот и съел. А с появлением этих язычников в районе полный бардак начался. Хотя, если честно говорить, так сказать, по-партийному, термы они знатные построили, на всю область одни такие, и те в Бузулуцке. Но термы, понимаешь, термами, а как бы и строительство это в волюнтаристские ошибки руководства не записали. Кирпич-то на бройлерный цех выписан был! Тут, братцы мои, выговором с занесением в учетную карточку пахнет. И не простым, понимаешь, выговором, а строгим.
При мысли о суровом наказании настроение Пригоды совсем упало. Он с неприязнью покосился в боковое зеркало автомашины, в котором сквозь дождь смутно виднелась походная колонна легионеров. Впереди браво вышагивал центурион. Ишь гусак, головы не опустит! И чего в таких бабы находят? Ну да ладно, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Пригода искоса оглядел попутчиков. Дыряев был явно недоволен. Ясный перец, такого собутыльника потерял! Бог даст, избавимся от этого воинства, мы и тебя, Федор Борисыч, с почестями на пенсию отправим. Гладышев, тихоня, затаился, как мышь перед мышеловкой, боится, подлец, что отвечать придется за сотрудничество с оккупантами, за эту, понимаешь, аллею Цезарей! Трясись, сукин сын, трясись! Хоть ты и беспартийный, а перед народом ответишь. На всю катушку ответишь. На весь срок, предусмотренный нашим родным Уголовным кодексом!
Волкодрало тоже был сумрачен. И ему происходящее не нравилось. Зря мы это затеяли, думал Иван Акимович. Но, как говорится, партия — наш рулевой. Главное — чтобы рулила в правильном направлении. Честно говоря, римляне в районе совсем ни к чему. И без слуг цезаря забот хватало. Но торопиться, пожалуй, не следовало. Онгора этот доверия предисполкома не внушал. Одно слово — жулик! И Сафонов Ванька жулик был известный, известное дело — торгаш, рубль заплатит, три в карман положит. А уж этот школьный прощелыга с острой бородкой у Ивана Акимовича не вызывал ни малейшего доверия. Вот уж Иудино семя! Это надо еще посмотреть, где он по-римскому балакать научился. Не иначе — засланный казачок. Ох, чуял Иван Акимович, нутром своим чуял, что хлебнут они еще забот с этой римской шпаной! Заботы, они, понятное дело, как прыщ — появляются нежданно и избавиться от них сложно.
Кто ж сказал, что римляне эти так просто и уйдут? Уйдут они, как же! С чего бы им уходить? Район тихий, народ смирный, с самогоном опять же натуг не бывает. При воспоминании о самогоне Иван Акимович почувствовал, что в глубине его донской души пеной вскипает гнев. Сучьи дети! Триста литров браги свиньям скормить! И самогон изъяли, паразиты! Свояченица, стерва, проходу не дает, все попрекает, мол, в грош тебя, Ванька, не ставят, мыльный пузырь ты, Ванька, только щеки раздувать и горазд. Слова-то какие обидные выбирает, коза рыжая!
Нет, прав Митрофан Николаевич, надо от этих голо… ногих избавляться. Нехай в свою Римляндию двигают, без них в Бузулуцке только спокойней будет. И коза эта рыжая, свояченица, угомонится, и авторитет никто подрывать не станет. А то ведь в сельсоветах уже смеются: уронил, мол, Иван Акимович авторитет, до самого полу и уронил!
Иван Акимович покосился на сидящего рядом Сафонова. Иван Семенович улыбался. А хрен ли ему не улыбаться, если от всех этих пертурбаций и волнений ему лично одна выгода была. Как говорится, рупь пишем — три в уме держим. А еще лучше — четыре. Термы термами, но это достояние народа, а о тебе кто позаботится, если сам забудешь? Все это лабуда, никакого прохода там и нет, откуда эти римляне взялись, теперь и Господь не скажет. Главное, что денежки в кармане. И пусть экстра-секс этот лыбится, думает, что пощипал бузулуцкие власти. Да ежели бы он узнал, какие суммы под него списали, у этого экстрасекса челюсть бы нижняя отвалилась и язык бы в гармошку собрался. Тоже мне пролетарий умственного труда! Ивану Сафонову наплевать, вернутся ли римляне в свое время, или останутся в Бузулуцке. Останутся они — значит Пригоду снимут и честно заработанные гроши будут шуршать в кармане. Вернутся эти голоногие к себе, тем более все будет в полном порядке — гроши в кармане, экстрасекс и все районное начальство на коротком поводке.
Сафонов покосился на сидящего рядом экстрасенса. Тот сидел с отсутствующим видом. Конечно, Сафонов был жмот, и львиная доля бабок осела у него в кармане. Но тут уж ничего не попишешь. Как говорится, кто что охраняет, тот это и имеет. Бог не фраер, он все видит и каждый грех на карандаш берет. В конечном счете ему, Онгоре, на этого кооператора было наплевать, как и на всю потребкооперацию Союза в целом. Да и район этот Богом проклятый Онгоре был глубоко безразличен. И на деньги ему было наплевать. Денег у него было столько, что можно было весь этот Бузулуцкий район купить, на куски порезать да знакомым раздарить. Не в деньгах, как говорится, счастье. Главное — авторитет и этот… как его теперь называют… имидж. Они к любым деньгам дорогу открывают. Главное, чтобы люди тебе верили. Сафонов, безусловно, ворюга — и трети из положенного не заплатил.
Ишь, сучок, жмется, за карман свой переживает. Нечего сказать, тепленькая команда подобралась! Другие бы за этот феномен обеими руками ухватились ведь, можно сказать, очевидцы, участники чуда. А этим своего места на курином насесте жалко. Тоже мне первые парни на деревне! Этот, из сельпо, только за хапнутое переживает, ему бы урвать кусочек — и в чулан. Про мента вообще говорить не стоит. Скажут ему «фас», он тебя без штанов оставит, крикнут «фу», он и отвернется, вроде ничего не видел.
Легионеры громыхали по раскисающему под дождем грейдеру, словно товарняк с сельхозтехникой на платформах.
В салоне автомашины было сумрачно. Широкие спины районных руководителей загораживали обзор, а в узенькое заднее окошко «уазика» врывались сполохи молний, крупно высвечивая испуганное лицо переводчика. Гладышев вздрагивал при каждом раскате грома, трусливо поглядывая вокруг.
«Ну, переводил. Что в том плохого? Не я, так другой нашелся бы. Я же взаимопонимание обеспечивал. А тут того и гляди впаяют срок за сотрудничество с оккупантами. И вполне свободно посадить могут. Или в психушку отправят. Там, говорят, вообще полный беспредел. А если еще и аллею Цезарей припомнят? Степа, Степа, лучше бы ты бюсты партработников лепил. Или рисовал комбайнеров на полевом стане среди колосящейся ржи. А может, мне с ними уйти? Латынь я знаю, смогу с тамошними властями взаимопонимание найти. Фидий не Фидий, а некоторые способности имею, буду бюсты тамошних паханов ваять, еще и в веках останусь! Нет, Степа, в этом что-то есть! Обдумать бы это хорошенько, да времени в обрез. А собственно, чего обдумывать-то? Там слава и деньги, здесь зона или психушка. Поставь перед таким выбором Репина или, скажем, Коненкова, только бы их в нашем столетии и видели! Да… Не горячись, Степа, такие решения с ходу не принимаются!»
Степан Николаевич посмотрел в маленькое окошко заднего вида. Легионеры бодро шагали по раскисшему грейдеру, только комья грязи в стороны летели. Бравые ребята, таких дождем и молниями не смутить. Как говорил один русский поэт — гвозди бы делать из этих людей!
«Черт меня дернул с ними связаться! Цезарей поналепил, идиот. Лучше бы я аллею Колхозника создал. С бюстами доярок и механизаторов на постаментах. Особенно доярок. У них, если приглядеться, кроме бюстов, вообще ничего нет.
Господи! Громыхает-то как! Ни хрена у нас не получится. У нас вообще никогда ничего не получается. Потому что мы все через задницу делаем. Ну, Онгора, понятное дело, деньги отрабатывает. Но районное начальство почему ему поверило? Как пацаны купились, честное слово! Нет там, на Меловой, никакого прохода в прошлое. Напрасно только людей под дождем гоняют. И мент сидит, слова лишнего не скажет. А если все-таки получится? Может, все-таки есть проход? А мент для того и сидит, чтобы после ухода римлян наручники на руках их переводчика застегнуть? Тогда все припомнят — и пленэры с ученицами, и аллею Цезарей, и переводы, и вообще… Вполне могут весь изъятый римлянами самогон в вину мне поставить!»
Гладышев снова тоскливо посмотрел в окошко, и в это время с сухим треском, переходящим в орудийный грохот, раскатился гром. Сизо-черные тучи ходили совсем низко, и римский громовержец Юпитер высматривал с небес милицейский «уазик», чтобы поразить его молнией.
Меловая гора была уже совсем близко, и Степан Николаевич явственно ощутил на своих запястьях холодные ободки наручников. Боже мой! Учитель рисования едва сдержал бьющийся в черепе извечный русский вопрос — за что?
Он откинулся на узкой скамеечке, стараясь не встречаться взглядом с равнодушным экстрасенсом. Дождь шуршаще барабанил по натянутому брезентному верху «уазика». «Господи! — мысленно застонал Степан Николаевич. — Кто же знал, что так все получится? Кто знал?» — и Гладышев принялся осторожно и незаметно для окружающих биться затылком о натянутый влажный брезент.


Глава двадцать седьмая,
в которой районное начальство исчезает, а легион остается


Дождь настроения не прибавлял. Да и о каком настроении можно было говорить, если все до нитки промокли? Сидеть бы сейчас в теплой хате или, на худой конец, в сухой казарме, так нет, надо было тащиться за десять километров от Бузулуцка ради эфемерной возможности вернуться в свое время!
Опять возвращаться в пески, где свирепствуют антропофаги, опять драться за цезаря и чужие богатства, опять хоронить погибших и залечивать раны…
Это только в исторических трудах моритури де салютант цезарю. Нормальному воину умирать не хочется. Нормальному воину хочется мира, денег хочется вдоволь, семьи хочется, баб хочется, детишек и внуков на колене потетешкать хочется…
Вот и представь, читатель, с каким настроением легионеры месили жирную бузулуцкую грязь. И даже идущий впереди центурион был задумчив и угрюм.
Предположим, что местные начальники были правы. И что же? Возвращаться в африканские пески? Птолемею Присту и в Бузулуцке было неплохо. Говоря откровенно, именно в Бузулуцке центурион ощутил покой и, даже можно сказать, счастье. Хороший дом, уютная женщина, прекрасные собеседники — что еще нужно мужчине, растратившему себя в боевых походах, вдоль и поперек израненному, за сорок лет ничего не заработавшему, кроме ноющих к ненастью шрамов? Уж лучше в штанах ходить, лучше хлеборобством или скотоводством заниматься, чем сложить голову в никому не нужных песках во славу цезаря, который никогда не узнает о совершенном в его честь подвиге.
Холодные струйки дождя катились по бритому лицу центуриона.
Снова раскатился в небесах гром, впереди извилисто заплясали молнии. Слева в поле стояла высокая, уже наливающаяся колосом пшеница, справа бесконечной стеной тянулась лесополоса. Рычал впереди милицейский агрегат, на котором ехало высокое районное начальство, а позади в мареве дождя оставались белые домики Бузулуцка, в которых безутешно и нешуточно рыдали оставленные легионерами женщины. Впереди в сполохах молний и тумане дождя вставала неизвестность.
Центурион обернулся.
Лица идущих следом легионеров были мрачны, но солдаты привычно держали строй. Мало уцелело из тех, кто на шестидесяти восьми кораблях когда-то отправился к песчаным знойным берегам, кто дрался во славу цезаря и Рима; уцелевшие остатки легиона, ветераны и юнцы, месили грязь северных земель, возвращаясь в пенаты.
И в который раз центурион задал себе вопрос: чего ради? Им сказали, что чужая им эта земля и чужды они земле этой. Так ли это?
Сомнения мучили центуриона, сомнения мучили его солдат.
Гней Квин Мус пребывал в отчаянии, потому что он любил и оставил возлюбленную. Все доблестные победы во славу цезаря и великого Рима он бы отдал, чтобы никогда не расставаться с предметом своей любви. Старший Широков, как выяснилось, совсем не возражал против брака Гнея Квина Муса с Леночкой. «Ты, Гней, паренек правильный, — сказал он. — А что ходок, так в том беда невелика, сам по молодости лет не одну курочку пощупал да потоптал». Смысл непонятной Мусу идиомы объяснил закадычный друг Валя Аверин: «Ты, Гней, дурного не подумай, Семен тебе говорит, что в молодости сам к бабам неравнодушным был. Как говорится, по феминам шастал. Это дело молодое, а возьмешь девку за себя, станешь серьезнее, детишки пойдут, хозяйством обзаведешься. А я тебя могилки копать научу, без куска хлеба, друг Гней, не останешься!» — «О Валентине, — возразил ему Гней Квин. — Дело воина убивать врагов, а не копать для них могилы». — «За убивать у нас в тюрьму сажают, — сказал Аверин. — Не хочешь могилки копать, иди в менты. Самая для бывшего легионера работа!» — «По мне — хоть коров пасти, — пылко сказал римлянин. — Лишь бы Эллен согласилась в моем доме шерсть прясть».
Аверин усмехнулся. «Будешь за коровьи хвосты держаться, — сказал он, — быстро один останешься. У нас профессия пастуха для убогих, крепкому мужику и профессия подходящая требуется». Они с Эллен уже строили семейные штаны, и Гней Квин Мус обещал возлюбленной пойти в вечернюю школу и окончить ее экстерном, да и против семейной фамилии Широков не особенно возражал. В Риме был он Гнеем Квином Мусом, а в Бузулуцке станет Геной Широковым. Неплохо звучало, совсем неплохо — Геннадий Квинтович Широков. И что гладиаторскому сироте были римские пенаты?
Ноги Гнея Квина Муса по прозвищу Челентано шли вперед, а душа оставалась далеко позади, в скрытом пеленой дождя Бузулуцке, где рыдала, уткнувшись в подоконник, Леночка.
Гней Квин Мус поднял тоскливый взгляд и встретился глазами с хмурым и полным нежелания продолжать путь взглядом центуриона.
Птолемея Приста Гней Мус уважал. Центурион в бою за спинами других не отсиживался, раненых на боле боя не бросал, славословий в адрес цезаря и начальства не высказывал. Не зря же молодые легионеры сочинили в честь таких людей, как центурион, ставшую популярной в Бузулуцке песню:
Легат, легат
О, патер легат!
Фортес фортуна ауджиуват!{29}


Слава — удел немногих. Смерть чаще настигает воина в курятнике, из которого надо обязательно выбить уже никому не нужного неприятеля. Больше всего солдат погибло не в массовых сражениях, а при событиях незначительных и малозаметных историкам.
Что с того, что после твоей гибели ее воспоют поэты и воплотят в масштабных полотнах художники? Кто помнит Брюса Корнелия Сульпиция, павшего в битве при Пренесте, да и кто теперь помнит, во имя чего велась эта битва? Кто помнит Марка Клавдия Марциелла, попавшего в засаду и убитого неприятелем? Никто уже не помнит, кто был его неприятелем и почему этот неприятель устроил коварную засаду. В черную Лету канули и победители, и побежденные.
Гнею Квину Мусу не хотелось в безвестное прошлое. Ему нравилось в настоящем. Ему хотелось остаться с Леночкой Широковой. Что влюбленному цезарь? Только еще одна досадная помеха в любви.
И Гней Квин Мус остановился. Остановилась и вся походная колонна легионеров. Центурион не поторопил их своим зычным голосом. Впервые в жизни центурион выжидал. А может быть, он просто не видел впереди врага, с которым надо было сражаться?
Молчали корникулярии, подставляя ливню однорогие шлемы и воткнув в жидкую землю шесты с командными ладошками и значками легиона.
Молчали легионеры, хмуро вслушиваясь в грозовые раскаты над Доном. Молчали Плиний Кнехт и Ромул Луций, которым совсем не было нужды уходить с легионом в прошлое. Уж они-то там точно ничего не оставили. Автомашина, в которой ехало районное руководство, притормозила, юзом скользя по лужам.
Над Меловой робко и неровно вспыхивала радуга; она дрожала, гасла и загоралась вновь, и в центре ее над мокрой и оттого кажущейся серой вершиной плясало марево, овитое голубоватыми струйками молний.
Районное начальство бежало к вершине, размахивая руками и призывая легионеров. Бежал Митрофан Николаевич Пригода, одной рукой придерживая черную велюровую шляпу. Бежал председатель исполкома Иван Акимович Волкодрало, зычно и хрипло призывая легионеров следовать за ним. Бежал председатель райпотребкооперации Иван Семенович Сафонов, одной рукой заманивая легионеров. Другой рукой он прижимал к груди большой весело позвякивающий и булькающий пакет. Бежал начальник районной милиции Федор Борисович Дыряев, одной рукой придерживая фуражку, а другой — прыгающую на поясе кобуру со служебным пистолетом. Рядом с ним трусил учитель рисования Степан Николаевич Гладышев, на бегу натягивая на мокрую лысину измятый берет. Мелкой рысью поспешал за ними экстрасенс Онгора, всем своим видом показывая, что бежит лишь из чувства коллективизма.
Легионеры молча смотрели на бегущих бузулуцких руководителей, не изъявляя желания догнать их и даже перегнать по пути во вчерашний день.
— Сюда! Товарищи римляне! Сюда! — закричал Митрофан Николаевич, делая вполне понятные знаки рукой. — Быстрее, товарищи! Быстрее, квириты!
Взгляды легионеров обратились к центуриону. Птолемей Прист молчал.
Яростный и гневный Юпитер рвал над их головами небесную парусину, пытаясь открыть легионерам обратную дорогу к славе и смерти.
Центурион молчал. Что он мог сказать? Разве что подать еще одну никому не нужную команду?
Ударила молния.
Мутные вихри под радугой взвились, языки пустоты лизнули вершину Меловой. «Товарищи римляне-е-е-е! — донесся слабый голос первого секретаря райкома партии. — Сюда-а-а! Сюда, товарищи!»
Центурион ткнул рукой в первых попавшихся под руку легионеров.
— Ты! И ты! Вернуть их! Мы… остаемся!
Плиний Кнехт и Ромул Луций спринтерами рванули к вершине Меловой. Промедлить значило подвергнуться очередному наказанию. Тут на складку не уйдешь, пороть будут однозначно! Это было выше оставшихся у них душевных сил. Уж лучше смерть от молнии на вершине холма!
Легионеры молча смотрели вслед бегущим товарищам. За шумом дождя не каждый расслышал, что сказал центурион, но каждый надеялся, что он сказал именно то, чего они все ждали.
Мутные вихри закружились над Меловой, захватывая мечущиеся человеческие фигурки. Прогрохотал гром. Над вершиной Меловой высветилось призрачное голубоватое и ветвистое дерево, достигающее темных туч. Голубоватые ветви этого фантастического дерева мерцали, и вместо листвы на нем горели многочисленные голубоватые огоньки. Вокруг этого чудесного дерева многоцветно вспыхивала гигантская радуга. Легионеры изумленно смотрели на открывшуюся перед ними изнанку Вселенной.
Радуга над вершиной Меловой погасла.
Гней Квин Мус вышел из рядов и швырнул меч к ногам центуриона.
— … — убежденно сказал он по-русски и повернулся к легионерам. — Вы, квириты, как хотите, а я остаюсь!
Центурион посмотрел вперед. Человеческих фигурок на вершине Меловой не было видно, и это обстоятельство придало центуриону уверенности.
— Легион! — крепнущим голосом сказал он, и лица легионеров с надеждой повернулись к начальнику. — Кругом! — подал центурион Птолемей Прист свою последнюю команду. — В город ша-а-гом! Марш!
Легион четко исполнил команду своего начальника. Проходя мимо центуриона, легионеры бросали к его ногам мечи и щиты, и груда никому уже не нужного оружия быстро росла.
Птолемей Прист пропустил легионеров вперед, постоял над кучей железного хлама, потом бросил поверх него свой меч и пустился догонять товарищей, оставив позади заляпанный грязью «уазик», в котором ошалевший милицейский сержант никак не мог отвести взгляда от безлюдной вершины горы, над которой медленно расходились облака, открывая прозрачную и ясную синеву неба.

Царицын, декабрь 1998 года



МОНАХ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
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«Ждем света, и вот тьма - озарения, и ходим во мраке»
Исаия, 59-9



Москва, май 1937 года


Все осталось позади — и мучительные долгие допросы, и наигранный гнев следователя Федюкова, и тоска полутемной мрачной камеры, где в дневное время по дурацкой тюремной инструкции нельзя было лежать и ходить из угла в угол, как этого требовали взвинченные неопределенностью нервы.
Напоследок энкавэдэшник долго и мрачно размышлял, то глядя в потолок, то рисуя на чистом листе бумаге концентрические круги и непонятные зигзаги, потом вздохнул и хмуро спросил:
— Как собрался вести себя на суде? Честно скажи, Аркаша, как на духу выкладывай!
— Без утайки, гражданин следователь!
Следователь посопел.
— Так кто ты? — снова спросил он.
— Кадет, гражданин следователь! — без запинки отозвался Штерн.
Следователь махнул рукой.
— Ладно, — проворчал он. — Ты без официальностей. Я же сказал — по совести. Так кто ты?
— Кадет, — снова сказал Штерн.
— Это для меня ты — кадет, — хмуро сказал следователь. — А для суда?
— Кадет, конечно, — удивился Аркадий Наумович Штерн, бывший аэронавт ОСОАВИАХИМа, а ныне подследственный из Лефортовской спецтюрьмы. — Что же я — враг самому себе?
— Молодец. — Следователь поиграл карандашом, подвигал бровями, скучающе полистал пухлое дело. — А за что арестован?
— За распространение клеветнических измышлений, льющих воду на мельницу попов и религиозных фанатиков, — без запинки доложил Аркадий Наумович Штерн.
— Точно?
— Как в аптеке!
Следователь сжал мохнатую лапу, и карандаш с треском переломился на две неровные половинки. Штерн завороженно смотрел на обломки карандаша. Следователь усмехнулся.
— Вот так, Аркаша, — удовлетворенно сказал он. — И не дай Бог, если мне твое дело вернут на доследование.
— Вы же в Бога не верите! — не удержался подследственный. — Тоже, значит, льете воду на ту же самую мельницу религиозного фанатизма?
Следователь ухмыльнулся.
— Гад ты, Аркаша! — убежденно сказал он. — Классовый враг, пригревшийся на груди нашей молодой советской науки!
Видно было, что по случаю окончания расследования был он в прекрасном настроении. Как говорится, кончил дело и гуляет, соответственным образом, смело.
— Чай пить будешь? — спросил он.
— Буду, — дерзко согласился Штерн. — С лимоном и бутербродами.
— Сволота ты! — грустно констатировал следователь. — Ты читал, что Ленин о таких, как ты, мракобесах писал?
— Никак нет! — отрапортовал Штерн, уже понявший за месяцы своего заключения, что со следователями не спорят и ничего им не доказывают. Следователи просто выполняют указания свыше, и любое противоречие задевает их нежную душу настолько, что они тут же пускают в ход свои пудовые кулаки. Штерн уже прошел через все испытания. Для следователя главное, чтобы все шло как по писаному. Разумеется, писанному ими самими.
Посидев в камере и пообщавшись с такими же бедолагами, ощутив мощь следственной машины на своих боках, Штерн понял, что правило не плевать против ветра было придумано умными людьми. Находились, правда, ретивые, которые пытались найти закон и справедливость. Однако уже через неделю и они покорно подписывали в кабинете следователя протоколы с самыми бредовыми показаниями, а в камере смущенно оправдывались стечением обстоятельств, застенчиво пряча в тень синяки и кровоподтеки на скулах. Сопротивляться было бессмысленно, следственный аппарат был подобен отвертке, которая вращала маленький человеческий винтик общества, пока не вкручивала его по самую головку. Штерн быстро усвоил правила игры, в которую оказался втянут против своей воли и в которой он был бессилен изменить установленные кем-то правила; осознав это, он протоколы следователя подписывал сразу, следя, однако, за тем, чтобы написанное Федюковым не могло повредить его товарищам.
Поведение подследственного пришлось следователю Федюкову по душе. Не выделывается, гаденыш, адвоката не требует, в протоколах расписывается без нажима. Правильный подследственный. Экономит дорогое время работника госбезопасности. И на товарищей зря не клепает. Сам виноват, мол, сам и отвечу. Такому в мелочах и навстречу пойти не грех. Он пододвинул Аркадию Наумовичу обвинительное заключение, и Штерн, не читая и не выпендриваясь по поводу орфографических ошибок, без раздумий написал, что ознакомился с этим заключением и целиком с ним согласен. Следователь шумно вздохнул, спрятал дело в сейф и широким шестом пригласил Аркадия Наумовича к столу.
— Садись, — сказал он. — Чай будем пить... с бутербродами. А ты мне расскажешь про эту... про аэронавтику свою.
— А не боитесь, гражданин следователь? — усмехнулся Штерн.
Федюков поднял брови, долго и подозрительно взирал на непонятно чему веселящегося подследственного, потом буркнул, тайно ожидая подначки:
— А чего мне бояться?
— Меня же за занятия этой самой аэронавтикой арестовали, — сказал Штерн. — Выходит, вредная наука. Не боитесь, что и вас за ненужное любопытство привлекут?
Такого оборота он не ожидал — Федюков побагровел, надулся, но тут же багровость лица сменила мертвенная бледность, словно за спиной своего подследственного Федюков увидел саму Смерть или ее заместителя по исполнению приговоров.
— Вот и пои такую сволоту чаем, — буркнул Федюков. — Шуточки у тебя, как у Николая Ивановича Ежова. Садись, подлец, про Усыскина расскажешь! Это правда, что вам с ним сам Блюхер именные часы вручал?
Суда Аркадий Наумович Штерн ждал с особым нетерпением. Ночами он разучивал свою оправдательную речь, которая, как ему казалось, камня на камне не должна была оставить на доводах обвинения. В конце концов, есть неоспоримые научные данные, добытые героями науки! А против доказанных научных фактов, по мнению Аркадия Наумовича, идти было невозможно. Факты, уважаемый гражданин следователь, они и в Африке факты. Придется вам, товарищ Федюков, ответить за провокационное избиение научных кадров молодой Советской республики.
Да, Аркадий Наумович Штерн не академик Павлов, но и его вклад в науку не менее ценен, чем труды академика! И считаться с этим придется всем, и в первую очередь вашему вонючему ведомству. При социализме никому не позволено человека безвинного в тюрьму сажать, не царское беззаконное время!
И славное имя Алексея Усыскина научная общественность вам марать не позволит. Да, не позволит! Пусть он, Штерн, молод, но как член ВЛКСМ он тоже верен заветам вождя мирового пролетариата и будет отстаивать свою научную правоту в самых высоких инстанциях, вплоть до Центрального Комитета партии. Да! Вплоть до Центрального Комитета!
Только напрасно Штерн разучивал эту самую свою речь. Не было никакого суда! Зря он готовился к схватке с государственными обвинителями, которых оставили в заблуждении отдельные нечестные научные руководители типа Мымрина и Авдея Поликарповича Гудименко. Аркадия Штерна долго держали с группой таких же унылых бедолаг в темном облупленном предбаннике. Каждый побывавший в зале, где отправлялось правосудие, выходил оттуда бледный и растерянный, и обозначенный ему срок в десять лет без права переписки или семь лет лагерей усиленного режима с последующим поражением в политических правах на пять лет вгонял оставшихся в предбаннике в животный страх и сомнения в собственной судьбе. Наконец пришло время и Аркадия Штерна.
За столом, канцелярски покрытым зеленым сукном, под большим портретом Сталина, сидели трое. В центре — невысокий лысый судья в полувоенном френче, по бокам его сидели двое военных, судя по звездам в петлицах — в немалых чинах.
Судья обладал тихим, тонким и оттого противным голосом. Ворот френча был тесен судье, и он то и дело пытался оттянуть его пальцами, чтобы дышалось легче.
— Фамилия, имя, отчество, год рождения? — с одышкой спросил судья.
— Штерн Аркадий Наумович, восемнадцатого мая одна тысяча девятьсот пятнадцатого года, — сказал Штерн.
— Вы признаете себя виновным? — спросил судья, бегло проглядывая обвинительное заключение.
— Видите ли, гражданин судья... — промямлил Штерн.
— Достаточно, — махнул рукой судья и поочередно наклонился в обе стороны, совещаясь с военными.
Совещание было кратким, после обмена мнениями троица пришла к согласию, и судья в гражданском встал, держа обеими руками листок синей бумаги, похожей на оберточную.
— Штерн Аркадий Наумович, — сказал он. — Вы признаны виновным в измышлении и распространении слухов религиозного характера, порочащих социалистический строй и советскую науку. На основании статьи пятьдесят седьмой прим десять трибунал приговаривает вас к пятнадцати годам лишения свободы с последующим поражением в политических правах сроком на три года. Вам ясен приговор?
— Но, гражданин следователь... — Штерн был изумлен и сломлен. Столь скорое судопроизводство так потрясло бывшего аэронавта, что он не находил слов. Впрочем, его оправдания не требовались никому. Военные проглядывали какие-то бумаги и на подсудимого внимания не обращали, в глазах гражданского была скука и пустота.
— Вам ясен приговор? — тонко переспросил судья, и голос его отрезвил Аркадия, готового протестовать и оправдываться. Говорить и спорить было бесполезно, механизм правосудия с лязгом провернулся, перемалывая его судьбу; решение, принятое сидящей за столом тройкой, было окончательным и бесповоротным. С большим успехом можно было оспаривать смену времен года. И Штерн смирился.
— Приговор мне ясен, гражданин судья, — потухшим голосом сказал он.
— Распишитесь, — сказал судья. — Здесь и еще вот здесь.
И Аркадий. Штерн расписался за путевку в новую жизнь, которой ему предстояло жить пятнадцать лет, кажущихся отныне бесконечными и бессмысленными.


Экибастузский лагерь, декабрь 1946 года


У «кума» было тепло и уютно. Лучше, чем в бараке. Опер Лагутин был опытным сотрудником, прошел не одну зону, заключенных знал, как знает скрипач свой музыкальный инструмент, поэтому на струнах нервов Аркадия Штерна играть не торопился — давал заключенному разомлеть в тепле и отвлечься от бытовых неурядиц. Чаю он не предлагал, да это и к лучшему было, подлянки, значит, за душой не держал и в стукачи вербовать не собирался. Да и зачем ему было нужно вербовать хитрожопого, как он сам говорил, еврея, девять лет отсидевшего по разным зонам и оттого образованного по тюремным меркам не хуже политкаторжанина царских времен. У него и без Штерна было кому стучать. И не простые зека постукивали, работали на него авторитетные в зоне люди, воры и те не гнушались отдать через «кума» свой долг Родине. И не потому, что патриотизм их заедал, как барачная вошь, а потому, что отказ работать на опера был чреват крупными неприятностями, приходящими к отказнику сразу после отказа. И такие это были неприятности, что с ними до конца срока дожить было очень проблематично.
Но все-таки вызов к «куму» всегда грозит неприятностями, поэтому, даже разомлев от тепла, заключенный Аркадий Штерн ушки свои отмороженные держал на макушке и бдительности не терял.
Оперуполномоченный капитан Лагутин неторопливо листал пухлое дело, и Штерн чутьем понял, что это не просто дело, это его личное дело, за время отсидки обросшее лагерными подробностями и деталями,
— Мне тут, понимаешь, дело твое на глаза попало, — задумчиво сказал «кум». — Признаться, я не понял, за что ж тебя все-таки посадили. Я понимаю, что за дело, у нас невиновных в тюрьму не сажают, но все-таки?
— В обвинительном заключении все сказано, — вздохнул Штерн.
«Кум» даже не рассердился на неуставное обращение.
— Нет в твоем деле никакого обвинительного заключения, — сказал он. — Только постановление большой тройки, и все. Но не зря же тебя сам Ульрих судил... Кем ты до ареста был?
Аркадий грустно усмехнулся.
— Да я уж и подзабыл за девять-то лет, гражданин капитан, — сказал он. — Помню, вроде аэронавтикой занимался.
— На самолетах, значит, летал? — уточнил «кум».
— Летал... — Штерн уставился на жаркое алое нутро печки. Рассказывать о себе ему не хотелось. Да и не стоило, пожалуй. Он вспомнил мордастого следователя Федюкова и его слова: «Ты для себя главное запомни! Ты, подлюга, живешь, пока молчишь. А как хавало свое разинешь, так тебе сразу капец и настанет». Мудр был следователь Федюков, а вот не сообразил, что даже причастность к делу о клеветнических измышлениях аэронавта Штерна путем расследования этого дела чревата была бедой. Не сообразил и сгинул в этом же Экибастузском лагере, зарезан был уголовником, якобы за хромовые свои сапоги. Да на хрен урке были нужны его стоптанные хромачи, дали команду завалить, он и завалил без излишних размышлений. — Летал, гражданин капитан. Только не на самолетах, а на воздушных шарах.
— Эге, — сказал «кум». — Это вроде как у Жюль Верна? «Пять недель на воздушном шаре», да?
Оперуполномоченному Лагутину было лет двадцать семь, на четыре года меньше, чем в апреле исполнилось самому Штерну, но рядом с умудренным, обученным зоной Аркадием «кум» смотрелся любознательным и легко загорающимся пацаном, которому не давали покоя чужие тайны. Не знал оперуполномоченный или по молодости помнить не хотел одного из основных зоновских законов: меньше знаешь — дольше живешь. «Пять недель на воздушном шаре»... А девять лет не хочешь? Девять лет, не опускаясь на материки. И еще предстоит шесть лет лететь. В неизвестность.
— В постановлении непонятно написано, — сказал «кум». — Сказано, что осудили тебя за клеветнические измышления и распространение слухов религиозного характера, порочащих социалистический строй и советскую науку, значит. Все это хорошо, но ты мне расскажи, в чем эти твои клеветнические измышления выражались, какую хренотень ты, так сказать, порол, что тебя в лагерь упекли?
Штерн нарочито тупо посмотрел на оперуполномоченного.
— Я за эту самую хренотень уже девять лет отсидел, — сказал он. — И еще шесть сидеть. Вам простое любопытство удовлетворить, гражданин уполномоченный, а мне очередной довесок.
— Не будет тебе довеска, — веско сказал оперуполномоченный. — Я здесь хозяин, от меня зависит, кто свое досидит, а кто на новый срок пойдет.
— Был у меня такой следователь — Федюков, — вслух подумал заключенный Штерн. — Он на меня дело оформлял. И что же? В этом лагере я его и встретил. В прошлом году с заточкой в боку помер. А здоровый мужик был, толстомордый такой, здоровье в кулаки выпирало. Ну, как водится, ему в причине смерти туберкулез проставили.
Оперуполномоченный Лагутин не удивился.
— Ты меня не пугай, — сказал он. — Ты лучше скажи, за что тебя в зону посадили? Какой сказкой ты народ пугал?
— Никого я не пугал. Сказал, что сам видел, что товарищи видели, своего ничего не придумывал. Только партия сказала: вреден ты, Аркадий, молодой советской науке, опасен нашей стране. Но по молодости до конца изничтожать не стали — дали вот пятнадцать лет для исправления и понимания своих политических ошибок.
— Исправился? — усмехнулся оперуполномоченный.
— На полную катушку, — подтвердил заключенный. — До того исправился, что прошлого и поминать не хочу. Не было ничего. Померещилось нам. Или сами придумали умом своим блудливым.
— Значит, не желаешь со мной говорить по душам, — подвел итог разговора оперуполномоченный Лагутин и желваками задумчиво поиграл. — Ну, смотри, Штерн! Одного только не забудь: судьи твои далеко, а я — вот он. Ты со мной в молчанку играть вздумал, так ведь я ж и обидеться могу. Скажем, еще на червончик.
Штерн вздохнул.
— Эх, гражданин капитан, — сказал он горько. — Кабы меня не в двадцать четыре посадили, может, мне и был бы смысл думать над вашими проникновенными словами. Было б мне лет тридцать, семья была бы, жена любимая, дети, тогда сидеть в тюрьме тяжелее, себя больше жалеешь. Но меня-то в двадцать два посадили, да девять я уже тут прожил. Что мне угрозы, если самые лучшие годы я за колючей проволокой повстречал?
— Ничего. — Оперуполномоченный наклонился над бумагами. — Ты и сейчас не стар. Тридцать три — возраст, как говорится, Христа. Самый расцвет человеческий. А ты помоложе Христа будешь.
— Отстал я от поезда, — сказал Штерн. — И от науки отстал. Теперь мне на воле только уголь кайлом рубить или бетон мешать.
— У нас все профессии почетны, — нахмурился для порядка оперуполномоченный.
— Это точно, — согласно качнул головой Аркадий Штерн. — Так я пойду, гражданин капитан?
— Погоди. — Оперуполномоченный, скрипя хромовыми щегольскими сапожками, подобрался к нему ближе, и Штерн увидел его блестящие от любопытства и близости неразгаданной тайны глаза. — Ты хоть намекни, в чем дело! Я понимаю — военная тайна, подписки о неразглашении давал, но я же не глупый мужик, ты намекни, я сам дойду до истины!
— Ладно, — сказал Штерн. — Я намекну. Только обещайте, что вы меня больше вызывать не будете. Вам же лучше, честное слово, вам самому спокойнее будет.
Оперуполномоченный Лагутин кивнул.
— Раньше в учебнике географии картинка была, — задумчиво сказал Штерн. — Монах добрался до края земли, разбил небесную твердь и смотрит, что там внизу. Вот и вся военная тайна.
Глаза оперуполномоченного осмысленно заблестели.
— Я так понял, что вы с высоты что-то запретное увидели, — сказал он. — Дирижабли там военные или технику какую секретную, да болтать лишнее стали. Это я понимаю. Религиозная пропаганда-то здесь при чем?
— Вы приказали, я вам намекнул, — устало пожал плечами Штерн. — Можно я в барак пойду, гражданин капитан? У вас в оперчасти долго сидеть нельзя, за ссученного принять могут.
— Иди, — разрешил оперуполномоченный и задумчиво проводил Штерна взглядом: смотри ты, с виду глина обычная, а душа все-таки твердость проявляет.
И все-таки оперуполномоченный Экибастузского лагеря капитан Лагутин Олег Борисович так и остался в неведении об обстоятельствах, отправивших аэронавта Штерна Аркадия Наумовича в лагерь на долгие пятнадцать лет. Туман был в намеках Штерна, густой непроглядный туман. Может быть, это и было к лучшему — начнешь вглядываться, такое увидишь, что самому жить не захочется, а если и захочется — так не дадут.
Идти от теплого домика оперчасти до теплого вонючего барака через пронизываемый морозными ветрами пустырь — дело безрадостное и тяжелое. Зона была пустынна, только часовые на вышках, завязав шнурки шапок-ушанок под подбородком, бодро притопывали на своих вышках и время от времени освобождали из тепла ухо — не идет ли смена, не ползут ли по скрипучему снегу к колючей проволоке беглецы. И хотя время было совсем не для побегов, ведь бегут обычно весной, когда почки распускаются и ветер напоен соками жизни, все равно надо было проявлять разумную бдительность — если не в дело, то хотя бы начальство порадовать.
В бараке было довольно шумно. Прибыли новенькие, и их разместили в бараке, где жил Штерн. А потому к их койкам началось сущее паломничество — не земляки ли, нет ли среди вновь прибывших знакомых, а то и — упаси Боже! — близких родственников.
У буржуйки сидел высокий плечистый грузин и рассказывал любопытствующим, среди которых крутились уже и те, кто подозревался в стукачестве, свою нехитрую историю. Грузин был мастером на буровой, и бурили они в Чечне сверхглубокую скважину. Только вот беда — достигли уже было запланированной отметки, а из скважины ударил фонтан. Но не нефти, а обычной соленой воды. «Тут нас и обвинили во вредительстве, — горячо закончил грузин. — Всю смену в одну ночь взяли, геологов арестовали. Полгода допрашивали. Все главарей заговора искали. Какой заговор? Нет, ты скажи, какой тут заговор может быть?! Ну, я понимаю, геологов арестовали. Это, может, и правильно, не знаешь науки, нечего нефть искать, все равно ничего не отыщешь! А нас-то за что? Нас зачем? Все спрашивали, кого я из летчиков знаю, с кем разговоры вел, про каких-то аэронавтов расспрашивали... — Грузин безнадежно махнул рукой. — Я сказал — никого не знаю. Чкалова знаю. Леваневского знаю. Байдукова с Громовым знаю. Больше никого не знаю. Мне в небеса смотреть некогда, я в землю смотрю. На небе нефти нет. Так они мне написали в постановлении — «за распространение религиозных слухов, порочащих социалистический строй, наносящих вред социалистической экономике и в целом всей советской стране»! Вах! Какие религиозные слухи? У нас в семье после деда никто в Бога не верил!»
— Вот за это и посадили! — строго сказал один из слушателей. — Верил бы в Бога, глядишь, он бы тебе и пособил!
Услышав последние слова грузина, Аркадий Штерн подобрался ближе.
— А на какую глубину бурили? — спросил он.
Грузин встретился глазами со Штерном, долго откашливался, потом спросил:
— Что, дорогой, тоже геологоразведчик?
— Да нет, — отвел глаза Штерн. — У меня профессия иная была, я вглубь не рвался, я наоборот — в выси...
— Летчик, значит? — нахмурился грузин.
— Почти, — кивнул Штерн.


Экибастузский лагерь, декабрь 1946 года


Блатные пришли в барак неожиданно. По-хозяйски усевшись на корточки у стены, они некоторое время разводили рамсы со старостой, потом «шестерка», худой золотушного вида мужичок, подошел к нарам, на которых лежал вернувшийся со смены Штерн, небрежно ткнул Аркадия в бок:
— Слышь, фраер, сгреби мослы, тебя пахан кличет!
Штерн сел, чувствуя, как ломит все тело. Лицо покрывала испарина. «Заболел я, что ли?» — тупо подумал он, но прислушаться к организму подсыльной ему не дал.
— Хорош блажить, — снова сказал этот захезанный шнырь, который хотел казаться битым жохом. — Канай в угол, с тобой побазарить хотят!
В углу на корточках сидел старик в темно-синем гражданском костюме. Рядом с ним корячились на корточках два мордоворота, шеям которых было тесно в рубахах. Пальцы всех троих синели наколками. Лицо у старика было удивительно интеллигентным. Аркадий Наумович не удивился бы, увидь он этого человека в своем институте. Впрочем, в зоне он тоже ничему старался не удивляться. Здесь можно было увидеть бывшего профессора, тискающего ночами романы и охотно чешущего пятки уголовному авторитету, у которого имелась лишь одна извилина, да и та блатарю была нужна лишь для того, чтобы пистолет при грабеже не выронить. И наоборот, порой зона являла странные типы гордых людей, которых не могли сломить ни издевки тюремщиков, ни многодневное содержание в БУРах.
— Присаживайся, — мирно предложил старик. — Поговорить надо.
Штерн понимал, что выступать не стоит, старичок держит масть, с такими надо говорить без выпендрежа, обидится старичок — и всхрапнуть не удастся, в любой камере достанут. Поэтому он покорно опустился на корточки, внимательно глядя на старика. Тому поведение «политического» пришлось по душе, даже усмешка легкая тронула его тонкие синие губы.
— Аркадий Наумович Штерн, — сказал старик. — Я правильно излагаю?
— Все верно, — сказал Штерн. — Как у опера в анкете. А как мне к вам обращаться?
Блатаря он знал, это был знаменитый Седой, питерский законник, согласно воровскому обычаю инспектирующий зону по приговору ленинградского суда, отвалившего вору три года за заказную кражу. Седой был из правильных бродяг, против установленных правил не шел, если вору положено время от времени садиться на зону, то он не гнал гамму, делал все, как предписывает принятый им воровской закон.
— Андреем Георгиевичем меня от рождения кличут, — сказал Седой. — А базар у меня к тебе будет вот какой, Аркадий Наумович. Ты на месте аварии стратостата «Север» был?
— Был, — сказал Штерн, чувствуя, что его немного лихорадит — то ли от температуры, то ли от неожиданного волнения.
— Должок с тебя, — сказал вор.
— За что? — Штерна качнуло. — Я, что ли, в той аварии виноват был?
— Это мне без нужды, — сказал Седой. — Здесь ты со своими начальниками определяйся. А вот платиновую звездочку, что ты с этого самого стратостата заныкал, придется отдать.
— Какую звездочку? — недоуменно спросил Аркадий. — Андрей Георгиевич, побойтесь Бога! Откуда на стратостате платина? Вы хоть представляете, как он устроен?
— Ты мне марку не гони, — сказал уголовник. — Я тебя на работу нанимать не собираюсь. Сказал — значит знаю! Это ты гапонам можешь гнать дуру, я в легавке не работаю, у меня подсчеты другие.
— Не было там никакой платины, — с отчаянием сказал Штерн. — Честное слово!
— Я ведь тебя на понт не беру, — сказал Седой. — А потому ты мне гусей не прогонишь. Мусоркам мозги пудрить будешь, мудила. Станешь чернуху лепить, найдутся дятлы очко тебе прочистить. Или мои ребята сыграют на три косточки. Тебе еще долго чалиться, потому я тебя не гоню, пораскинь шарами, можно ведь до звонка и не досидеть. А чтобы тебе лучше думалось... Митяй! — сказал Седой, и один из громил торопливо вскочил на ноги, и, прежде чем Штерн привстал, тяжелый удар опрокинул его на пол барака и тяжелые «говнодавы» заходили по его бокам. Аркадий привычно скрючился под ударами, защищая уязвимые места, и не отбивался — понимал, что бьют для острастки. — Будя, — совсем по-домашнему сказал старик. — Тебе, Митяй, только бы кони свои грязные почистить. Смотри, если бушлатом накроется, я с тебя спрошу!
Сильные руки подняли Штерна на ноги. Ноги разъезжались, Аркадия Наумовича покачивало. Ему было больно, стыдно и обидно. Заключенные издалека наблюдали за происходящим. Никто не вмешивался.
— Вот так, Аркаша, — снова скривил в усмешке губы Седой. — Сроку тебе на раздумья пока даю два дня. А там посмотрим.
— Да если бы она и была, — сказал Штерн. — Что же, я ее с собой в зону бы приволок? Кто бы мне это позволил?
Седой, казалось, обрадовался.
— Хороший вопрос, — сказал он. — Конечно, где-то ты ее заныкать должен был. Только у меня с волей своя связь имеется. Нарисуешь схемку, ребята твою заначку найдут и мне брякнут. Тут у нас с тобой полное согласие и наступит. Но я тебе сразу скажу, не надейся мне динаму крутить. Двигануть фуфлом тебе не удастся. Я с тебя за все спрошу. Правильно, Митяй?
Громила уверенным поставленным ударом послал Аркадия на пол.
— Все в масть, Седой! — льстиво сказал он. — Тебя наколоть — глухой номер. Лучше сразу бушлат деревянный примерить.
— Два дня! — сказал Седой, и троица вразвалочку пошла на выход из барака. Захезанный «шестерка» услужливо и торопливо открыл перед ними дверь.
Штерн умылся, нервно громыхая носиком рукомойника. Били его умело. Тело ныло от ударов, но синяков на лице не было. Провожаемый взглядами других заключенных Аркадий вернулся на свое место и лег, глядя в потолок. Только этого ему не хватало! Похоже, что уголовнички слышали, как говорится, звон, да не знали, где он. Платиновая звезда! Если бы все не было так плохо, Штерн бы посмеялся. Но тут ему было не до смеха. Не поверят ведь сволочи, поставят на нож! Пойти и рассказать все оперу? Нет, это не выход. Тот, кто на Седого настучит, на этом свете не задержится. Обманывать их? Допустим, некоторое время они ему будут верить. А потом? Думать о последствиях обмана не хотелось. Неожиданная мысль обожгла сознание Штерна: а что, если Седой пришел не от себя? Вдруг его прислали оперативники? Господи! Из этой ситуации выхода вообще не было! Аркадий сел, охватывая руками голову, и застонал.
— Больно? — осторожно спросил сосед по нарам Дустан Кербабаев, туркмен из Богом забытого горного селения, осужденный за подготовку государственного контрреволюционного переворота. — Очень больно, Аркадий?
Штерн отрицательно помотал головой.
— Это ерунда, Дустан. Это просто семечки. Вот в тридцать седьмом меня мудохали, до сих пор вспоминать страшно. У Николая Ивановича были мастера, эти по сравнению с ними просто мандавошки.
— Что им от тебя надо? — спросил Кербабаев. — Ты их чем-нибудь обидел?
— Нет, — сказал тоскливо Штерн. — Ты не поймешь, Дустан.
Кербабаев не настаивал. На зоне в душу не лезут, у каждого хватает своих забот.
Штерн не спал всю ночь, но так ничего и не придумал. К утру он уверился в том, что, если хочет остаться в живых, у него есть только один выход — побег.
Первый день из отпущенных ему Седым был мрачен и сер. Облака были низкими и грозили вдавить обитателей зоны в землю.
Норму Аркадий в этот день не выполнил. Когда клеть подняла смену на поверхность, Штерн сразу же обратил внимание на необычное поведение охраны. Ежедневный обыск, который всегда проводился охранниками формально, сегодня был необычно тщательным. Режимники, проводившие обыск, сопровождали его руганью, некоторые не гнушались и зуботычин. Вокруг еще более официальных работников суетились шныри из числа общественной самообороны заключенных. Одного из них, Васю Зуботеса, Штерн немного знал, поэтому, оказавшись рядом, негромко спросил:
— Что случилась, Вася? Побег?
Зуботес, опасливо глянув по сторонам, буркнул:
— Куда здесь бежать? Седого с его жиганами пришили.
Седого и его громил убили ночью прямо в бараке. Били заточкой — и били беспощадно. Тем удивительнее было, что никто из обитателей барака ничего не слышал. Даже дневальные, поддерживавшие ночью огонь в печках. Оперативники несколько дней таскали на допросы зэков. Десятка полтора особо непокорных были отправлены в барак усиленного режима, но поиски ничего не дали. Врагов у Седого было более чем достаточно, и у доброй половины были веские причины для того, чтобы пустить в ход заточки, а «шестерки» — ну что «шестерки», они и созданы для того, чтобы отвечать за грехи своего «пахана». Розыск, проведенный блатными, был более тщательным и жестким, но и он ничего не дал. Странное дело, о том, что Седой что-то предъявлял накануне убийства «политическому» Штерну, знали многие. Но в своих розысках его обошли и оперативники, и блатные. Даже вопросов никто не задавал. Видимо, и тем, и другим он казался мелкой сошкой, недостойной внимания, лагерной вошью, которая не может оказать сопротивления сильным мира сего.
В одну из бессонных ночей Аркадий Наумович Штерн рассказал все католическому священнику Олесю Войтыле, осужденному по делу карпатских «лесных братьев» к двадцати пяти годам лишения свободы. Священнику повезло, его осудили именно тогда, когда смертная казнь в Союзе была отменена. Сам ксендз видел в этом обстоятельстве знамение Божье: по его мнению, Бог хранил своих верных слуг. Штерн рассказал ему все без утайки. Священник слушал, хмуря густые брови, и не перебивал Аркадия. По его лицу не было видно, верит ли ксендз Штерну, или слушает его от ночной скуки. Впрочем, недавнее избиение Аркадия Наумовича священник видел своими глазами. Войтыла внимательно выслушал Штерна, потом осенил его крестным знамением и сказал:
— То Бог вам посылает испытание, пан Штерн. Не зря сказано: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес». Терпите, пан Штерн, вы один из знающих истину. Гонения пребудут, а вы приняли Его закон и положили слово Его в сердце свое. Придет час, и востребовано будет.


Ленинград, май 1954 года


На стене висел большой черный динамик радио. По радио дребезжаще исполнялись различные марши, что, впрочем, было понятно — была десятая годовщина Победы и по улицам ходили толпы бывших фронтовиков. В этот день Штерн старался не выходить из дому. Не дай Бог, встретишь знакомого, начнутся обязательные вопросы: в каких войсках служил, на каком фронте воевал, где окончание войны застал? Не объяснишь же каждому, что всю войну вкалывал на Победу в Экибастузском исправительном лагере, уголек для домн рубил, чтобы броня у наших танков крепче была. Знакомый промолчит, только вот смотреть косо станет — мол, пока мы крови своей не жалели, ты, вражина, в лагере отсиживался, жизнь свою драгоценную берег. И не скажет — так обязательно подумает. Объясни ему, что писал заявление за заявлением, на фронт просился, кровью, так сказать, вину, которой не чувствовал, искупить, хоть в штрафном батальоне, хоть в любом партизанском отряде. И не твоя вина, что лагерное начальство на каждом заявлении отказ красным карандашом писало.
— Аркадий Наумович! — В комнату постучали.
— Войдите! — крикнул Штерн, и в комнату вошла активистка домового комитета Инесса Абрамовна Гольдберг, пережившая в Ленинграде блокаду, лично знакомая с академиком Орбели и поэтессой Берггольц, похоронившая в дни блокады всю свою многочисленную родню и чудом выжившая сама. Сколько лет уже прошло, а лицо ее все еще хранило острые сухие следы блокадного голода, и сама Инесса Абрамовна казалось невесомой; большеротая, темноволосая и темноглазая, с острым носом между морщинистых щек, она была похожа на грача или скворца, прилетевшего по весне обживать скворечник и еще не оправившегося от тягот перелета.
— Аркадий Наумович, — снова сказала она, по-птичьи наклонив голову и глядя на соседа по коммунальной квартире с нескрываемым подозрением. — Вас вызывают!
О соседе она знала мало. Знала, что он не воевал (и это было уже само по себе подозрительным), знала, что во время войны он сидел в лагере для политических (и это для Инессы Абрамовны было подозрительным вдвойне: по ее мнению, в трудное для страны время сидеть в лагере за политические убеждения мог только заклятый враг советской власти), знала, что друзей и товарищей у Штерна почти не было (это также вызывало подозрения, а приходившие к нему редкие знакомые вызывали у соседки приступы политической бдительности). Поэтому, получив сегодня от почтальона повестку, приглашающую Аркадия Наумовича на Большой Литейный в известное учреждение, Инесса Абрамовна вновь преисполнилась привычным недоверием к соседу.
— Вам повестка. Надеюсь, вы догадываетесь куда? — сказала она. — На завтра, к одиннадцати часам.
На свободе Аркадий Штерн был около полугода. Может быть, и не вышел бы он на свободу, только ему повезло. В начале пятидесятых начался процесс над врачами-вредителями, а у оперуполномоченного Лагутина, как на грех, жена оказалась кардиологом в лагерной больничке, а дядя ее вообще, оказывается, служил в «Кремлевке» и был чуть ли не правой рукой главного врача-вредителя Виноградова. Лагутина вместе с женой арестовали, полгода шло следствие, потом умер Сталин, и всех вредителей в одночасье выпустили, но, как в органах водится, Лагутин к прежнему месту службы уже не вернулся. Поэтому, когда срок Аркадия Наумовича Штерна истек, вредить ему было некому, и в начале декабря пятьдесят третьего он вышел на свободу с небольшим фибровым чемоданчиком, в котором легко уместились все его пожитки. В Москве Штерна не прописали, но неожиданно легко прописали в Ленинграде, где на Васильевском острове в коммунальной квартире жила его тетя Эсфирь Николаевна Северцева, вдова знаменитого полярника, пережившая и мужа, убитого немецкой пулей под Синявино, и ленинградскую блокаду, и первые не менее голодные послевоенные годы. Эсфирь Наумовна племянника любила, но, к сожалению, умерла в начале пятьдесят четвертого, оставив Аркадию Штерну большую и просторную комнату, вещи из которой большей частью были проданы еще в блокаду.
В коммунальной квартире было три комнаты, принадлежащих разным хозяевам. В одной жил отставной армейский подполковник Николай Гаврилович Челюбеев, в другой — уже упомянутая Инесса Абрамовна Гольдберг. Некоторое время они объединенными силами принимали все мыслимые и немыслимые попытки избавиться от нежелательного наследника соседки, но оказалось, что есть на Большом Литейном сочувствующий Штерну ангел, который лишь слегка цыкнул на неуживчивую коммуналку, и все сразу успокоилось.
Сейчас Инесса Абрамовна Гольдберг немножечко злорадствовала.
— Честных людей на Литейный не вызывают, — сказала она. — Честные люди спят спокойно.
Аркадию Штерну очень хотелось сказать, где он видел этих людей, что в понимании Инессы Абрамовны являются честными, но он сдержался. В преддверии визита на Большой Литейный всякий коммунальный конфликт ничего хорошего не сулил. Хорошо, если все закончится товарищеским судом, но ведь и выслать могли, тем более для Москвы Аркадию была отведена зона сто первого километра.
«Вот ведь вредная женщина, — без злости подумал он о соседке. — Ведь сколько сама испытала, родственников всех похоронила, а все не унимается, все людям зла желает!»
От повестки он ничего доброго не ждал. Выходит, что вспомнили о нем в этом самом известном учреждении! Когда Аркадий освобождался из лагеря, его вызвал в оперчасть высокий чин, причем не местный, а приезжий, явно москвич. В отличие от местных тюремщиков с делом Штерна он был знаком не понаслышке, поэтому сразу же взял, как говорится, быка за рога.
— Вы Усыскина хорошо знали? — сразу спросил он. — А Минтеева? Урядченко? Николаева?
За пятнадцать лет Штерн эти фамилии и забывать стал, а тут — на тебе! — напомнили. Словно бы и не было долгих лет в заключении, Штерн вдруг увидел изорванный стратостат и изуродованную гондолу, в иллюминаторах которой блестели толстые темные стекла. Полный Минтеев в свитере и длинной черной кожаной куртке стоял на коленях, заглядывая в гондолу, а Урядченко с Николаевым торопливо раскручивали гайки, чтобы открыть заклиненную дверь кабины, из которой им еще предстояло вынести безжизненные тела погибших.
— Ну? — снова требовательно спросил чин. Был он сытый, откормленный и чисто выбритый. Пахло от него «Шипром» и хорошим коньяком. Штерн рядом с ним смотрелся как смотрится колхозная корова рядом с единоличной: шелудивый был после чесотки, и плешь на голове его тоже не особо красила.
— Знал, — сказал Аркадий Штерн. — Как не знать, работали когда-то вместе.
— По ОСОАВИАХИМУ, значит? — уточнил чин. — И кто из вас на месте аварии был?
— Все четверо были, — хмуро сказал Штерн. — Все вместе подъехали. Одновременно. Вологодские власти нам тогда, если помните, полуторку выделили для поисковых мероприятий.
— Ну-ну, — кивнул чин. — Но ведь известную вам вещь с места аварии забрал кто-то один, так? И кто это был? Минтеев? Урядченко? Николаев? Или ее забрали вы?
— Я не забирал, — отказался Штерн. — Я в это время наружные датчики снимал. Сами знаете, как у нас бывает — наедет высокое местное начальство, натопчут, из любопытства все излапают, потом и смотреть нечего будет.
— Хорошо, — нетерпеливо мотнул головой чин. — Вы снимали датчики. А Урядченко с Николаевым, они что делали?
— А что можно было делать в той ситуации? — пожал плечами Штерн. — Люк раскручивали. Ребята в гондоле мертвыми были, а покойника через узкую дырку сразу не вытащишь.
— А Минтеев? — вел свой допрос москвич. — Он что делал?
— Да не помню я! — вспыхнул Штерн. — Пятнадцать лет назад это было, гражданин следователь! Пятнадцать лет! И все эти годы я здесь не мемуары писал, уголь вот этими руками рубил. — Он выставил вперед черные от въевшейся угольной пыли руки, но допрашивающий и внимания не обратил на уродливые опухшие черные пальцы.
— Значит, Минтеев? — задумчиво переспросил он.
— Не знаю, — сказал Штерн. — И, честно говоря, не желаю знать. Я за эти свои лишние знания дорого заплатил.
— Темните, — сказал москвич. — А с Палеем вы пооткровеннее были!
— Господи, — простонал Штерн. — О чем вы? С каким Палеем? Я и фамилии такой никогда не слыхал!
— С Абрамом Рувимовичем, — сказал гость из столицы. — С писателем, который вас в первый день расспрашивал обо всем. Хочешь сказать, что ты этого научного фантаста не помнишь?
— Господи-и, — вздохнул Штерн. — Да с нами тогда только что школьные учителя не беседовали! Разве всех упомнишь, с кем и кто тогда говорил!
Московский чин встал из-за стола, заложив руки за спину, обошел вокруг сидящего на стуле заключенного, стал у Штерна за спиной и сказал:
— Дальнейшее содержание вас под стражей признано нецелесообразным. — Он сделал паузу, давая Штерну осознать произнесенное, потом наклонился к его уху и, брезгливо морщась, прошипел: — Но если ты свое хавало разевать не по делу будешь, мы тебя туда упрячем, где ты, мудила, сам себя никогда не найдешь! Осознал?
— Так точно, — внезапно осипнувшим голосом сказал Штерн. — Как не осознать!
— И запомни, Джордано Бруно, — сказал чин, брезгливо заложив руки за спину. — Будь моя воля, я бы из тебя выколотил правду!
— Из меня эту правду в тридцать седьмом полгода выколачивали, — сказал Аркадий. — Только нечего выколачивать было, я и тогда все рассказал.
— Значит, плохо выколачивали, — отрезал высокий чин. — Погоди, еще настанет время! Ты лучше о себе подумай, здоровье побереги!
— Какое здоровье? — печально усмехнулся Штерн. — То, что оставалось, шахта отняла да зона прибрала, гражданин начальник, не знаю, как вас величать... Вы мне одно скажите, ну, ладно, разогнали нас, отправили по тюрьмам да лагерям. Но неужели никто так после нас и не летал? Пусть в военных целях, пусть тайно, но ведь летали же, не могли не летать! Зачем же мы вам тогда? Ведь наши знания устарели чуть ли не на два десятилетия! И то, что вы ищете, — только глаза поднимите, вон же оно все, над головой!
Высокий чин хотел что-то сказать, но передумал.
— Уголь, говоришь, рубил? — ухмыльнулся он неприятно. — Вот и руби. Остальное не твоего ума дело. Твое дело отвечать, когда спрашивают! Думаешь, что выворачиваться будем перед тобой наизнанку? И не надейся, иудина твоя душа! Не надейся, понял? Незаменимых нет, замена — она найдется. Моя бы воля, я бы тебя, суку, первого к стенке поставил!
Через неделю его освободили. К тому времени Лаврентий Павлович Берия был уже арестован, а по слухам и расстрелян. В колониях шли чистки, лагерное начальство суетливо заметало следы своих многочисленных злоупотреблений, и в этой суматохе до заключенного Штерна никому дела не было. А о всей этой истории, вследствие которой запретили аэронавтику, а ее самых ярых последователей рассадили по лагерям, знали, видимо, только в Москве. В столице же вовсю уже шли аресты среди гэбистов, Абакумова арестовали, Рюмину ласты сплели, в такой обстановке о родственниках не вспомнишь, кому уж было держать в уме да памяти судьбу арестованных пятнадцать лет назад воздухоплавателей!
И вот, оказалось, вспомнили.
Инесса Абрамовна Голдберг еще шипела на кухне о некоторых, что приходят на все готовенькое и ни в грош не ставят заслуженных людей, что военный голод пережили, против партии и правительства черных замыслов не держали и любимого всем народом вождя не хаяли. Вот выпустили преступников из тюрем, они сразу власть набрали, вождей не ценят, товарища Сталина оплевали своей вредительской слюной и вообще стараются опять всячески гадить пережившему войну и одолевшему Гитлера народу. При этом она нарочно гремела крышками сковородок и кастрюль.
Аркадий Наумович посидел, задумчиво разглядывая повестку, потом встал, оторвал от сайки хлеба кусок мякиша и принялся разминать его до густоты и вязкости пластилина. Достав из серванта спичечный коробок с изображением аэроплана на этикетке, Аркадий Наумович вытряхнул его содержимое на ладонь, и комната тут же осветилась нестерпимым голубым светом. Вмяв источник свечения в хлебный мякиш, Штерн спрятал шарик в ту же спичечную коробку и накрыл сверху спичками. И вовремя — из кухни уже приближались шаркающие шаги, дверь без стука отворилась, и заглянувшая в комнату Инесса Абрамовна дребезжаще и испуганно спросила:
— Вы зачем хулиганите, гражданин Штерн? Вы хотите квартиру спалить?
Аркадий Наумович спрятал спичечную коробку среди нехитрых запасов во вместительном ящике серванта, повернулся к старухе и примирительно сказал:
— Да это не я, Инесса Абрамовна, это внизу «Аннушка» прошла. Погода сегодня влажная, вот провода и искрят!


Ленинград, апрель 1955 года


В тот субботний день Аркадий Наумович долго бродил по аллеям Центрального парка культуры и отдыха, что на Елагином острове. Было уже довольно тепло, и почки на деревьях набухли, обещая в скором времени выбросить острые стрелы листьев. Стоял редкий для Ленинграда ясный день, полный пронзительной синевы. Со взморья веяло соленой свежестью, которая заставляла Штерна кутаться в плащ. Господи! В парке было так хорошо, что совершенно не хотелось возвращаться в душную комнату коммунальной квартиры, в которой еще стояли запахи лекарств и старческого бессилия умершей тетушки. Говорят, что некоторые предчувствуют неприятности, и эти предчувствия сберегают им массу нервных клеток, а иногда и жизнь. Годы, проведенные в зоне, где человеческая жизнь порой стоит не дороже пачки чая, а иногда отнимается просто из-за неудачной игры в карты, научили Штерна шкурой ощущать приближение этих самых неприятностей, может быть, потому он, сам того не сознавая, сегодня никуда не спешил.
И только когда сумерки стали осязаемы и бурыми размытыми струйками поплыли над землей, а деревья стали сливаться в неровную зубчатую полосу, забором отделяющую землю от небес, медленно набирающих чернильную густоту, он нехотя направился в сторону дома, время от времени останавливаясь, чтобы угадать в нарождающихся звездах знакомые созвездия.
Предчувствия его не обманули.
Лана, внучка покойной Инессы Абрамовны Гольдберг, жившая в ее комнате второй год, открыла дверь на звонок и сразу же сообщила:
— А у вас гости, Аркадий Наумович.
Никаких гостей Штерн не ждал, и сердце его сразу заныло от ощущения близких неприятностей. Так обычно и бывает, не зря же ему сегодня не хотелось идти домой. Кого там еще принесло? Опять этого энкаведиста? Он даже не сразу вспомнил фамилию и звание подполковника Авруцкого, курировавшего его на Литейном, а когда вспомнил, то это уже было не нужно, потому что из комнаты Ланы с семейным альбомом Гольдбергов в руках вышел незнакомый Штерну худощавый мужчина примерно его возраста, в хорошем костюме, белоснежной сорочке и с щеточкой рыжеватых усов на жестком лице.
— Ба-ба-ба, — улыбаясь, сказал он и передал Лане альбом. — А вот наконец и наш Аркадий Наумович!
— С кем имею честь? — сухо спросил Штерн.
— Ну, что вы, Аркадий Наумович. — Мужчина улыбался, а серые его глаза были сухи и внимательны. — Зачем же так сразу? Ланочка может подумать невесть чего. Давайте познакомимся. Никольский Николай Николаевич, старший научный сотрудник НИИ атмосферных явлений. А вас я знаю. Вы — Аркадий Наумович Штерн, один из прославленных аэронавтов тридцатых. Сам фотографию видел — там Усыскин и Мамонтов, Минтеев, Урядченко, Хабибулин, Дроздов, Новиков. Весь цвет, вся слава советской аэронавтики!
Он сыпал именами, а сам незаметно для Ланы настойчиво подталкивал Штерна к дверям его комнаты, и растерявшийся от неожиданного визита Штерн покорно впустил гостя в комнату.
— Скромно живете, — заметил Никольский, цепко оглядывая комнату. — Скромно, но уютно. И Ланочка у вас соседка просто замечательная, а уж Николай Гаврилович — сущий военный теоретик!
«Гляди ты! — хмыкнул про себя Штерн. — Он уже со всеми в коммуналке перезнакомился. Хитер хорек! Такому палец в рот не клади, сей секунд руку оттяпает. Но что ему от меня надо? Ишь, распелся, гордость аэронавтики, слава советской науки! И как он меня нашел, пусть скажет. Не иначе рыцари плаща и кинжала навели!»
Никольский меж тем уже хозяйски распоряжался в комнате. Достал из неведомо откуда взявшегося портфеля и поставил на стол бутылку коньяка, уложил в тетушкину хрустальную вазу румяные глянцевые яблоки и несколько мандаринов, умело вскрыл коробку московских шоколадных конфет. Бесцеремонность гостя Штерну была не по душе.
Никольский ловко открыл коньяк, разлил его по рюмкам и посмотрел на хозяина комнаты.
— Ну, за знакомство? — предложил он.
Они выпили. Коньяк был терпким и отдавал шоколадом, такой коньяк Аркадий Наумович в своей жизни пил только раз, после того, как полет Минтеева и Усыскина в условиях внезапно начавшегося урагана, о котором не предупредили, да и не могли предупредить метеорологи, закончился невероятной удачей. Профессор Тихомиров тогда привез прямо в ангар бутылку еще дореволюционного коньяка «Шустовский», которым они и отметили второй день рождения благополучно приземлившихся товарищей.
— А любопытство-то гложет? — подмигнул Штерну гость. — По вашим глазам, Аркадий Наумович, вижу, что снедает вас любопытство. Зачем ты ко мне, товарищ Никольский, пожаловал, что тебе надо от уставшего человека?
Штерн промолчал. В любой беседе главное не подставляться под ответы. Пусть собеседник говорит за тебя, тогда его точка зрения прояснится быстрее, и станет понятно, что все-таки человеку нужно. Это Штерн не сам придумал, в камере саратовской тюрьмы ему об этом говорил старый чекист Кедров. «В споре, да и в любой беседе, — говорил он, — важно задавать вопросы. Отвечать всегда сложнее, чем спрашивать».
Никольского молчание хозяина, казалось, не смущало. Он снова разлил по рюмкам коньяк и поднял свою:
— За взаимопонимание!
Выпили за взаимопонимание.
— Как вы меня нашли? — спросил Аркадий Наумович.
— Вы знаете, элементарно. — Никольский ловко очистил мандарин и бросил дольку в рот. — Мне попалась фотография, на обороте которой были ваши установочные данные. Я и послал запросы в адресные бюро Москвы и Ленинграда. Минтеева я уже живым не застал, а с вами мне повезло.
— И что же вы от меня хотите? — спросил Штерн.
— Взаимопонимания, — снова сказал Никольский. — Как я понимаю, ваша научная школа разгромлена, почти все отбыли сроки в тюрьме и в настоящее время от науки отлучены. Так ведь, Аркадий Наумович?
— Дальше, — тяжело уронил Штерн, чувствуя, как горячо растекается коньяк в жилах.
— Вы — человек науки, — пожал плечами Никольский. — А наука не должна стоять на месте. Вашей группой в свое время были собраны ценнейшие научные данные, которые волей обстоятельств оказались под спудом и долгое время не были востребованы. Пришло время их востребовать. Наука нуждается в вашей помощи, Аркадий Наумович.
— А вы, значит, ее глашатай? — прищурился Штерн.
— А это как вам будет угодно, — кивнул собеседник. — Все, что мы обнаружили, имеется в наших отчетах.
Теперь уже плечами пожал Аркадий Наумович:
— Боюсь, что не смогу быть более полезным вам.
— А вот с отчетами получается какая-то неразбериха, — доброжелательно улыбнулся Никольский. — Еще в тридцатых на них был наложен гриф секретности, а перед войной все отчеты были истребованы наркоматом государственной безопасности, причем запрос подписал лично Лаврентий Павлович Берия. Вы не находите, что подобные меры предосторожности излишни для обычных документов о состоянии атмосферы, атмосферном давлении и атмосферных явлениях?
— И какой же вы сделали вывод? — усмехнулся Штерн.
— Я пришел к выводу, что вашей группой было сделано серьезное научное открытие, которое имело оборонное значение. Тогда наложенные запреты могли быть оправданны. Война была на носу. Но сейчас другие времена, и ваше открытие должно стать достоянием научной общественности.
— Вот оно что! — Штерн покачал головой. — Лавры вам спать не дают! Мы, дорогой товарищ, за наши научные изыскания получили на полную катушку. А вам подавай результаты! И чем вы за них готовы заплатить?
— Вы имеете в виду деньги? — с легким презрением спросил Никольский.
Штерн покачал головой.
— Всех ваших вонючих денег не хватит, чтобы вернуть тех, кого не стало. Что мне деньги? Вы просите того, чего сами не знаете. Даже не догадываетесь, чем вам это знание грозит. А если оно грозит вам отлучением от науки? Если единственной расплатой за это знание станет многолетнее заключение или даже смерть? Вы готовы надеть терновый венок мученика? Или вы рассчитывали, что получите данные нашей группы и с барабанным победным боем двинетесь по ступенькам научной карьеры вверх — вплоть до член-корреспондентства?
Никольский натужно улыбнулся.
— Вы не утрируете, Аркадий Наумович? — спросил он. — Времена Ежова и Берии прошли. Вот уже генетические исследования разрешили, кибернетика постепенно перестает быть лженаукой... Прогресс неумолим. Почему вы считаете, что обнародование ваших открытий может нести в себе какую-то опасность?
— Вы глупы и недальновидны, — сухо сказал Штерн. — Вам все рисуется в розовом цвете. Мне искренне жаль, но нам с вами не о чем говорить. Дело не в том, что я не хочу говорить. Просто не хочется, чтобы в результате моей излишней разговорчивости пострадали посторонние. Например — вы.
Он встал.
Поднялся и Никольский.
— Я думал, что вы все еще остаетесь ученым, — с сухой обидчивостью сказал он. — Теперь я вижу, что ошибся. Вы — не ученый. Вы трус. А скорее всего вы просто деляга от науки. Теперь я более склонен верить тем, кто утверждал, что никакого открытия не было и вы извлекали из аэронавтики личную выгоду. До свидания, гражданин Штерн!
Выйти из комнаты он не успел. Белый от бешенства Штерн взял его за галстук, наматывая шелковую материю на кулак.
— Повтори, — прошипел он. — Повтори, что ты сейчас сказал, сволочь!
— Пустите! — Никольский побагровел, с хриплым свистом втягивая ртом воздух. — Вы меня задушите! Пустите немедленно!
Штерн опомнился и отпустил галстук. Никольский трясущимися руками принялся приводить себя в порядок.
— Я имею в виду, что теперь более склонен доверять тем, кто рассказывал о ваших перевозках на воздушных шарах золота из Сибири, — сказал он. — Это больше похоже на истину, чем мифические открытия. За открытия не сажают, сажают за преступления...
— Убирайтесь! — сказал Аркадий Наумович. — Забирайте свою паршивую бутылку, свои гнилые фрукты и свои конфеты. И чтоб духу вашего здесь больше не было!
Никольский что-то зло пробормотал и выскользнул из комнаты. Аркадий Наумович схватил бутылку и конфеты, подскочил ко входной двери и швырнул их вслед спускающемуся по лестнице Никольскому. Бутылка со звоном разбилась, конфеты разлетелись по лестничной площадке. Никольский втянул голову в плечи и стремительно скатился по ступеням.
— Что случилось, Аркадий Наумович? — тревожно спросила с кухни Лана. — Вы поругались?
Штерн закрыл дверь и некоторое время стоял, прислонившись спиной к стене.
— Все нормально, девочка, — не открывая глаз, сказал он. — Все хорошо. Если вам не трудно, Ланочка, принесите мне капли. Они на верхней полке серванта.


Ленинград, октябрь 1957 года


Что творилось сегодня в эфире, что творилось! Каждые полчаса торжественно и сурово, как в годы войны, он объявлял о взятых городах и выигранных сражениях, диктор Левитан сообщал о запуске первого искусственного спутника Земли. «Бип-бип-бип! — звучали по радио сигналы летящего на огромной высоте спутника, вызывая зубовный скрежет капиталистических кругов, которые сами обещали запустить в космос ракету, да не сумели догнать страну Советов, делающую семимильные шаги в научном и экономическом развитии.
— Вы слышали, Аркадий Наумович! — постучала в дверь комнаты Штерна соседка Лана, ничем не похожая на вечно недовольную и подозрительную бабку Инессу Абрамовну. — Наши спутник в космос запустили! Включите радио, Аркадий Наумович!
Не было у Штерна никакого желания слушать по радио тиражированную многократно ложь, но сидеть за закрытой дверью было еще глупее. Не оставляли Штерна в покое специалисты по борьбе с носителями вражеской идеологии: то наблюдение негласно ведут, то на беседы вызывают, а то и просто провоцируют, подсылая в качестве собеседников своих агентов. Не то чтобы Аркадий Наумович верил в причастность этой милой и симпатичной девушки к деятельности компетентных органов, но, как говорится, — береженого Бог бережет! В конце концов, в квартире могли просто установить какие-нибудь подслушивающие аппараты, техника-то за последние годы вон как далеко шагнула!
Аркадий Наумович отпер дверь, ласково улыбнулся девушке.
— Да слышал я уже, Ланочка, несколько раз слышал! — сказал он.
— Молодцы наши ученые, правда? — вспыхнула улыбкой девушка. — Представляете, летит среди звезд ракета и на весь мир сигналы подает! Теперь, наверное, скоро и люди полетят! Ведь полетят, Аркадий Наумович?
— Непременно полетят! — заверил девушку Штерн. — Ланочка, можно вас попросить? Не забежите в аптеку? Мне вас так не хочется обременять, но что-то у меня сердчишко прихватывает, а капли уже почти кончились.
— Конечно, конечно! — Девушка взяла деньги и умчалась на улицу. Аркадий Наумович с улыбкой глянул ей вслед. Все-таки Лана была полной противоположностью своей бабке. Молодость, молодость... Аркадий Наумович вдруг почувствовал жесточайшую обиду на весь мир. А ведь все могло быть иначе! Могла у него быть вот такая симпатичная легкокрылая жена, дети могли быть, может быть, даже внуки. Все-таки сорок четыре года. А вместо этого достался Экибастузский лагерь, выматывающая работа в забое, после которой невозможно отдохнуть в набитом людьми бараке. Штерн подошел к зеркалу. В зеркале отразился мрачный лысый тип, нездоровой полнотой и землистостью лица напоминающий какого-то упыря. На вид этому типу можно было дать все пятьдесят пять лет или больше, но уж никак не сорок четыре.
Аркадий Наумович лег на диван, закинул руки за голову и задумался, слыша, как сигналит таинственный «спутник» по соседскому радиоприемнику. Похоже было, что живший этажом выше Слонимский сделал звук на полную мощность и наслаждался триумфом советской науки.
Тогда, в мае тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, на Литейном его принял подполковник госбезопасности Авруцкий Валентин Николаевич. Это был интеллигентный тридцатипятилетний мужчина, ничем не напоминающий костоломов Ежова. Он был остроумен, начитан, ироничен и все время пытался поймать Штерна в легко подготавливаемые ловушки.
Опять речь шла об аварии, и снова работники госбезопасности пытались выяснить что-то, ничего не называя своими именами. Одни эвфемизмы.
— И все-таки вы подумайте, — сказал Авруцкий. — Это нужно для блага государства. Вы же советский человек, Штерн. Согласен, с вами обошлись несправедливо. Время было такое! Согласен, с вами и сейчас обходятся несправедливо. Но вы поймите, идет холодная война, и Союз не имеет права проигрывать. Весь мир смотрит на нас! А тут вы со своей правдой. Да нельзя допустить, чтобы ваши знания стали достоянием общественности. Это же контрреволюционный переворот общественного сознания! Неужели вы этого не понимаете?
— Не понимаю, — сказал Штерн. — Это же правда, а правда не может быть опасной.
— Ах уж эта инфантильная вера интеллигентов во всемогущество правды! — усмехнулся подполковник Авруцкий, всплеснув руками. — Кому она нужна, ваша правда? Важнее правды чувство всеобщей безопасности, уверенность в завтрашнем дне, понимаете вы это? Что вам важнее: безопасность живущих в нашей стране или возможность прокукарекать на весь мир о том, что вы знаете? И ведь еще не факт, что вы во всем правы!
— Мы говорим ни о чем, — сказал Штерн. — Вы даже у себя боитесь говорить об этом. Ну, скажите, скажите, назовите предмет нашего спора, и тогда я, может быть, вам поверю.
— А вы — провокатор! — нервюр хмыкнул Авруцкий. — Нет, вашему будущему я не завидую. Потому и не тороплюсь занять ваше место в процессии на Голгофу. Вы знаете о судьбе Минтеева?
— Откуда, — пожал плечами Аркадий Наумович. — Ваше ведомство запретило нам поддерживать какую-либо связь.
— Он умер в прошлом году, — внимательно следя за выражением глаз Штерна, сказал гэбешник. — И у него был проведен тщательный обыск. Как вы думаете, что мы у него нашли?
— Откуда мне знать, — сказал Штерн. — Я не большой специалист по обыскам.
— Ни-че-го, — проскандировал подполковник. — Совсем ничего. Ни научных записок, ни воспоминаний, ни каких-либо упоминаний о событиях тридцать шестого года. Совсем ничего!
— А чему удивляться, — усмехнулся Аркадий Наумович. — Я тоже стараюсь не вспоминать. И расчетов никаких не веду. Нас тогда очень серьезно напугали. На всю оставшуюся жизнь.
— Значит, у Минтеева ничего не было, — сказал Авруцкий. — И вас осталось трое.
— Никого не осталось, гражданин подполковник, — сказал печально Штерн. — Никого. Как вы не поймете, что фактически нас нет. С того самого дня, когда оказалось, что наша правда никому не нужна, что наша наука оказалась вредна для нашего государства, что наши знания опасны настолько, что нас готовы были расстрелять, а потом почему-то отправили в тюрьмы, откуда мы вернулись полусумасшедшими и никому не опасными стариками.
— Не надо так трагично, — сказал гэбист. — Судьба единицы ничто по сравнению с судьбами миллионов.
— Вы правы, — согласился Штерн. — Допустимо затоптать колос, спасая поле. Только вот как-то забывается, что это поле состоит именно из колосков.
— Ладно, — сказал Авруцкий. — Если вам станет легче, то я готов извиниться перед вами. С вами действительно были несправедливы. Но вы поймите, теперь у них атомная бомба, и у нас есть такая бомба. У них есть средства доставки этих бомб, и у нас они есть. Но нужно что-то такое, чего будет у нас и не будет у них! Понимаете?
— Да, — сказал Штерн. — Сейчас они впереди, и мы спим беспокойно. Вам хочется, чтобы впереди были мы, пусть тогда беспокойно спят они! Вам не кажется, что у этой гонки никогда не будет победителя? Ведь победа предполагает гибель соперника или его подчинение тем постулатам добра, которые исповедуете вы. Но разве найдется тот, кто добровольно обречет себя на смерть или предпочтет рабство прежней свободе?
— Жаль, — сказал гэбист. — Очень жаль, что я вас не убедил, Аркадий Наумович. Но может быть, они существуют, те условия, при которых вы могли бы отдать нам искомое?
— К сожалению, у меня ее нет, — сказал Штерн. — Но если бы она у меня и была, то путь ее получения был бы один, и вы его знаете — сказать правду!
Подполковник закурил. Небрежным жестом он перебросил пачку сигарет Штерну.
— Я не курю, — сказал Аркадий Наумович. — Бросил. Зона, знаете ли, очень к этому располагала.
— Вы мне симпатичны, — сказал подполковник Авруцкий. — Тем больше я сожалею о вашей дальнейшей судьбе. Браво, браво — ваша стойкость и приверженность идеалам заслуживают всяческого уважения. Но разве вы не поняли, что ваша правда никому не нужна и востребована будет не скоро. Если вообще будет когда-либо востребована. Человеческая жизнь — увы! — она слишком коротка, чтобы человек мог жить постоянной надеждой. Но предположим! Предположим, что когда-нибудь запреты отпадут и вы получите возможность выкрикивать свое сокровенное на всех площадях. Неужели вы думаете, что это что-то изменит? Мир и так разделен на верующих и неверующих. Верующих значительно больше. Предположим, что их количество удвоится, а неверующих почти вообще не станет. Вы думаете, что это улучшит человеческую породу? Вы думаете, что в мире станет меньше горя? Если вы серьезно надеетесь на это, Аркадий Наумович, то вы, извините за резкость, непроходимый дурак, и все, что с вами произошло, зависело лишь от вашего характера.
— Валентин Николаевич, — перебил хозяина кабинета Штерн, морщась от табачного дыма. — Это вы меня извините за резкость, в силу положения я должен был покорно выслушивать ваши реприманды, но, честное слово, я никогда не думал ничего из того, что вы мне приписываете. Я далек от философии и политики, и даже лагерь не сделал меня «пикейным жилетом», описанным Ильфом и Петровым. Боже упаси! У меня даже с верой несколько напряженные отношения. Я не верю в седобородого старца, вершащего человеческие судьбы. Однако я убежден в одном: люди должны знать, что мир устроен так, а не иначе. И именно из знаний, а не навязанных им лживых истин люди должны делать свои выводы об этом устройстве. Казалось бы, чего проще — объявите все людям, пусть они сами делают выводы. Но вы боитесь этого. Вы боитесь, что мысли людей не будут совпадать с вашими установками. Страшно не то, что кто-то узнает правду об аэронавтике, страшно то, что они узнают правду! Ведь вы боитесь именно этого, не так ли?
— Вы сами говорите, что правду невозможно все время скрывать от всех, — сказал Авруцкий.
— Это не я сказал, — возразил Штерн. — Это американский президент Авраам Линкольн сказал. Можно все время дурачить часть народа, можно некоторое время дурачить весь народ, но никому и никогда не удастся дурачить все время весь народ.
— Им, конечно, виднее, — усмехнулся Авруцкий.
— Я не пойму одного, — сказал Штерн. — Ладно, нам запретили летать. Но природу-то вы не отменили? Неужели за все это время никто после нас не летал? Вы же умные люди, вы не могли не послать в небеса еще кого-нибудь. Хотя бы тайно!
Авруцкий подумал.
— Посылали, — легко согласился он. — Но после вас прежних высот никто достичь не смог. Максимально удалось достигнуть тридцати пяти километров. Это не идет ни в какое сравнение с вашими достижениями. Такое ощущение, что вы были последними из летавших свободно. Остальных просто кто-то не допускает выше стратосферы!
Почему мы кинулись обживать Север? Именно потому, Аркадий Наумович! Сколько людей мы потеряли на Севере, вспомнить страшно. И что же? То, что вы называли Антарктикой, тоже недостижимо! Сплошные разломы и чистая вода. Послали Леваневского и потеряли его, пришлось все списывать на капризы Сибири. Потом ледокол «Малыгин». А тут еще итальянцы сунулись куда их не просят. Опять заговорили об экспедиции Андре, помните, он отправился со Шпицбергена на своем «Орле»? А ведь это было еще в 1897 году! Вспомнили Амундсена, американца Уилсона, наших Юмашова, Капицу и Данилина. Кстати, о вас на Западе тогда было тоже немало заметок. Вы были там так же популярны, как Соломон Андре, Нильс Стриндберг и Кнют Френкель. Вся эта шумиха, сами понимаете, была ни к чему. Поэтому и пришлось договариваться сначала с немцами, а потом с американцами, а всю Антарктику окружить запретами. Южные льды вообще объявили нейтральными и ничейными. Такие вот были дела! — Подполковник Авруцкий принялся разминать новую сигарету. — Сами понимаете теперь, Аркадий Наумович, почему вы благополучно досидели до конца срока. Вы думаете, что отделались бы от Седого, не будь с вами рядом Дустана Кербабаева? Прирезал бы вас в зоне Седой, если бы не Дустан. Вот кому памятник ставить надо — без приговора, по долгу службы рядом с вами весь срок отсидел. И Седого с его жиганами тоже тогда ночью он... — Авруцкий выпустил нервный пульсирующий клуб дыма. — Господи, Аркадий Наумович, только удивленного лица не делайте. Контролируя вашу группу, мы одних германских шпионов полтора десятка арестовали, не говоря уж об англичанах и американцах! Одиннадцать бандгрупп ликвидировали. Так что государству вы в копеечку обошлись! А вы еще кочевряжитесь!..
В дверь постучали, вырвав Аркадия Наумовича из воспоминаний о прошлом.
— Аркадий Наумович! — звонко сказала за дверью Лана. — Я вам ваши капли принесла!
Штерн торопливо открыл дверь.
— Вы ангел, Ланочка, — ласково сказал он. — Вы настоящий ангел-хранитель. Можно я вам ручку поцелую?
— Ну что вы, Аркадий Наумович! — Девушка покраснела и спрятала руки за спиной. — Это так старорежимно! Скажите, Аркадий Наумович, а почему вы безвылазно сидите дома? Ведь это ужасно скучно, сидеть дома в такой солнечный и чудесный день!
— Наверное, — сказал Штерн. — Но я ведь уже старик, Ланочка. В мои годы люди большей предпочитают одиночество.
— В ваши годы! — Девушка фыркнула. — Вы говорите так, будто вам восемьдесят! Кстати, вам звонили. Очень вежливый и обходительный мужчина. У него такое странное имя, будто он из какого-то древнего гордого рода. Вы знаете, он ведь так и представился. — Девушка засмеялась. — Рюрик Ивнев. Аркадий Наумович, скажите, кто-он? Он сказал, что он — последний поэт.
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Войдя в комнату, Аркадий Наумович сразу почувствовал неладное. Внешне все было на месте. В комнате царил порядок, но вместе с тем Штерна не отпускало сознание, что в его комнате кто-то был. Он повесил пальто на вешалку, разулся и подошел к столу. На первый взгляд все вещи на столе были на своих местах, но справочник по атмосферным течениям лежал не так, как он его вчера оставил, да и закладки слишком уж торчали из книги. В серванте кто-то поменял местами коробки с вермишелью и геркулесом. Утром он оставил кашу справа, теперь она лежала с левой стороны. Сердце лихорадочно забилось. Аркадий Наумович торопливо выдвинул коробку с мелочами. Спичечный коробок был на месте. Он сдвинул спички. Хлебный мякиш в виде задорного, колобка тоже был на месте, и он успокоился. Видимо, искали записи, а вот их-то он как раз и не вел.
Выпив большую чашку кофейного напитка «Ячменный», он успокоился. Хрен с ними! Если не хотят оставить его в покое, то пусть наблюдают. Все равно им не помешать. Пусть наблюдают, пусть, тайно роются в квартире, главное, что в голову к нему залезть им не удастся. Техники такой нет. Интересно, кто их впустил? Уж конечно, не Лана. Скорее всего их впустил этот отставной артиллерист Николай Гаврилович Челюбеев. Вызвали его, сказали, вы, мол, старый коммунист, враждебное окружение и все такое, о соседе поинтересовались, потом тонко намекнули — надо, Коля, партия твоих услуг не забудет. Известное дело, Николай Гаврилович бдителен, сам бывший подполковник, в войну дезертиров вот этими руками к стенке ставил. Штерн подозрительно оглядел комнату. Может, и устройства какие оставили. Будут теперь сутками слушать, как он на койке пружинами скрипит да вздыхает. А что это вы, Аркадий Наумович, вздыхаете так тяжело? Советская власть не нравится? А-а-а, ладно, если тебя гребут и с этим ничего нельзя сделать, то нужно расслабиться и получить хоть какое удовольствие.
Мысль эта Аркадию Наумовичу понравилась. Он посидел, выпил еще чашку «Ячменного». Нет, это только в Союзе могут придумать — изготовлять кофе из ячменя. А халву из жмыха. Он еще немного посидел. Гм-м, нет, мысль ему в принципе нравилась. Может, это было не так уж и безопасно, но проказливый чертенок уже бодал его изнутри витыми рожками: позвони, ведь интересно, как они на это отреагируют. Будут небось невинность блюсти и ручками растерянно разводить. Ах, что вы, Аркадий Наумович, да мы-то здесь при чем? Мы уж про вас и думать забыли. У нас и без вас забот полна пазуха. Вон чего проклятый империализм в Африке творит!
Или еще проще отреагируют. Скажут: чего тебе не нравится, морда уголовная? Обыск у тебя тайно провели? Так радуйся, что ничего запретного не нашли, иначе бы ты у нас уже давно в Лефортово камеру обживал!
Неожиданная мысль заставила похолодеть. А если никто ничего не искал, если, наоборот, что-то подложили? Да еще этому старому хмырю показали, чтоб при случае в суде мог кивнуть солидно: да, видел, и не раз, у соседа моего разлюбезного. Аркадий Наумович принялся торопливо проверять все укромные уголки, да и все остальные тоже. Он переворошил все вещи в шкафу и на антресолях, даже в диван не поленился заглянуть и, только везде пролазив, сел за стол усталый, но успокоенный. Нет, на подлянку они, похоже, не пошли. Но настроение у Штерна испортилось. Звонить ему уже никуда не хотелось. Хрен с ними. Пусть, если надо, слушают, пусть, если хотят, наблюдают. Может, лишний раз от уличных хулиганов спасут. У него в доме даже рентгеновских пленок с записями рок-н-ролла на костях нет. Не низкопоклонничает перед Западом, не раболепствует перед проклятым капитализмом. Отсидел свое и успокоился. В ударники коммунистического труда не лезет, но и в последних рядах не отсиживается. Работает лаборантом в Институте неорганической химии, пробирки с колбами моет. И все дурные мысли напрочь из головы выбросил.
И все-таки непонятно было Штерну, кто и чего у него в комнате искал. Он вышел из своей комнаты и прошел на кухню. Николай Гаврилович Челюбеев прямо из кастрюли ел холодный суп. При этом он старчески чавкал, причмокивал и ронял капли супа на обшлаги полосатой пижамы.
Некоторое время Аркадий Наумович с тайной неприязнью смотрел на соседа. Взять бы его сейчас за химо́, приложить жирной мордой о стол и спросить: ну, паскудина, говори, кого ты ко мне в комнату впускал? Аркадий Наумович так живо представил себе эту картину, что увидел ужас в маленьких поросячьих глазках Челюбеева и даже стиснул пальцы в кулаки, сдерживаясь, чтобы не наделать глупостей.
— Николай Гаврилович, меня сегодня никто не спрашивал? — спросил он.
Челюбеев перестал хлебать суп, поднял голову от кастрюльки.
— Что? — Он осознал вопрос и отрицательно замотал головой. — Не, Аркадий Наумович, никого не было. Я бы видел, весь день дома находился.
Морда у него была самая искренняя, только вот головой мотал он слишком энергично, пожалуй. Словно мозги пытался взболтать. Впрочем, откуда в голове у артиллерийского подполковника мозги? Кость там у него, сплошная гольная кость. И ведь презрения был полон к Штерну этот сморчок. Я кровь на фронте мешками проливал, когда ты, сволочь троцкистская, в лагере отсиживался. Показать бы ему одним глазком этот лагерь, а еще лучше сунуть туда Челюбеева на годик, пусть кайлом в забое бы помахал, уголек родной стране Советов по-стахановски обеспечивая!
— И никто не спрашивал? — снова спросил Штерн.
И опять скрябающие движения ложки по дну кастрюли прекратились.
— Нет, — подумав, сказал Челюбеев. — Даже и не звонил никто.
Ясен был Штерну этот хмырь. Такие артиллеристами не бывают, небось при артполку особистом был, никому отступать со своим заградотрядом не давал. Таких бы нам побольше, никакого Гитлера не надо было бы, эти вурдалаки сами бы людей покрошили! Такие вот скоты и обманывали товарища Сталина! Если бы не они, многое в мире было бы не так. Челюбеев жевал, и глаза его смотрели куда-то в пустоту. «Очередной донос обдумывает», — решил Аркадий Наумович.
Неприязнь к соседу была так велика, что Штерн не выдержал. Одевшись, он вышел на улицу и позвонил из телефона-автомата. Ему повезло, трубку взял сам Авруцкий.
— Добрый день, Валентин Николаевич, — сказал он. — Штерн вас беспокоит. Не забыли еще?
— Что ж случилось, Аркадий Наумович? — с легкой, но заметной иронией спросил подполковник. — Совесть замучила? Все-таки решили поделиться с государством своей находкой?
— Я же говорил, что нет у меня ничего, — сказал Штерн. — Конечно, Валентин Николаевич, я понимаю, бывшему зеку веры нет. Тем более что вы за ним не в один глаз смотрите. Но вы бы сказали своим людям, уж если роются в вещах в отсутствие хозяина, пусть хоть незаметно это делают. Соседа зачем-то во все посвятили!
— Погодите! Погодите! — неподдельно заволновался на другом конце трубки собеседник. — Вы говорите, что у вас кто-то делал сегодня обыск? Не кладите трубку. — Авруцкий замолчал, и Аркадий Наумович понял, что подполковник с кем-то советуется, зажав, микрофон ладонью. Наконец он снова заговорил: — Вы где находитесь, Аркадий Наумович? Вы из дома звоните?
— Нет, — сказал Штерн. — Чего ж человека смущать? Все-таки гражданский долг выполнял. Я из автомата звоню. У нас рядом с домом недавно поставили.
— Возвращайтесь-домой, — сказал Авруцкий. — Я сейчас подъеду.
Странное дело, возвращаясь домой, Аркадий Наумович испытывал смущение и неловкость. Словно сделал что-то пакостное и непотребное. Все дело было в звонке, неожиданно понял он. Не надо было звонить. Этот звонок, подполковнику Авруцкому выглядел точно просьба о помощи. Штерн уже понял, что гэбисты к шмону в его комнате отношения не имели. Тогда что же получалось? Получалось, что комнату обыскивали уголовники, которые все-таки не оставили мысли овладеть мифической платиной. Или золотыми слитками, которые якобы перевозили контрабандно стратостатами с сибирских приисков. Третьего просто не могло быть.
По возвращении в квартиру неловкость еще более усилилась. Потому что на кухне сидел, вытянув ноги, подполковник Авруцкий. Был он в элегантном сером костюме и командовал маленьким отрядом, сплошь состоящим из офицеров до капитана включительно. Челюбеев сидел напротив подполковника. Он был багров и поминутно вытирал пот с лица большим носовым платком. При виде Штерна он побагровел еще больше и отвернулся, шумно сморкаясь во все тот же платок.
— А вот и Аркадий Наумович Штерн, — сказал подполковник Авруцкий. — Аркадий Наумович, возьмите лейтенанта и пройдите с ним в комнату, он там посмотрит, не оставили ли каких-нибудь сюрпризов.
Лейтенант долго ходил по комнате с небольшим черным железным ящиком, потом присел на корточки, заглядывая под стол, и вытащил нечто, напоминающего винтовочный патрон.
— Нашел, Валентин Николаевич, — сказал он, выходя на кухню. — В раму стола был заложен.
Авруцкий небрежно осмотрел изъятое устройство, поставил его на стол.
— Оформите протоколом, — сказал он и повернулся к Челюбееву. — Ну что ж, Николай Гаврилович, одевайтесь. Сегодня мы будем беседовать у нас.
Челюбеев быстро бледнея.
— Так я ж говорю, — растерянно сказал он. — Мне этот Никольский сказал, что он из вашей системы. Он мне и документ показывал...
Неловкое это объяснение предназначалось скорее для соседа, чем для подполковника, и гэбист это понял.
— Одевайтесь! Одевайтесь! — поторопил он. — На Большом Литейном поговорим.
Лана сидела бледная и испуганная. Она, не читая, подписала протокол, оформленный лейтенантом. Другой офицер в это время опечатал комнату Николая Гавриловича.
— До завтра, Аркадий Наумович, — сказал Авруцкий. — Как видите, это не мы, это совсем другие. Подумайте, если мы просто выжидаем, то другие могут не ждать. Это еще цветочки, все гораздо хуже могло быть.
Дверь за гэбистами и соседом затворилась. Аркадий Наумович остался наедине с девушкой.
— Да что же это такое делается? — всхлипнула Лана. — Что же это, Аркадий Наумович?
«Ай да Никольский! — подумал Штерн. — Сукин сын! Так это был он? Но зачем ему это было нужно? Что он пытался найти у меня? Мои записи? Но в наше время на эти записи может ставить только сумасшедший или тот, кто полностью лишен чувства самосохранения. А может быть, он искал это мифическое сибирское золото?»
Ответа на вопросы не было, и он принялся утешать соседку, в глубине души чувствуя себя негодяем и проклиная себя за то, что не совладал с искушением позвонить Авруцкому. Отсидев пятнадцать лет в лагере, зная истории многих и многих заключенных, он не мог не считать свой звонок доносом, вследствие которого задержали и увезли пусть не очень хорошего, но ни в чем не повинного человека. Виноват был Никольский, это Штерн понимал, даже еще не представляя, кем Никольский на самом деле являлся — уголовником или шпионом. А что сосед? Простой чудила с Нижнего Тагила. Ксиву ему липовую показали, он и обкакался. Зря он позвонил Авруцкому. Ох зря! Ну, обшмонали комнату, все одно ведь ни черта не нашли. Гордыня взыграла в тебе, Аркаша, глупая и никому не нужная гордыня. Бесу самолюбия потрафить захотел!
Теперь Штерн понимал, что ощущал Иуда, когда у него на глазах уводили стражники Христа.


Ленинграду апрель 1961 года


Честно говоря, в этот апрельский день, выдавшийся на редкость синим и чистым, Аркадию Наумовичу Штерну хотелось повеситься. Начавшись с обыденной яичницы и стакана крепкого чая, день вдруг взорвался невозможностью, взбудоражив людей во всем мире сообщением ТАСС. «Сегодня, двенадцатого апреля одна тысяча девятьсот шестьдесят первого года, — торжественным баритоном зачитывал диктор правительственное сообщение, — впервые в мире на космическом корабле «Восток» летчик-космонавт СССР майор Гагарин Юрий Алексеевич совершил облет земного шара и благополучно приземлился в заданном районе. Самочувствие летчика-космонавта СССР майора Гагарина хорошее».
В расположенной по соседству школе творилось невероятное. Занятий не было, и детвора галдящими группками носилась по двору, кто-то принес во двор любительский телескоп, и от желающих посмотреть в него на небесную синеву не было отбоя. В горячке все как-то упустили из виду, что полет Гагарина благополучно завершен, каждому хотелось увидеть в небе искорку ракеты, и у телескопа даже случилась маленькая потасовка, в которой приняли участие учащиеся всех классов. Потасовку прекратил прибежавший на крики физрук, который, к неудовольствию подростков, единолично завладел окуляром телескопа и долго обшаривал небеса в поисках металлической блестки.
Аркадий Наумович смотрел на все эти страсти из окна, внешне оставаясь спокойным, но душа его была переполнена бешенством и отчаянием. Однажды узаконенная ложь разрослась, перешагнула все видимые и невидимые барьеры и стала претендовать на звание правды.
В какой-то момент Штерну показалось, что он сошел с ума. Чтобы обрести утраченное душевное равновесие, он полез в сервант. Спичечный коробок был на месте, и под спичками по-прежнему лежал уже окаменевший кусочек хлебного мякиша. Аркадий Наумович торопливо принялся ковырять мякиш и успокоился только тогда, когда комнату залил ровный, ясный, чуть голубоватый свет. Удостоверившись, что он ничего не придумал, что в прошлом все именно так и обстояло, как представлялось ему, Штерн долго сидел на стуле, разглядывая бушующее на столе голубое зарево, и опомнился только тогда, когда услышал громкие голоса запаниковавших соседей. Пугливо озираясь и кляня себя за беспечность, он спрятал источник свечения в свежий мякиш, уложил его в спичечный коробок и накрыл сверху спичками.
Коробок и спички были лишними, а вот прятать мелкие запрещенные к свободному хождению в зоне вещи в хлебный мякиш Аркадий Наумович научился еще в Саратовской пересыльной тюрьме, где сидел со старым чекистом Михаилом Кедровым, который и научил его этому нехитрому приему. Надо сказать, что прием этот никогда не подводил Штерна и выдержал проверку во время многочисленных шмонов. Вертухаи, проводившие обыск в камерах, искали везде, даже заключенных раздевали догола, не гнушаясь заглянуть в самые сокровенные закрома зека. А вот на брошенный кусок хлеба никогда и никто не обращал внимания. Тут скорее надо было бдить за своим братом заключенным, который мог в любое время глаз положить на бесхозный кусочек калорий. Надсмотрщики на хлеб не обращали никакого внимания, как говорится, сытая свинья навоз не гребет. Правда, Звезды у Штерна в зоне не было, но была масса запрещенных к хождению в зоне вещей, которые не должны были попадаться на глаза тюремным надсмотрщикам, потому что их владельцев незамедлительно отправляли в БУР.
Аркадию Наумовичу было искренне жаль этого обаятельного молодого человека, смотревшего сейчас на читателей с газетных полос всего мира. Ясное дело, что свою новую роль этот молодой человек играл не для собственного удовольствия и не по собственной прихоти. Это был приказ партии, а приказы партии всегда выполняются, даже если для их выполнения надо положить свою жизнь. Собственно, ведь и многолетнее молчание самого Аркадия Наумовича Штерна было вызвано тем же приказом, подкрепленным соответствующей угрозой компетентных служб. «Так надо Родине», — говорила партия, и они летели в небеса на ненадежных и смертельно опасных воздушных шарах и стратостатах. «Так нужно Родине!» — сказала партия, и они перестали летать и молчали, скрипя зубами, когда полеты в небесах на все тех же воздушных шарах и стратостатах предавали анафеме. «Так нужно Родине!» — требовали всезнающие партийные функционеры, и они молчали, наступая на горло собственной песне, потому что партии требовалось их молчание. Странное дело, всегда находился тот, кто знал лучше других, что именно нужно Родине в тех или иных обстоятельствах! Будь они прокляты, эти всезнайки!
 
Заправлены в планшеты космические карты, 
и штурман уточняет в последний раз маршрут. 
Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, 
у нас еще в запасе четырнадцать минут!



— звучал на волнах радиоприемников баритон знаменитого певца. Возмущение требовало какого-то немедленного выхода, и Штерн не выдержал. Он вышел в коридор, набрал номер телефона, по которому никогда не звонил и который тем не менее был словно выжжен в его памяти, и стал ждать ответа. Номер этот был указан в поздравительной открытке, пришедшей Штерну четыре года назад. На открытке не было почтовых штемпелей, а почерк он узнал сразу.
Трубку взял Урядченко. Они не виделись двадцать четыре года, последний раз случайно встретились во Владимирской тюрьме, но поговорить им бдительные надзиратели так и не дали. Тем не менее Аркадий Наумович Штерн сразу узнал товарища.
— Слышал? — поинтересовался Штерн, не представляясь. Осторожность была глупой, номер телефона звонившего говорил сам за себя, а уж установить его спецслужбам раз плюнуть. И все-таки Аркадий себя не назвал. Урядченко понял его осторожность и хмыкнул в трубку. Действительно, осторожность Штерна была глупой и наивной, сам их разговор уже говорил за себя.
— Не только я, — сказал он. — Весь мир, пожалуй, уже слышал.
— Ложь, произнесенная громко и тысячекратно, более похожа на правду, чем правда, произнесенная однажды и шепотом, — сказал Штерн. — Кто же услышит шепот?
— А ты не шепчи, — посоветовал Урядченко. — Здоровее будешь! Сам знаешь, против ветра становиться бесполезно, только сам мокрым станешь. Глупо теперь шептать, сразу сумасшедшим объявят. Да и все это, может быть, не такое уж вранье. Я прикидывал. Не веришь? Просчитай сам, мозги, надеюсь, в зоне не отшибли?
— Просчитаю, — пообещал Штерн. — Ну, как ты?
— Как все, — кратко сказал Урядченко. — Женился. Три года назад пацан у меня родился. Лешкой назвал. А как ты?
— Никак, — сказал Штерн. — Стоит ли что-то начинать, если живешь под колпаком? Все может оборваться в любую минуту, поэтому будет лучше, если пострадает один.
— Это из тебя гордыня прет, — хмыкнул Урядченко. — Я же говорил, не становись против ветра, все будет нормально. Ждешь, когда можно будет въехать в Академию наук на белом коне?
— Мои академии в прошлом остались, — печально сказал Штерн. — Это не для меня. А вот один хмырь недавно приходил, ему точно хотелось на белом коне погарцевать. Только это ему боком вышло. Про Сашку что-нибудь знаешь?
— Откуда? — удивился на другом конце трубке Урядченко. — Как тогда нас всех взяли, так я больше и не видел никого. Мне довелось канал строить, после срока я в Сталинграде так и осел, а Саша, как я слышал, к матери в деревню подался. Куда-то на Тамбовщину. Минтеев, говорят, сразу после освобождения умер. Еще в пятьдесят третьем.
— Это я знаю, — сказал Штерн. — В пятьдесят четвертом на Литейном сказали. Ты мне вот что скажи: как теперь жить, когда все на голову поставлено?
Вырубке посопели.
— Я тебе, Аркашка, так скажу, — наконец отозвался Урядченко. — Я больше ни во что не лезу. Сам пойми, у меня семья, пацан растет. Да и, собственно говоря, какая разница-то? Ну скажем мы, что средневековые поверья какую-то научную почву имеют. Кому оно все надо? Нам и так ни за хрен собачий всю жизнь исковеркали. Если бы ты знал, что я в Ухтлаге пережил. Да что я говорю, ты, наверное, тоже по всем кругам прошел! Сколько той человеческой жизни нам осталось? И чтобы я все своими руками поломал? Ради чего? Кто они мне, эти попы, чтоб я за их благополучие своим расплачивался?
— А истина? — напомнил Штерн.
— А что истина? — удивился собеседник в далеком Сталинграде. — Я, дорогой мой Аркаша, не Христос. Это он нетленные истины проповедовал, пока ему руки за спину не завернули да на Голгофу не отвели. А я человек простой, я в пророки не рвался. Я свои Голгофы не выбирал, мне их судьба отмеряла.
Урядченко замолчал. Связь была хорошая, и было слышно, как он покашливает на другом конце трубки.
Кашель такой Штерну был хорошо знаком, туберкулезников так разнимает во время приступов.
— Я тебя понял, — только чтоб не молчать, сказал Штерн.
— Вот и хорошо, что понял, — сдавленно превозмог кашель Урядченко. — Есть у тебя такое желание, так бейся в запертые ворота, пока тебе рога не обломают. А мне их уже обломали. Укатали сивку уральские зоны.
Они не попрощались.
Штерн не винил Урядченко ни в чем. Действительно, сколько той жизни еще человеку осталось? Все правильно. Все так и должно быть. Законы сопротивления материала не подправишь.
Он вернулся в комнату, лег на диван, забросив руки за голову, и, уткнувшись взглядом в оранжевый абажур на потолке, принялся вспоминать прожитое. И по всем подсчетам выходило, что счастливой жизни у него было пять лет. Все остальное было скомкано, взвихрено и рассеяно безжалостным временем, этим страшным оборотнем со спокойным лицом исторических трудов и учебников. В них было все приглажено до пристойности — монгольское иго было бедствием, с которым все-таки справился великий русский народ, царь Иван Грозный казался жестоким, но справедливым царем, боровшимся за объединение русских земель, мучительные и смертоносные походы Петровских и Екатерининских полков служили укреплению государства Российского, а до человеческих букашек, которые безжалостно давились высочайшими сапогами во имя высоких целей и идеалов, никому и дела не было — паши да сей да пропивай свое в кружалах, коль родился, так живи до самой смерти — маленький незаметный муравей, чьим трудолюбием эта самая история и жила. Да что там далеко ходить, разве не были этими самыми муравьями Витя Урядченко, умерший Минтеев, разбившиеся Усыскин, Морохин и Колокольцев или он сам, Аркадий Наумович Штерн, волею случая явившийся в мир, прикоснувшийся к тайне мироздания и проживший всю жизнь с кляпом во рту, не смеющий сказать правды, ибо эта правда по чьему-то высочайшему мнению была опасной, ведь она подрывала основы сложившихся знаний о мире и разрушала все материалистические представления человечества о Боге, мироздании и истинности науки?.
«Просчитай». Кажется, так сказал Урядченко. Неужели он имел в виду, что при определенных условиях полет «Востока» был все-таки возможен? Экваториальный радиус земного круга равен... Память услужливо подсказала: «Шести тысячам триста семидесяти восьми и двум десятым километра». Следовательно, чтобы достичь полуокружности, атмосфера должна простираться до среднего радиуса земного круга, и высота ее составит... Нет, все это должно было выглядеть несколько иначе. Аркадий Наумович подсел к столу, быстро и уверенно нарисовал схемку и совсем уж было углубился в расчеты, как в коридоре проснулся телефон. Телефон звонил настойчиво, и Штерн понял, что это звонок судьбы.


Казань, психиатрическая больница закрытого типа, январь 1964 года


Санитары в психбольнице бывают разными, но добрые среди них задерживаются редко. У добрых не выдерживают нервы. В психиатрической больнице закрытого типа пациенты особые. Очень часто они попадают сюда за убийства. В казанской больнице длительное время лежал людоед Стрешнев, который все свободное время посвящал рассуждениям о вкусе человеческого мяса. По Стрешневу, вкус мяса зависел от пола, возраста, человека, времени года, когда был произведен забой (да-да, именно так он называл совершенные им убийства!), профессиональных занятий жертвы до забоя и, собственно, способа забоя. Стрешнев потребовал себе общие тетради, в которых он начал писать диссертацию по экономике и с простым карандашом увлеченно доказывал, что будущее человечества за каннибализмом, что демографический рост заставит однажды человечество перейти к этому продукту питания. В беседах с санитарами Стрешнев гордо именовал себя пионером каннибализма, сравнивая себя с первооткрывателями земель, сделавшими серьезные открытия учеными и космонавтами, совершившими первые полеты в космическую неизвестность. «Садисты! Скоты! — орал Стрешнев, уворачиваясь от шприца с нейролептиками. — Люди мне еще памятник поставят! Прогресс человечества начал я! А ты, ты, ты! — тыкал он указательным пальцем на санитаров. — Вас мне на блюде, суки, подадут! С маслиной во рту, паскуд, зажарят!» Ну скажите на милость, кому из санитаров такая перспектива показалась бы заманчивой? Неудивительно, что они вкладывали все свое усердие в перевоспитание людоеда, но не путем лекций и чтения Библии, а куда более надежными и проверенными способами.
Сейчас Стрешнева не было. Вездесущий Никита Сергеевич Хрущев поинтересовался судьбой садиста, который за неполных пять лет съел более двадцати человек, и, узнав, что тот признан невменяемым, устроил докторам разнос.
— Жрать он был вменяемым! — орал Никита на главного психиатра страны, топая небольшими ножками, одетыми в лакированные башмаки. — Двадцать человек схарчил, паскудина! Да весь ЦК за тот же период всем своим составом меньше коров съел! Я тебя, б..., вместе с ним посажу, может, тогда проникнешься человеческой болью! Двадцать человек, а ему кашу в палату носят, стул у него проверяют! Я не пойму, может быть, вы пидарасы? Может, сами тайком по ночам на городских улицах харчитесь?
Спорить с Генеральным Секретарем было все равно что диссертацию своего непосредственного начальника объявлять несостоятельной. Стрешнева срочно повезли на повторную экспертизу в институт имени Сербского, где со дня на день должны были признать его абсолютно вменяемым и подсудным.
— Бред какой-то! — сказал доктор медицинских наук Ващенко в узком кругу коллег. — Если он вменяемый, то мы его диссертацию о питании человеческим мясом на ВАКе должны рассматривать!
Справа от палаты Аркадия Наумовича было тихо. В палате справа жил Далай-лама. Он постоянно медитировал или путешествовал в астрале, поэтому стены камеры препятствия для него не представляли. Вернувшись из очередного путешествия, Далай-лама, которого когда-то звали Рустамом Фаридовичем Амирхановым, рассказывал всем желающим послушать о том, как выглядят жители Сатурна, какие листья у деревьев в туманности Андромеды, чем завершилась война между Плеядами и Кассиопеей, куда все-таки стремится Летящая звезда Барнарда и когда Солнечной системы достигнет Звездная Орда, которая на своем пути беспощадно истребляет все живое. По Амирханову выходило, что тогда-то и следует ожидать уже не раз описанный Апокалипсис. Далай-лама Амирханов рассказывал, что в космическом пространстве есть невидимые глазу звезды, которые поглощают видимый свет. Люди про эти звезды еще не знают, они их откроют лет через десять—пятнадцать, но пользы от этого никакой не будет, слишком эти звезды далеко от Земли. Санитары и врачи слушали Амирханова с удовольствием, а Штерн его не любил и в глаза называл брехуном и глупцом.
Слева у него в соседях был Моцарт. В миру он был Андреем Николаевичем Жабиным. О нем ходили противоречивые слухи, говорили даже, что когда-то он был крупным партийным функционером, чуть ли не кандидатом в Политбюро ЦК КПСС, что было, конечно же, полной ерундой — кто ж будет лечить аппаратчика такого масштаба в провинциальной больнице, где даже «утку» санитары приносили в порядке живой очереди? Тем не менее в музыке Моцарт знал определенный толк и никогда не расставался с двумя деревянными расписными ложками, которыми он ловко настукивал любые мелодии. Лучше всего у него получался «Турецкий марш» собственного сочинения, который Моцарт предпочитал выстукивать на стриженых головах пациентов больницы.
 
Па-ба-ра, па-ба-ра, па-ба-ра-пум, 
па-ба-ра, па-ба-ра, па-ба-ра!


— вдохновенно напевал Моцарт, виртуозно проходясь ложками по головам больных.
 
Па-ба-ра, па-ба-ра, па-ба-ра-пум, 
па-ба-ра, па-ба-рари — ра!


Честное слово, ему даже аплодировали санитары, а в праздничные дни номер непременно вставлялся в программу концерта, который готовился силами больных для посетителей из облздравотдела.
Обычно в концерте принимал участие силач Джамбатыров, задушивший председателя своего колхоза за приставания к дочери. Суд оказался перед неразрешимой дилеммой — или признать, что член партии может изнасиловать малолетнюю, или прийти к выводу, что ничего, подобного не было, а просто Джамбатыров сошел с ума и ответственности нести за свои неосознанные действия не может. Республиканский комитет партии помог суду найти правильное решение. В психбольнице силач на спор и просто так поднимал любое количество раз любого зрителя, жонглировал учебными гранатами из кабинета гражданской обороны, делал шпагат с сидящими у него на плечах санитарами и вообще демонстрировал чудеса ловкости и силы. Джамбатырова в больнице любили, с ним не вступал в пререкания ни один даже самый буйный псих. Врачи давно бы признали его излечившимся, но многочисленная татарская родня председателя еще не остыла от мстительных желаний, и, чтобы не было лишнего воя, Джамбатыров находился в больнице на положении расконвоированного — ходил с поварами на склады за крупами, пилил дрова и выполнял иную работу, требующую мужского умения и физической силы.
Были в больнице самые разнообразные люди, которые с уважением отнеслись к новому пациенту. Врачам Аркадий Наумович Штерн попытался объяснить, что он никакой не псих, а сидит скорее по политическим убеждениям. Выслушав Аркадия Наумовича, врачи согласно кивали: ну конечно же, они во всем были согласны со Штерном, он совсем не болен, просто несколько переутомлен в результате интенсивных научных занятий. Надо немного полежать, поколоть нейролептики, и все будет чудесно, все будет просто замечательно; годика два, ну от силы три, и Аркадий Наумович сможет вернуться к своей диссертации о форме Земли и размерах небесного свода; вот тут как раз и товарищ полковник из Питера приехал, специально приехал, чтобы поинтересоваться здоровьем больного, и покушать ему привез разных деликатесов, что по должности Аркадию Наумовичу полагались.
И действительно, вслед за главврачом в палату вошел респектабельный и улыбающийся гэбист Валентин Николаевич Авруцкий, сел на шаткий стул, обдав Аркадия Наумовича терпкой волной «Шипра», улыбнулся ему, как старому знакомому, и нетерпеливо махнул рукой главврачу — дайте, мол, наедине со старым другом побыть!
— Ну, здравствуй, — властно стиснул он руку больного. — Как самочувствие, Аркадий Наумович? Я тут вам бананов с мандаринами привез, даже ананас удалось раздобыть, честное слово!
Тут у них пошел непонятный и ненужный разговор, в котором оба они были как боксеры, уже не раз встречавшиеся на ринге и хорошо знающие силу друг друга, — пританцовывали, закрываясь перчатками, имитировали атаки, но первый удар никто нанести не решался.
— Ну, рассказывайте, рассказывайте, — подбодрил полковник Авруцкий, наконец решившись на атаку. — Больше вам никто не будет препятствовать. Здесь вы можете говорить всю правду. Расскажите людям, что Земля не круглая, а плоская, что стоит она на трех китах, что под нами бескрайний соленый океан, что небо над нами заключено в небесную твердь, о которую в тридцатые годы разбивались ваши воздушные шары и стратостаты. Рассказывайте! Расскажите всем, что звезды — это странные вкрапления в небесный хрусталь, что Луна и Земля движутся по небосклону по специальным рельсам, что туманности — это не скопления газа и не далекие галактики, а всего лишь небрежность ангелов, которые ленятся протирать небесный свод лишний раз сухой тряпкой. Что же вы молчите?
Штерн облизал губы.
— Знаете, — сказал он, — я чувствую себя круглым идиотом. Я долго жил ожиданием, но никогда не думал, что возможен такой простой выход.
Авруцкий ухмыльнулся.
— Привыкайте, — посоветовал он. — Здесь, как я уже сказал, вы можете говорить чистую правду. Да, вы совершенно правы — мы живем на поверхности плоской земли. Да, наша Земля действительно стоит на трех китах, и никто никогда не летал в космос потому, что невозможно пробиться за небесную твердь. Вам стало легче от того, что вы выговорились?
— Это сумасшедший дом, — сказал Штерн. — Вы решили правильно: кто же поверит сумасшедшему? Это единственное место, где я могу говорить правду, которой никто никогда не поверит.
— Это пока, — сказал гэбист. — Когда будет объявлено, что люди достигли Луны, вы можете говорить правду где угодно. С американцами уже договорились, им веры в научных кругах больше будет. После этого вы можете свою правду даже в газетах публиковать.
Но я хотел поговорить о другом. Где Звезда, которую вы сняли с оболочки разбившегося стратостата? Мы довольно играли в кошки-мышки, настало время поговорить по-мужски. Отдайте Звезду, в ней нуждается государство. Ведь мы до сих пор не знаем, что она собой представляет! А ведь ее исследование может перевернуть все наши представления о физике пространства. Отдайте, Аркадий Наумович!
— У меня ее нет, — сказал Штерн, по-детски скрестив пальцы за спиной. — И никогда не было. Может быть, у Минтеева?
— Минтеев умер, — жестко сказал Авруцкий.
— Да, ему повезло, — кивнул Аркадий Наумович. — Тогда я не знаю.
— Глупое упрямство, — пожал плечами Авруцкий.
— Но пока оно спасало нам жизнь, — возразил Штерн. — Что было бы, если бы Звезда попала в руки военных еще тогда?
— Возможно, много человеческих жизней было бы спасено, — уверенно сказал полковник. — Война с Гитлером была бы менее кровавой...
— Я в этом сомневаюсь, — вздохнул Штерн. — Но, возможно, вы правы. Только я хотел вас спросить, что было бы с нами. Со мной, с Минтеевым, с Урядченко и Новиковым... Что вы молчите, полковник?
— Мне нечего сказать, — хмуро сказал Авруцкий.
— Господи! — Штерн встал. — Как вы рветесь спасать поле и не замечаете, что под сапогами хрустят те же самые колоски! Я могу вернуться в свою палату, полковник?
— Послушайте! — Полковник схватил Штерна за рукав. — Как вы не поймете, вас не выпустят, пока не получат от вас Звезды!
— А мне и не надо куда-то выходить, — пожал плечами Аркадий Наумович. — Я дома, полковник. Понимаете? Я — дома.
Некоторое время Авруцкий внимательно смотрел на него.
— Жаль, — коротко сказал он. — Я был уполномочен сделать самые лестные предложения.
— Господи! — вздохнул Штерн. — Как вы мне все надоели: уголовники, ищущие несуществующие драгоценности, ученые, мечтающие въехать в рай на чужом горбу, вы, радеющие за благо всего человечества! Для того чтобы достичь эфемерного всеобщего счастья, вы, не задумываясь, сломали жизнь мне, Минтееву, Новикову, Урядченко, сотням других таких же порядочных и честных людей. И все потому, что добытая ими правда была вам не нужна. Сколько жизней вы еще сломаете, прежде чем убедитесь, что всеобщее счастье недостижимо, а мы лишь пылинки на плоских дорогах мироздания и от чего-то более огромного нас отделяет небесная твердь. Я не знаю, есть ли там Бог, не знаю, кем и для чего создан наш мир, но поверьте, он не создан для кровавых экспериментов. Когда-нибудь нашему создателю станут скучны все человеческие художества, и тогда наступит конец. Не будет труб и второго пришествия, просто все три кита однажды взмахнут хвостами и... — Штерн махнул рукой. — Мне просто страшно, полковник. Мы стоим на краю бездны, перед которой ничтожны все человеческие потуги и стремления. Вы слишком молоды и не помните: был когда-то учебник географии, а в учебнике том был удивительный рисунок — монах добрался до края света, пробил небесную твердь и высунул голову, желая увидеть, что кроется за нею. Что миру до вашего космического вранья? Мы все на краю, и настало время заглянуть, что там, дальше?


Деревня Андронцево близ Вологды, октябрь 1936 года


Стояло бабье лето.
В синем небе летали невесомые паутинки, в лесу стоял густой грибной дух, и меж деревьев нагло краснели мухоморы. Листья на деревьях осень уже раскрасила, но трава оставалась зеленой, и идти по лесу было одно удовольствие, если бы они сейчас не добирались к месту аварии стратостата. Надежд на то, что ребятам со стратостата «Север» повезло и сейчас они коротают время у костра, практически не было. По расчетам получалось, что стратостат унесло на немыслимую высоту. Скорее всего заклинило клапаны, через которые стравливался газ. Если аппарат болтался в стратосфере больше двух суток, то кислород у Усыскина и Морохина должен был кончиться значительно раньше. А судя по всему, стратостат болтался в небесах значительно дольше.
Настроение у всех было подавленное. Позади осталась деревня Андронцево, состоящая из десятка бревенчатых домиков, облепивших косогор над узкой лесной речкой Синдошкой. Именно один из жителей ее, Николай Малков, и нашел в лесу упавший стратостат. Сначала ему показалась, что среди поломанных деревьев лежит серый кит, но, приблизившись, он увидел, что это не кит, а огромная полусдутая резиновая груша, перетянутая многочисленными канатами. Ниже груши, врезавшись нижней частью в землю, металлически поблескивал шар с круглыми окошками, заглянув в которые, он смутно различил неподвижных людей. Добравшись до райцентра, Малков сообщил о находке в поселковый Совет, оттуда позвонили в Вологду, а уж из Вологды весть добралась до Москвы. Спасибо военным, они дали самолет, на котором спасательная экспедиция вылетела в тот же день. Директор института предупредил, чтобы с журналистами, особенно с рабкорами, все были поосторожнее, но и без этих предупреждений с журналистами общаться было некогда. Сразу же после приземления спасатели на двух машинах отправились в Андронцево, а по прибытии, оставив в доме Малкова на попечение трех его шустрых дочек радиста, незамедлительно вышли к месту катастрофы.
Малков шел впереди. На спине у него стволами вверх торчала двустволка. Он был высок и худ, судя по его разговорчивости, Малкову нравилось быть в центре внимания, он постоянно рассказывал, как обнаружил стратостат, дополняя каждый свой рассказ все новыми и новыми деталями.
Места здесь были болотистые, поэтому до места падения стратостата добирались довольно долго. Среди уже начавшей жухнуть зелени спело краснели ягоды. Малков ловко вел спасателей по едва заметным звериным тропкам, и даже удивительно было, что он ни разу не сбился. К аппарату они вышли часам к четырем дня. Сначала пошел мелкий подлесок, потом за обширной поляной начался смешанный старый лес, где упал стратостат.
Упавший и наполовину потерявший газ аппарат со стороны действительно напоминал диковинного кита, примявшего при падении молодые березки и елочки. Обрушившись с небес, резиновый баллон подавил много ягод, и мазки сока на стенках баллона казались кровавыми. Над местом аварии стратостата стояло странное голубое сияние, но особого внимания тогда этому факту не придали. Более всего участников экспедиции интересовала судьба людей.
Металлическая гондола с маленькими иллюминаторами наполовину зарылась в перегной. В кабине было темно, а толстые стекла не позволяли увидеть, что творилось внутри. Лишь Малков уверял, что видит в гондоле две неподвижные фигуры, и это соответствовало действительности — на стратостате полетели двое: Усыскин и Морохин. Охотник об этом знать не мог.
Минтеев осмотрел гондолу, поймал взгляд Штерна и выразительно провел ребром ладони по горлу. Штерн согласно кивнул. Урядченко и Новиков подготовили инструменты и принялись методично отвинчивать внешние гайки крепления люка. Иначе добраться до находящихся внутри аэронавтов было невозможно. Работа эта была муторная, гайки закипели и поддавались с огромным трудом, поэтому остальные получили возможность оглядеться.
— Лошади нужны, — озабоченно сказал Минтеев. — Иначе мы отсюда стратостат не вывезем.
— Достанем, — успокоил Штерн. — Закончим здесь, я сам в райсовет пойду. Помогут! Там же такие же советские люди сидят!
— Ребят жалко, — вздохнул Минтеев. — Эко их угораздило!
— Мужиков поднять надо, — прикинул Штерн. — Без них не справимся.
— Я на тебя надеюсь, — сказал Минтеев.
Местный житель Николай Малков, бывший у них в проводниках, с горящими любопытством глазами обходил повисший на сломанных деревьях баллон.
— Слышь, ученый люд, — неожиданно сказал он из-за баллона. — А это что? Кто мне скажет, что это за хреновина такая? Чисто Солнце! Аж ослепнуть можно!
Поспешив на голос, Штерн и Минтеев впервые увидели Звезду. На грубой металлизированной резине баллона горела ярко-голубая искра. От нее в стороны расходились многочисленные ореолы, и казалось, что со светом во все стороны изливается добро, настолько умиротворенными стали от этого света души присутствующих.
— Что это? — зачарованно спросил Минтеев и, увидев, что Штерн протянул к искринке руку, предупредил: — Не трогай, это может быть опасным.
— Добро не может быть опасным, — неизвестно почему сказал Аркадий, глядя, как переливается невероятный сказочный искрящийся бриллиант у него на ладони.
— Красотища какая, — пробормотал Николай Малков и присел на корточки, сворачивая самокрутку из листочка газеты. Но, видимо, табак ему самому в этот момент невероятности показался неуместным, он задумчиво ссыпал табак и кисет, поднялся на ноги и завороженно склонился над раскрытой рукой Штерна, на которой тепло сияло чудо. — Чисто солнышко! — задумчиво повторил он.
— Живой! — послышался радостный крик от гондолы, и все бросились на этот крик. Штерн тоже поспешил, зажав дышащее радужное мерцание искорки в ладони.
Урядченко и Новиков вытащили из гондолы обоих.
Морохин был безнадежно мертв, и тело его уже остыло, но Усыскин, разбитая голова которого была обмотана разорванным рукавом белой исподней рубахи, сплошь покрытом бурыми высохшими пятнами, тяжело и трудно дышал. Он был без сознания. Лица обоих были в обширных синяках. Видно было сразу, что ребятам в воздухе здорово досталось.
— Доктора! Доктора! — закричали сразу несколько голосов, и врач склонился над раненым.
— Ну, что? — посунулся Минтеев. — Как его состояние, доктор?
Врач покачал головой. Лицо его было профессиональна непроницаемым, но даже по этой непроницаемости можно было сделать горький вывод.
— Он в сознании, — сказал врач.
Усыскин открыл глаза, и на лице его появилось страдальческое подобие улыбки.
— Аркаша... Витек... — шелестящим шепотом сказал он.. — Все-таки я вас дождался!
— Молчи! — приказал Минтеев. — Ты только молчи, Лешка. Потом все расскажешь!
— Ко-му? — в два вздоха прошептал Усыскин. — Ангелам на небесах?
— Все будет хорошо, — сказал Минтеев, но уверенности в его голосе не было. Усыскин уловил это и снова попытался улыбнуться.
— Сей-час, — снова раздельно сказал он. — Важно... Очень...
Он немного полежал с закрытыми глазами, потом поманил к себе Минтеева и Штерна.
— Важно... — снова прошептал он. — Сколько километров — не знаю... Тыща или больше... Твердь... Куполом над землей. Купол от конденсации обледенел. Сосульки километровые вниз висят... Напоролись на одну... стали падать... а вокруг ангелы кружат.... с крылышками... Твердь они протирали... А тут... кислород попер... Двадцать шесть процентов... Озона по датчикам вылезло... мезосфера... но все равно непонятно... И понесло!..
Он еще немного помолчал, только по упрямым глазам его было видно, как силится он заговорить.
— Ты молчи, Леша, молчи! — снова сказал Минтеев.
— Киты... — сказал Усыскин. — Землетрясения... монах из учебника... думал — сказка... для Солнца окна... и туннель... длинный такой... как в горах... — Усыскин хрипло вдохнул воздух и повторил: — Монах у края земли...
— А это? — Штерн раскрыл ладонь, и голубоватое зарево залило уже погружающийся в сумерки лес, высветил китообразную тушу стратостата, мелкими искорками заплясал на металле гондолы, на лицах окруживших раненого людей. Маленькое теплое солнышко весело плясало на ладони Штерна.
Усыскин широко раскрытыми глазами посмотрел на переливающуюся искорку, трепетно дрожащую на ладони товарища, посветлел лицом и даже попытался потянуться к ней, но изломанное и обессилевшее тело не повиновалось человеческой воле.
— Звезда, — нежно и ласково сказал Усыскин. — Звездочка...
И умер.
Все кончилось для него, и все только начиналось для остальных. Были новые старты, и Минтеев со Штерном сами увидели гигантские многокилометровые сосульки льда, свисающие с радужного небесного свода, туннель, по которому двигалось, шевеля длинными извилистыми щупальцами протуберанцев, Солнце, странных крылатых существ, очищающих небесный свод от наледи, а однажды, когда Штерн, Минтеев и Урядченко поднялись на рекордную высоту, хрустящая чистота дня позволила им увидеть фантастическую и чудовищную картину — гигантские плоские хвосты Левиафанов, на которых в первичном Праокеане покоился диск Земли.
Но судьба их уже была решена невысоким усатым человеком с покатым низким лбом и тронутым оспинами лицом. Вождь долго сидел над отчетами, посасывая незажженную трубку: он сосредоточенно думал, взвешивая факты и просчитывая последствия их опубликования, потом прихлопнул бумаги короткопалой ладонью и поднял желтый тигриный взгляд на терпеливо ждущего его решения Президента Академии наук.
— Прэждеврэменно, — глухо сказал он. — Это касается палытики, а она девица кансэрвативная. Ми не можэм отказываться от материалыстического взгляда на мыр. Это замэдлит индустриальное развытие страны. Государство важнее. Смэлые луди, крэпкие луди, мне искренне жал их!


Край Земли. 22 марта 1965 года


С утра за окном пели скворцы. Окна были заклеены от непогоды, но щебет скворцов все равно пробивался в палату и разбудил Аркадия Наумовича Штерна. Если бы не решетки на окнах и не казенная меблировка палаты, все было бы как дома, на Васильевском острове. Только соседи здесь были другие, да санитары никак не вписывались в домашнюю обстановку. Держали Штерна в одиночке: видимо, таково было распоряжение всесильных комитетчиков.
Замок двери заскрежетал, и в палату заглянул бородатый санитар по кличке Демон.
— Завтракать пора, — хмуро сказал он. — Ты, Наумыч, не задерживайся, сегодня Дуремар дежурит, он любит, когда все по расписанию.
Завтрак был без разносолов. Овсянка, белый хлеб, чуть сладкий чай, который больше напоминал какой-то странный напиток из непонятных фруктов.
— Заправку закончил! — весело объявил новенький — сорокалетний водитель из Горького Вадим Марицанов. В больнице он был недели две, попал сюда после аварии, в которой задавил двух детей. Психика не выдержала, и Марицанов вообразил себя грузовиком. Когда санитары были в хорошем расположении духа, Марицанов, не торопясь, двигался по коридору, глазами обозначая повороты, а голосом автомобильный клаксон. «Да ты, похоже, маломощный АМО!» — шутили санитары. «Я студеньбекер!» — не соглашался Марицанов, переключал, характерно прищелкивая языком, коробку передач и с ревом шел на обгон. Впрочем, когда санитары были не в духе, они уподоблялись ОРУДу, безжалостно штрафуя Марицанова за самые незначительные нарушения правил. Тогда Вадим садился на пол, громогласно объявлял, что у него кончилось горючее, и ждал, когда его поведут в палату. «Я на буксире», — объявлял он всем встречным.
Сегодня день был солнечным, и у санитаров настроение было хорошим, поэтому Марицанов, закончив заправку, с ревом ушел по коридору, победно бибикая всем встречным.
Психи ели не торопясь и ведя беседы. Ходили слухи, что в больницу должен возвратиться людоед Стрешнев.
— А я считаю, что мы должны выразить протест, — сказал создатель наркологического направления в искусстве Максим Петлюха. — Устроим митинг, врачи должны знать, что мы против его возвращения в больницу. Пусть едет лечится в другую.
— Не надо перекладывать свою головную боль на других, — немедленно возразил механик-самоучка Кулибин. Он и за завтраком свободной рукой что-то мастерил из спичек, у которых администрация больницы в лице санитаров предусмотрительно обрезала серные головки. — Сегодня людоеда куда-то отправим, потом свободу печати объявим, а там и президентство на манер Америки вводить станем! Тут от Политбюро голова болит, а слово скажешь, сразу серу колят.
— Не ввязывайтесь в политику! — крикнул Максим Петлюха.
— Ввязывайся, не ввязывайся, а серу все равно колоть будут! — вполне здраво заметил Кулибин.
Спор разгорался.
— Ты лучше нашего Коперника спроси! — заорал простой советский сумасшедший Андрей Андреевич Капустин. В больницу он попал за то, что обрил наголо свою жену, соседей, что было пока еще простым хулиганством, но пытаться насильно обрить председателя поселкового Совета мог только сумасшедший. — Слышь, Коперник, ты-то как к Стрешневу относишься?
Штерн не сразу понял, что обращаются к нему.
— Сожрет он нас всех, — сказал он хмуро. — Только из Петлюхи сколько можно отбивных настрогать!
Санитар Демон появился в столовой с ремнем.
— Ну? — многозначительно спросил он. — Кто у нас сегодня первый доброволец на уколы?
Психи замолчали, опасливо переглядываясь друг с другом — знаем мы эти уколы, после них два часа скрючившись лежишь, про сумасшествие забываешь!
— Пошли, Кулибин! — сказал Демон, взмахом руки ломая спичечную конструкцию.
— Ну почему я? Почему я? — заныл механик-самоучка. — Вон Петлюху возьми, ему мозгов не надо, он весь в искусстве! Или Коперника, все равно днем звезд не видно!
— Пошли, пошли. — Демон лениво подтолкнул Кулибина к выходу.
— Это политическая месть, товарищи! — взвыл Кулибин. — Это за мои нелестные высказывания о Политбюро меня первым колоть ведут! А потом к Стрешневу посадят!
Вопли его стихли в коридоре. Некоторое время все сидели подавленные. В столовую заглянула санитарка Хмызочка, толстая наглая, бабища сорока с лишним лет. Хмызочка дважды сидела в зоне за кражи, поэтому всех психов она терпеть не могла, кроме Штерна, к которому относилась с сочувствием и иногда даже угощала домашним пирожком или яблоком. «Намаялся, страдалец, за пятнадцать-то долгих лет! — сочувственно говорила она, глядя, как Аркадий Наумович ест. — Ешь, Галилей, ешь, кто тебе еще вкусненького принесет! Эти суки здорового заколоть могут, что ж о больных-то говорить!»
Сегодня Хмызочка была в хорошем настроении, тряпкой ни на кого не замахивалась, а весело прикрикнула:
— Похавали, шизофреники? А ну, марш по палатам, сейчас Дуремар обход делать будет!
В палате Аркадий Наумович прилег было, но тут же вспомнил, что Дуремар беспорядка не любит и считает, что днем больные валяться в постели не должны, а должны либо лечиться, подставляя задницы уколам, либо заниматься трудотерапией, в которую входили все физические работы, вплоть до колки дров. И вовремя он встал — в палату порывисто влетел врач в белом халате со своими клистирными трубками на груди, точный Дуремар, идущий по следам Буратино.
— Ну-с, Аркадий Наумович, как мы себя чувствуем? — спросил он. — Боли головные не мучают? Язык покажите! Так! Смотрите на мой палец! Нижнюю губу втяните! Та-ак! Теперь верхнюю! Хорошо! Очень хорошо! До выздоровления далеко, но самочувствие улучшается! Школьную «Астрономию» читали? Это оч-чень хорошо, читайте и дальше! Вам только на пользу будет! — Он подумал и объявил немыслимое поощрение: — С сегодняшнего дня без процедур, только прогулки!
Вот такой вышел удачный день.
После обхода Штерна и Барановского, психа из соседней палаты, Демон отправил на трудотерапию — пилить дрова для кухонной печи. Дрова были дрянные, сплошь изъеденная короедами труха, но настроение было великолепным, небеса — голубыми, а золотой диск Солнца только прибавлял настроения и сил.
— Не гони, — хрипел Барановский. — Все не перепилишь!
Барановский был мирным психом. По профессии он был вокзальный вор. В больницу Барановский попал прямо с рабочего места в состоянии белой горячки и в первый же день долго гонялся за медсестрой с отнятым у нее шприцем, после чего неделю провел в ремнях и под присмотром Демона и Орангутанга, которые быстро выбили из него дурь. Со дня на день его должны были перевести в следственный изолятор, чтобы он мог наконец ответить за все свои кражи. Открывающиеся перспективы Барановскому усердия и настроения не добавляли.
— Перекур! — объявил Барановский и демонстративно сел на козлы.
Штерн оставил его и подошел к сараю, у стены которого он обустроил свой тайник. Спичечный коробок со Звездой привезла ему Лана, приезжавшая на свидание по разрешению спецслужб. Штерн очень боялся ошибиться в соседке, но она оказалась выше подозрений. И всемогущие спецслужбы оказались не такими уж всеведущими и всезнающими, как это представлялось Штерну. Вот уж воистину, выдумывая хищного зверя, мы начинаем с того, что придумываем ему клыки.
Спичечный коробок был на месте, и Штерну вдруг нестерпимо захотелось увидеть Звезду. Это было глупое и неразумное желание, но оно разрасталось в нем, превращая в осколки броню разумной предосторожности. Штерн засунул коробок еще глубже, но это не помогло. Желание увидеть Звезду было больше страха. Он снова вытащил спичечный коробок из тайника. За спичками белел катыш мякиша, в котором Звезда покоилась. Еще не видя Звезды, Штерн уже ощущал ее мягкий согревающий свет, рождающий в человеке веру и укрепляющий надежды.
Он посмотрел на Барановского. Тот мрачно сидел на козлах. Курить в больнице не разрешалось, а перекур без папирос превращался в простое издевательство. Желание покурить было столь сильным, что Барановский наклонился, сгреб горсть свежих опилок и принялся жадно нюхать их, чтобы заглушить тоску организма по никотину.
Штерн торопливо прошел за сарай и еще раз огляделся. Вокруг никого не было, и он торопливо принялся колупать окаменевший мякиш, скрывающий звездный свет. Звезда была на месте. Нежный свет ее волшебно осветил хмурый закуток за сараем, волшебная волна подхватила Аркадия, давая покой измученной долгими жизненными странствиями душе. Искорка переливалась у него на ладони, он не знал ее названия и астрономических величин, но само ее существование делало жизнь другой. Все пережитое сейчас казалось мелким и не заслуживающим внимания. Аркадий вдруг ощутил, что в глубине его души начинает медленно и торжественно звучать хорал. Звезда мерцала на его ладони, она была обещанием вечности жизни и незыблемости истин.
Он был слишком увлечен созерцанием своего небесного талисмана и потому не услышал выстрела. Просто тупая боль резанула левую сторону груди, он недоуменно посмотрел на маленькую дырочку в синей фланели куртки, откуда фонтанчиком вдруг выплеснулась красная кровь, растерянно огляделся и увидел напряженного лицестылого Максима Петлюху, приближающегося к нему с пистолетом в руке. Запоздало осознав, что он напрасно пренебрег осторожностью и одна из сторон, что охотились за Звездой, его все-таки подловила, Аркадии Наумович нашел в себе силы вскинуть руки к небесам, пламенная искорка, сиявшая жизненной силой у него на ладони, вдруг вспыхнула так, как она горела на резиновой оболочке стратостата более четверти века назад, и устремилась вверх, чтобы слиться с пронзительной синевой далекой небесной Тверди, откуда она была захвачена нетерпеливо обгоняющими свое время людьми.
Потом он упал, и прежде, чем сознание Аркадия Наумовича Штерна растворилось в бесконечной и вечной пустоте всезнающей Бездны, он вдруг увидел далекий костер, у которого сидели веселые молодые люди, полные жажды знаний и желания жить. Уходя, он снова услышал уже, казалось, забытую песню, которую сочинил Лева Минтеев и любил петь погибший при штурме небес Алексей Усыскин:
 
Но все-таки есть чудо ремесла, 
когда мы, вытирая пот и слезы, 
как по земле, идем по небесам,
срывая с них своим любимым звезды...



На этом мы, пожалуй, и закончим свой грустный рассказ, в котором читателю представляется возможность увидеть все то, чего он захочет.

Волгоград, март 1999 года.

ПОВЕСТЬ БОЛОТНЫХ ЛЕТ
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Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, который геройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет.
М.Е. Салтыков-Щедрин



По своей конфигурации болота бывают самыми разнообразными, как и по глубине водоемов. Однако при всей внешней непохожести их объединяет одно — лягушки. Водоем без лягушек можно смело уподобить стопке без закуси — так и то, и другое противоестественно.
Повесть наша о болоте, что ничем особым не выделяется из прочих болот, разве что обширною своей территорией, но не может это быть основанием, чтобы дать ему особое название.
Жизнь на болоте отличалась высокой нравственностью и спокойствием. Обыватели вечерами вели бесконечные разговоры, которые при всей их внешней несхожести сводились к тому, кто кого съел и в каком количестве, а также к тому, когда комар вкуснее — весной или в разгар лета.
Когда над болотом спускалась ночь и над зелеными глянцевыми листьями кувшинок зажигались звезды, можно было встретить восторженных мечтателей, что глядели вверх и утверждали мысль о беспредельности жизни, заявляя, что среди множества звезд есть болота не хуже, а много лучше того, в котором они живут. Доморощенные мыслители воспевали бессчетные тучи комаров, звенящих над бескрайними болотами, полными свежих водорослей и вкусных личинок. Вода в тех болотах была чистой и настолько питательной, что комары могли садиться на листья огромных кувшинок без опасения быть съеденными.
А все потому, что на рожденных фантазией мечтателей болотах основополагающим был принцип: «Не вкуси ближнего своего!» Правда, находились и противники такого сосуществования, резонно утверждавшие, что Бог создал комаров для пропитания лягушиного народа, а посему принцип невкушания есть ложный и противоречащий религиозным догматам, и живущий среди кувшинок вправе решать — вкушать ему комариное поголовье или того не делать.
Впрочем, и те, и другие соглашались на том, что живущая на болоте цапля послана в мир богопротивной стороной и на звездных болотах таких мерзких созданий нет и быть не может. Признать за цаплями божественный промысел значило согласиться, что и лягушиный народ не избранное Богом племя, а лишь пища, предназначенная цаплям, и, следовательно, не венец творения Божьего, а токмо малое звенышко в бесконечной цепи мироздания.
Лягушки же, несомненно, явились любимым венцом творения Господа. Иначе чем было объяснить столь уютное расположение на земле болот? Чем объяснить бесчисленные комариные тучи над болотами? Да и внешне лягушиный народ выгодно отличался от прочих болотных обитателей, имея четыре конечности, два зорких глаза и один длинный болтливый язык.
Жил лягушиный народ богобоязненно, принимая длинноногого голенастого тирана, шествующего по болоту, как неизбежное зло, помогающее лягушиному народу осознать истинную радость. Ведь кто ощутит сладость существования и блаженство парения в теплой воде, если не витает над ним призрак смерти, этот острый клюв Немезиды?
Первое потрясение на болоте случилось, когда заблудившиеся в лесу мокрые и злые охотники с досады застрелили проклятую цаплю. В ту пору лягушки высыпали на берег, безбоязненно и радостно обнимаясь, и с криком «Конец тирану!» провозгласили на болоте отныне и вовеки демократические свободы и республику. Каждая лягушка мнила себя заговорщиком, приложившим силы свои к низвержению тирана, и нашлись такие, что писали уже мемуары о своем участии в убийстве тирана посредством предупредительного кваканья охотникам.
Начался период безбоязненного существования и праздности. Кувшинки наполнились философами, рассуждающими о сущности лягушиных свобод, на невиданный уровень поднялся оптимизм лягушиного народа, и в теплой воде весело сновало лягушиное прекрасное будущее в виде ртутно сверкающих головастиков. Верно подмечено, что не из каждого головастика получается настоящая лягушка, но каждая настоящая лягушка выходит из головастика. Слагались и исполнялись бесконечные оратории, и будущее рисовалось сплошным розовым цветом, а на теплых кувшиночных листьях в академических заводях уже шептались о необходимости заболачивания суши для получения подлинно бесчисленного комариного поголовья. Горячие головы уже предлагали весь мир превратить в единое топкое болото, но ревнители экологического равновесия были в решениях неторопливы и отодвигали всемирное заболачивание на неопределенно отдаленный срок.
Живя в безопасности длительное время, лягушки окончательно уверовали, что являются единственно великим народом. Отложив прожекты всемирного заболачивания, лягушиный народ решил-таки приняться за коренные преобразования на болоте. Удумали мыслители кувшиночные грандиозный проект: прорыть от болота канал и соединить тем каналом болото с бегущей неподалеку рекой, что, по расчетам, должно было приманить к болоту речных комаров и тем создать для лягушачьего поголовья своеобразный Эдем — ведь всем и давно известно, что речной комар крупнее и несравненно вкуснее болотного.
И закипела на болоте великая работа!
Строители гибли тысячами, но истово исполняли вековую мечту лягушачью и добились-таки того, что вошли в болото воды речные, разбавив мутную затхлость его. В день, когда была разрушена последняя перемычка и взвихренные течением воды унесли зазевавшихся строителей в опасные речные омуты, немало было выпито родниковой чистой воды и еще больше произнесено торжественных речей и тостов.
Но хотя стало больше комара на болоте, не было в том радости лягушиному народу, потому что принесли воды речные в болото великую по размерам и безмерную по жестокости щуку.
И стала та щука тираном и повелителем лягушиного народа заместо убитой охотниками цапли! Известное дело: перед силой гнется и ум, безрассудность губительна, а осторожность разумна. Не головастиками силен мир, а силен он лягушками, дожившими до мудрой старости.
Правила щука по строгости, в соответствии с артикуляцией и уставами: кого заметит, так сразу ест, и никаких оправданий не слушает.
Затосковал от такой напасти лягушиный народ, и не стало прежнего спокойствия на болоте. Стали пустеть широкие листья кувшинок и лилий. Исчезли праздные философы и мечтатели. Многие из лягушек отправились на поиски более спокойных мест и из далеких лесных и холодных ям хаяли родное болото и уже клялись в любви к новым местам, обещая не жалеть для защиты новой Родины ни капли своей холодной лягушачьей крови.
А те, кто на болоте остался, старались приспособиться к новому властелину.
Жизнь лягушек стала тревожная и беспокойная, обстановка на болоте то и дело менялась, и тут только успевай приспосабливаться: то своевременно шкурку сбрось, то температуру уровняй со внешней средой. Ловя мошку, внимательно наблюдай — не ловит ли тебя кто-нибудь. Выводя рулады в сводном вечернем хоре, не теряй головы и поглядывай, где слушатели, не мелькнет ли среди них остромордая личность тирана, обожающего певцов в любом виде.
Щука до хорового пения оказалась великой охотницей. Приплывет, слушает внимательно, рыло остроносое кривит одобрительно. Что же кручиниться, коль заглотнет по окончании концерта парочку упитанных хористов? Комары тоже жить хотят, да становятся пищей лягушиному народу. Чего ж кричать, чего сопротивляться, коли едят по справедливости?
Нашлись среди обывателей и ловкачи, что щучьему скрипучему языку обучились. Принялись они тирану анонимки писать и в том свое спасение видели, что хрустнут в щучьих зубах не их, а ближнего косточки.
Были, конечно, среди лягушиного народа и вольнодумцы. Как без них обществу! Бесхитростные обыватели карбонариев сторонились, а приближенные тирану лягушки шептали ему о недопустимости наглого вольнодумства и даже в рвении верноподданном добровольно образовали самодеятельные полицейские силы по борьбе с вольнодумством и покушениями на устои.
Придворные философы прямо утверждали, что вольнодумства и покушения противоречат конституционным правам лягушек, ибо по конституции выходило: кто ест, тот и прав! А из философских рассуждений вытекало, что новоявленных карбонариев надо выселять навеки или отлавливать их для щучьего удовольствия и свершения щучьей же справедливости как единственно существующей на болоте.
И выселяли.
И отлавливали.
И справедливым судилищам подвергали.
А болото все гуще зарастало сине-зелеными водорослями, и все цвело на болоте, к ликованию лягушиного народа, ибо за цветением этим не было видно вонючих и нежилых куч плавника, а следовательно, можно было говорить о процветании и благоденствии лягушиного народа. И когда остромордый тиран появлялся в заводях, подслеповато поводя в стороны выпученными, словно бы в темных очках, холодными своими глазами, находились отважные и любящие, что забрасывали щуку гирляндами белых лилий и осыпали тирана подобающими ему почестями.
Медленно двигался тиран среди ряски, серебрясь серовато-зеленым сильным телом и поводя плавниками, а под ним черной безмолвной тенью следовал Черный Рак, верный слуга и палач тирана.
Лютее всех тирана ненавидит именно палач, ибо знает цену признаниям, вырванным с кровью. Проливая кровь во имя своего повелителя, палач узнает и истинную цену ему. Страшна и расчетлива ненависть палача, но на ненависти этой взрастает и преданность тирану. Чем больше проливается в застенках крови, тем ближе палачу тиран, и единственная надежда палача в слепой и верной службе ему, ибо палач — первая и последняя жертва своего повелителя, с искалеченной душой он уже не живет, а только существует для блага своего хозяина. Из этого вытекает его ненависть и тоска.
Во тьме омутов, в недоступных для света местах вершится кровавое злодейство, и палачу страшен свет, разоблачающий его жуткую службу.
Черный Рак, охраняющий устои кувшиночной монархии, знал это лучше других, и когда безлунными ночами он проплывал близ замирающих в страхе кувшинок, он вслушивался в сонный любовный шепот: не звучат ли осторожные осуждения его, не проклинают ли его обыватели, дремлющие на глянцевых листьях.
Черный Рак был стар. Давно уже стали противны и не нужны ему монаршьи милости быть властелином болотного дна и брать любую лягушку из приглянувшихся. На когда-то зеленый панцирь его легла черной коркой кровь жертв. Только выпученные глаза на тоненьких стебельках еще вспыхивали порой при звуках неосторожного кваканья, и шевелились жвала под обкусанными жесткими усами.
Рак был умудренным палачом. В порыве откровенности он не раз говорил тирану, что вольнодумство не рвут с корнями, куда полезнее оставлять известные ростки и знать впоследствии, где взойдет будущая опасность режиму.
Против полицейского умысла крылся в том замысле и политический расчет, рожденный инстинктом самосохранения.
Путь к тайной власти для этого рака был полон интриг и непрерывной работы черного спинного мозга, а стремительный взлет его с илистого дна до вершин первого приближенного поражал злодействами и пугал пролитой кровью.
Придя к власти, Черный Рак уже не расставался с портфелем, в котором искусными крючкотворами были созданы заговоры из преданных и надежных, а остромордый хищный тиран поощрял рвение приближенного, ибо власть любого тирана основывается на страхе и обожествлении. Черный Рак знал это лучше других, и потому его нежное мясо оставалось в безопасности под панцирем, недоступным для хитрых сомов и прочего крыла недовольной оппозиции, которая, впрочем, вела себя осторожно, зная, что уж означена в списках будущих жертв, но надеясь на милость могильщика.
А в илистых застенках черных омутов шла ежесуточно кропотливая страшная работа, и брата заставляли клеветать на сестру, а сестру на брата, отца — на детей, а детей — на других родственников. Непрерывным потоком шли доносы, и лягушиный народ, отдыхая ночами на глянцевых листьях, вздрагивал от случайного всплеска на воде и долго смотрел на расходящиеся круги, гадая, чей печальный час пробил в эту ночь.
Черный Рак обычно присутствовал на допросах и не мог отказать себе в удовольствии ущипнуть твердой еще клешней бледное от пыток тело жертвы. Не ради показаний, ведь палачи знают цену признанию, вырванному с криком, а в силу своей натуры, которая находила удовольствие и радость в чужой боли.
Все новые и новые тысячи лягушек работали на канале, должном соединить болото с Зеленым Ериком. Остромордый тиран желал расширить свои владения и требовал ускорения бессмысленных работ. А это требовало все новых строителей и неизбежно увеличивало количество анонимных доносов, поступающих в канцелярию тирана и обвинявших одних подданных в том, за что награждали других.
Тайная власть Черного Рака все крепла, ибо он, а не тиран, устанавливал очередность виновности невиновных, от него зависело пойти из застенков на строительство канала, а не на гнилую отмель, уже пропитанную трупным ядом и ужасными запахами. К нему тянулись с подношениями и просьбами, с жалобами и тоской, но палач был неподкупен в надежде на будущее возвышение, он мечтал подобно тирану подняться к ночной Луне.
Лягушиный народ стоусто славил палача и ненавидел его, но каждый тайно, в душе. Если бы все молитвы на смерть тирана и его приспешников дошли бы до слуха Божьего, то болото бы испарилось силой гнева Господнего! Но Бог не имеет ушей для лягушек и не внемлет их горю.
С годами Черный Рак становился жирней и самодовольней, перед ним услужливо горбили спины, прижимая к груди плавники, облеченные властью, но лишенные силы. Давно отмечено, что истинная власть зиждется на силе, а лишенные силы могут издавать самые страшные указы и принимать самые решительные решения, которые в рождении своем есть простые бумаги и останутся таковыми навсегда.
Черный Рак опасался только серебряно-галунного Судака, прославившегося войной против Гнилого Ерика и пользовавшегося уважением жерехов и бойкого отряда подрастающих окуней, командующих когортами язей, угрей и батальонами тренированных и закаленных в боях лягушек. Это была сила, и Черный Рак разумно считался с ней, тайно ненавидя Судака и одновременно дружелюбно раскланиваясь с ним в приемной тирана. Черный Рак закладывал тайные основы будущего падения блестящего победителя и делал это основательно, без спешки, используя богатейший накопленный опыт.
Уже легли в знаменитый портфель первые анонимки о злоупотреблениях галунщика: мол, запускал плавники в казну повелителя и пошаливал в обществе бойких плотвиц и распутных лягушек, а в экстазе молоковом высказывал тайные мысли, свидетельствующие о намерениях свергнуть повелителя и круто повернуть к демократическим формам правления и восстановить на болоте когда-то попранную республику. Там же покоились копии личных писем галунщика к знакомым жерехам, и в письмах тех читались призрачные намеки на глупость и ограниченность повелителя.
Но все это пока хранилось в тайне, потому что, несомненно, могло вызвать недовольство Щуки, но не гарантировало гибели блестящего Судака, а Черному Раку непременно надо было добраться до скользкого белого судачьего брюха.
Но время к тому еще не пришло.
Готовя гибель сопернику, Черный Рак не забывал и о своей основной задаче, которую емко охватывало одно точное слово — бди!
Раком был замечен спад активности и некоторая угрюмость отдельных лягушек. Нашлись обыватели, отрицающие полезность хорового пения и отлынивающие от него. Такие, естественно, выбирали вместо пения труд на благо всего болота, отправляясь полудобровольным порядком на строительство канала к Зеленому Ерику, а остальные с еще большим усердием предавались вечерним и утренним песнопениям, демонстрируя тирану свою полную лояльность. Отныне у лягушиного народа был свободный выбор: квакать, подвергаясь опасности быть съеденным, или не квакать, а значит, добровольно отправиться на строительство канала и умереть там от истощения сил. Обычно выбиралось первое, квакать никто не отказывался, но квакал каждый с умом, вкладывая в показное ликование тайный сарказм и горькую усмешку.
Канал к Зеленому Ерику все удлинялся, и берега его были усеяны высохшими шкурками безвестных строителей. Канал, соединявший болото с Рекой, зарос и обмелел, а на отмелях поселились неизвестные народы из тритонов и пресноводных жаб, которые лягушиный народ не жаловали, в избранных его не числили и заслуг не признавали, да и на тирана поглядывали свысока по причине низких своих вкусовых качеств, доходящих до полной несъедобности.
Долг лягушиного народа перед обитателями Реки рос с каждым годом, ибо комариное поголовье было учтено и взвешено на весах неведомой справедливости. Вследствие этого лягушиный народ жил в покорности и раболепии, обостренном до такой степени, что тирану отныне не приходилось уже шнырять по болоту в поисках жертв, те сами приплывали к столу повелителя. Это считалось великой жертвой во благо всего лягушиного народа, и почитались жертвы великомучениками, боровшимися за нравственную справедливость.
Нашелся среди зеленокожего племени доктор гонорис кауза, обессмертивший себя научным трудом о вреде самодеятельного кваканья. Доказательственно излагал он на тысячах страниц гениального своего труда, что тиран в любом обществе есть производное от сложившихся в нем отношений, что тирания вечна и обоснованна, а посему любое кваканье против тирана есть несомненное и противозаконное посягательство на внутриболотное устройство. Закончив сей труд, упомянутый гонорис кауза с благоговением труд свой преподнес тирану. Замшелый хищник был тронут и приказал гениальное сочинение размножить поштучно на каждого обитателя болота, а самого автора удостоил приобщения к вечности, коснувшись гибкого зеленого тельца зубастой пастью.
Тирану любовь не нужна, ему нужны страх и благоговение, и потому тиран поощряет подхалимаж подданных, ибо подхалимаж этот развивает чувство здоровой конкуренции среди них. По сути своей тиран одинок, но одиноким себя не считает. Общность его с другими определяется властью. И вот он уже набивает холодильники тушками своих подданных и ради собственного развлечения угощает речных гостей приготовленными из этих тушек блюдами, а в минуты хорошего настроения — и самих подданных, выквакивающих слова обожания и принимающих лягвоедское угощение со словами самой высокой благодарности, ибо вступает в силу уже упомянутый выше конституционный закон: прав тот, кто ест.
Оппозиция боролась с тираном легальным путем, который заметных положительных результатов не давал, так как вся эта легальная борьба сводилась к нехитрой дилемме — выжить или быть съеденным.
Но были и отчаянные противники тирании. Они жаждали гибели тирана и, не имея к тому собственных сил, обратились к бойким окуням из известной речной шпионской организации, этаким рыцарям растопыренного плавника и отравленных перьев. Среди зарослей камыша плелись заговоры, зрела икра новой демократии. Но вода отступала, икра высыхала на солнце, заговоры не удавались. и ночные прислужники тирана лениво стригли бритвами клешней тела своих очередных жертв, тайно выданных тирану бойкими окунями.
Ряска на болоте становилась все гуще, вода в болоте все зловоннее, и болото жило уже лишь дождями, приносящими некоторую свежесть, дающую малое облегчение.
Даже прекрасными лунными ночами болото казалось мертвым. С окончанием официального вечернего хора каждый молчал, ибо опасался, что его кваканье может быть расценено как негодующее, отнесено к антигосударственным и неконституционным, со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями.
Но чем зловонней становится болото, тем больше лягушек мечтает о свежей воде.
Запаздывали со своими провокациями бойкие окуни, свято блюдущие интересы далекой Реки.
В недоступных тирану и его приспешникам заводях собирались тайные общества, и многие уже примыкали к заговорщикам и крамольно утверждали, что все в мире покорно клешням могильщиков — и белое мясо лягушек, и алая кровь их палача.
С далекой Реки слышались окрики и призывы к гибкости политического мышления, указывалось, что прошло время безнаказанного лягвоедства и необходимо навести косметику на болотную жизнь, дабы укоризненного кваканья с других болот избежать. Щука увещеваний не слушала, и по-прежнему торчали из пасти хищника искалеченные лягушачьи лапки.
И когда в укромном темном омуте были обнаружены остатки панцирей и обсосанные клешни, на террористов, как обычно, уже не грешили, а с тайным страхом повернулись к тирану. Щука и рылом не повела.
Никто еще не знал, что участь ее уже решена на Реке группой инициативных жерехов и судаков с серебряными лампасами и галунами, что угодливые и оборотистые окуни уже стакнулись с самыми правыми и самыми левыми, и в тайной лаборатории на тихой заводи уже изготовлена и испытана карающая блесна, имитирующая любимую пищу тирана. Окуни метались по обмелевшему каналу, согласовывая детали покушения, а напуганные пресноводные жабы, плотва, лещи и другие деловые рыбы, вскормленные на свободном предпринимательстве, удивленно смотрели на стремительные разводы волн на воде.
И когда блесна врезалась крючками во внутренности тирана, разрывая его ожирелое брюхо, и палач лягушиного народа перевернулся на спину и всплыл, закачавшись на тяжелом зеркале мутной воды, первыми вспрыгнули на белое и скользкое брюхо самые верноподданные, самые приближенные, а потому твердо уверенные в кончине тирана.
Вспрыгнули и радостно заголосили, что тиран мертв, что зло наконец-то побеждено, что это они, они, они! — а не кто-то другой — с риском для жизни готовили покушение на тирана, приближая тем самым эру свободного кваканья; а страшные могильщики уже полосовали полосатую шкуру тирана и тайно делили будущую власть и прошлые богатства.
Грузный Сом на состоявшемся совещании рванул из клешней оторопевшего Рака портфель, и из него посыпались зловонные доносы, грязные фотографии и протоколы насквозь лживых показаний; куча бойких ершей заломила Черному Раку за спину клешни и под общее улюлюканье поволокла его к гнилой отмели, на ходу взламывая панцирь и выхватывая куски старого, студенистого, но еще нежного мяса; доносы, анонимки, грязные фотографии выплеснулись на поверхность хлестким фонтаном и расплылись по волнам, прибиваясь к кувшинкам и будоража обостренное внимание обывателей.
В первый же вечер ликующий лягушиный народ, обнадеженный открывающимися перспективами, высыпал на берег восславить неожиданно свалившуюся на него свободу, и впервые за последние годы далеко за полночь слышался над болотом недружный, но громкий хор, перекрывающий звон комаров над водой. Много было сказано слов о необходимости демократических преобразований и изменении внутриполитического курса болота, а с рассветом, когда первые лучи солнца коснулись тихой болотной глади, самые нетерпеливые уже били ластами по воде и возглашали необходимость выборов нового монарха, но обязательно из лягушачьего сословия, тайно готовя верного, уже отведавшего белой лягушатины.
Многие побывали на гнилой отмели, где жутко скалился обглоданный за ночь остов тирана и чернел панцирь его верного приближенного, и каждый возвращался с отмели с кусочком кости тирана или панциря его верного приближенного, пряча и храня их как реликвии недавнего страшного прошлого.
И хотя так заманчиво было жить в спокойном болоте, поросшем ряской, прячась в теплой спасительной тине, не порываясь в герои и ловя комаров, находились на болоте те, кто кричал о необходимости допуска проточных вод предпринимательства в застоялую болотную муть, в короткой памяти своей и по скудоумию лягушачьему не зная, что деловые рыбы Реки уже углубляют обмелевший было канал, приближаясь к болотным кормам и мечтая о природных болотных богатствах.
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Человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
Екклезиаст, 9; 12
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Итак, остров Патмос.
Остров этот был каменистой полоской суши, вытянувшейся под палящими лучами солнца. Богиня Деметра не посещала его со дня сотворения мира.
Вечерами Иоанн усаживался на вершине скалы, тяжело нависающей над соленой морской водой. Глядя со скалы в море, Иоанн видел смутные очертания Сомоса. За лазурной полоской пролива, отделяющего Патмос от Сомоса, оставался его мир.
Дни сливались в однообразную череду бесполезных рассветов и тоскливых закатов. На острове Иоанн как никогда остро испытывал собственную ненужность.
Спешить было некуда. Теперь у Иоанна оставалось достаточно времени для размышлений.

Козий сыр с ячменными лепешками и дешевое милетское вино были ему пищей, выгоревший под солнцем гимасий и грубая овчинная милоть были ему одеждой, пустота — насмешливым собеседником. Первое время к Иоанну приходили пастухи, проявившие интерес к новому человеку. Но пастухам были более привычны разговоры о женщинах, вине и ценах на сомосском рынке. Речи Иоанна были непонятны и скучны пастухам, они уходили разочарованными и более не беспокоили поселившегося на острове отшельника, потому что не видели в дальнейшем общении пользы для себя.
Впрочем, они охотно продавали Иоанну вино, сыр, молоко и лепешки, выпеченные на глиняных стенках домашних очагов, а изредка и баранину. Иоанн расплачивался с пастухами сребрениками, статирами или денариями. На сдачу у пастухов не было ни лепты, поэтому, получив монету, каждый из них носил Иоанну пищу в течение нескольких дней. Грубая пища стоила дешево, очень дешево. Дешевле стоила только человеческая жизнь.
Деньги у Иоанна пока еще водились.
Заглядывая в дорожную суму, Иоанн видел сохранившийся от прошлого виссон из тонкого белого льна. Здесь, на острове, виссон был смешон, а потому никогда не покидал сумки.
От прошлого остался только этот виссон, две горсти монет и перстень с крупным изумрудом. Оправа была выполнена из серебра. Иоанн хранил его более по привычке, ведь не только в диаспоре, но и в самой Иудее не осталось никого, кто знал бы о тайном смысле этого знака. Семь подобных перстней лежали в сумке Иоанна, остальные ему нес от песчаных берегов Мертвого моря человек по имени Варнава. От Симона остался перстень с ясписом, от Андрея — с сапфиром, старший брат Иаков когда-то носил перстень с халцедоном, Филипп — с сардониксом, Варфоломею подходил сердолик, Матфею Учителем был определен перстень с хризолитом, Фоме — с пронзительно- голубым бериллом, Иакову Алфееву назначен был топаз, Иуде Фаддею — хризопраз, Симону Кананиту — яшма, а Иуде Искариоту Учитель лично надел на руку перстень с аметистом. После того как они предателя повесили, место Иуды в их кругу перешло к Матфею, но он отказался взять перстень Иуды и носил простой железный перстень с надписью «Прощенный Небом».
Эти особые для каждого знаки придумал Учитель, когда во время скитаний в пустыне Негев у колодца они случайно обнаружили чей-то тайник с драгоценным кладом. Несомненно, что зарытое принадлежало разбойнику — честному человеку незачем прятать трудом заработанное в дикой пустыне.
Тайные знаки прижились. Спустя некоторое время достаточным было показать перстень, чтобы человек поверил тому, что к нему прибыл достойный. Теперь эти камни были лишь ценностями, потерявшими тайный смысл. Их можно было продать, обменять на продукты или просто подарить, но никогда теперь по ним было невозможно опознать тех, кто когда-то встал рядом с Учителем.
Иоанн прожил на острове три года. Со времени прощания с Учителем минуло тридцать лет.
Иоанн был худощав и крепок, однако старость уже обильно выбелила его волосы и изрезала морщинами лоб и щеки. Пересекая морщины, по правой щеке змеился длинный и глубокий шрам, который мог быть оставлен мечом или саблей, но никак не мог быть следствием несчастного случая.

Дети к нему льнули, но жены пастухов относились к пришельцу настороженно. Несомненной причиной этой настороженности был хриплый выстуженный голос Иоанна и бугристый шрам на щеке, свидетельствовавший о его бурном прошлом.
Но никто не интересовался, что держит его на каменистом бесплодном острове. Любой отшельник вправе хранить тайны своей души. Захочет — расскажет сам.
Иоанн молчал.

В осень третьего года отшельничества Иоанна посетил странный гость, одеждами похожий на беглого колона, но имеющий шею и повадки римского всадника. Гость вел себя с достоинством человека, который привык и умеет повелевать, и эти свои привычки он скрывал не слишком умело. Человек этот провел у Иоанна три дня и покинул отшельника так же неожиданно, как и явился. В бухте странного посетителя ожидала лодка с немыми гребцами. Возможно, что гребцы не были немы, но за все время пребывания гостя у Иоанна никто из них не произнес ни слова. Взяв на борт гостя патмосского отшельника, лодка взяла курс на Самос.
С уходом гостя Иоанн продолжал вести свою обычную жизнь, но теперь, посещая пастухов, он охотно пил с ними вино и вел привычные пастухам беседы о ценах, женщинах и вине. Отправляясь в гости, он захватывал с собой сладости, привезенные таинственным гостем, и угощал этими дарами непривычную к ним детвору.
Возвращаясь домой, Иоанн долго сидел у потрескивающего и искрящего очага или садился на скале, глядя на звезды.
Бессонница все чаще мучила его. Иоанн все еще ощущал кнемиды на своих ногах. В дующих ветрах чувствовался привкус крови.
Пришло время подводить итоги.

Ночами, глядя на многоцветные переливы звезд во тьме неба, Иоанн вспоминал прошлое. Торопиться было уже некуда, но душа его продолжала жить марафонски: в переплетении нитей, что ткали неутомимые Парки, его собственная нить была уже коротка.
Память Иоанна была склеена из миллионов прошедших мгновений. Он жил прошлым, настоящее его было преддверием бесконечности. Иоанн не боялся смерти. Что смерть? Она лишь черта, отделяющая еще случившееся от уже невозможного. За последней чертой — ничего. Это последняя наша боль, последний удар земной непогоды.
Иоанн вспоминал слова Екклесиаста, и слова эти находили неожиданный отклик в его душе.
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать: время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить...»
Пришло время оплаты долгов и сведения последних счетов. Долги Иоанна были оплачены. Но не были сведены его последние счета.
Иоанн вспоминал.
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Его звали Иуда, и был он бывшим сикарием. Он пришел из Кариота в милоти, пропахшей пещерой и душным запахом крови. У него были безумные глаза человека, привыкшего не прятаться от смерти. Иуда был быстр в движениях и решителен в жестах, которые выдавали в кариотянине человека, не дорожащего жизнью своей, а тем более не считающегося с чужой. Йегошуа принял его, и был кариотянин в числе тех, кому были омыты ноги в доме Симона-прокаженного.

Учитель доверил Иуде общие деньги, что хранились в деревянном ящике. Во время братских агапов Иуда сидел по правую руку Учителя. Многие апостолы роптали. Все они были родом из Галилеи, почему же Учитель доверяет более пришедшему из Кариота? Почему он держит Иуду против сердца своего? Не потому ли, что кариотянин был глиной, из которой лепят человека? А может быть, уже тогда у Учителя созрел замысел и он держал Иуду для задуманного им поцелуя? Может быть, именно поэтому он не приближал к себе рассудительного и цепкого умом Матфея, нигде не называл его учеником своим и не числил в числе двенадцати, зная заранее, что придет время — и тринадцатый станет сеющим, а кариотянин будет висеть в Гефсиманском саду на колючей ветви высохшей смоковницы и имя его станет символом предательства?
Это потом будет придумана история, что на полученные предательством деньги Иуда купил кусок пашни, который возделывал, пока не умер за плугом. На самом деле Иуда закончил путь в саду, где не однажды участвовал с другими учениками в агапиях; его повесили на высохшей смоковнице, и черное сморщенное лицо его было похоже на высохшую смокву, а остановившийся навсегда мутный взгляд его быт жуток и пуст, и кружились вокруг жирные мухи, которых никто не отгонял.
Иуда умер и унес с собой тайну своего предательства. Окруженный обшей ненавистью, он яростно доказывал свою невиновность, а когда Йегошуа вели на Голгофу, Иуда рвался к нему сквозь толпу, пронзительно призывая: «Равви! Равви!», но Учитель не слышал его за ревом толпы и был распят на дереве. Крест появился позже, он больше подходил для творимой учениками легенды.
Почему кариотянин предал Учителя? Мнения апостолов разделились. Одни утверждали, что Иуда был в числе отшатнувшихся от Учителя после его проповеди о живом хлебе, падающем с небес. Другие говорили, что Иуда прельстился деньгами, хранившимися в деревянном ящике. Недаром, говорили они, недаром Иуда негодовал в доме Симона-прокаженного, когда голову Йегошуа полили миро из сосуда. Не расточительностью возмущался он, жадность говорила голосом Иуды. Но когда казначей повис на дереве и апостолы заглянули в денежный ящик, все было цело, до последней лепты, до последнего истертого кодранта, а вместе с деньгами лежала подробнейшая опись поступлений и трат, выполненная корявым безграмотным почерком.
У иных же возникли сомнения в том, что Иуда сам пошел с доносом к первосвященнику. Помните, говорили они, помните, как после возвращения из Кессарии Филипповой Учитель говорил нам, что надлежит всем идти в Иерусалим, где ему, Йегошуа, предстоит испытать много мук и быть убитым? Когда же Симон Кифа возразил ему, говоря, что нет необходимости идти туда, где ждет смерть, Учитель только усмехнулся и сказал, что некоторые, несомненно, доживут до светлых дней, но ради этого ему, Учителю, надлежит умереть. Каждый должен принять страдания и муки, коли жаждет он счастья другим.
Значило ли это, что Учитель предвидел свою смерть? Или все было задумано уже в те дни, когда кариотянин уединился с Йегошуа для тайной беседы, и Учитель был организатором своей гибели, а Иуда был всего лишь исполнителем, выполнявшим его волю, и делал это с верой и без размышления?
Возможно, что Учитель рассчитывал своим арестом и смертью вызвать бунт. Но бывший в тот год первосвященником Каиафа предупредил волнения, схватив Йегошуа в Гефсиманском саду до готовящейся общей проповеди. Первосвященник знал силу и мощь римских легионов и полагал, что будет лучше, если за всех умрет один, нежели народ погибнет из-за одного.
Что испытывал Иуда, когда с возгласом «Радуйся, равви!» коснулся губами холодной щеки Учителя и люди первосвященника схватили того? Гордость, что он был с теми, кто предотвратил избиение сынов Моисеевых римской солдатней? Жадную радость от тяжести кримены с сребрениками? Звонкое облегчение от того, что он выполнил волю своего Учителя? Кто он был, этот кариотянин, был ли он предавшим, или всегда оставался преданным?
В бредовых предутренних снах Иоанн все чаще видел страшный трепещущий плод смоковницы из Гефсиманского сада. Что он чувствовал, этот проклятый и несчастный Иуда, когда волосяная петля колко охватила его шею?
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Мир рушился.
Рушились человеческие души, и на развалинах их торжествующе расцветало зло.
— Нет, — сказал Иаков. — Все уже решено, брат. Слишком много времени истрачено бесполезно. Я не собираюсь тратить остаток своей жизни на уговоры дерьма! Что слова, если на исходе жизнь, и по жизни этой получается, что все это время я копался в дерьме и не жил сам, а только учил жить других. И при этом пользовался чужими истинами. Почему я должен быть добрым для других за свой собственный счет?
Разговор их шел за грубым столом из шершавых черных досок. Рядом с Иаковом стоял большой глиняный кувшин с дешевым вином, и Иоанн не забывал регулярно подливать себе из этого кувшина.

Вокруг пили подозрительнейшие оборванцы и беглые колоны, угрюмые наемные убийцы из Фив тянули жребий из грязного кидара. Воанергесы сидели в притоне, где продавались женщины и дурманные травки, заключались чудовищные сделки, замышлялись убийства, происходили необходимые знакомства и скупалось краденое барахло. Это был мир, который не зависел от государственных законов, религиозных догм, рассудка, и человеческая жизнь в нем была ничто — пар, за исход которого платилось серебром и гораздо реже золотом.
— Что ты собираешься делать? — спросил Иоанн, понимая, что старший брат его принял решение и изменить это решение никому не удастся.
Старший Воанергес засмеялся.
— Ничего, дружок. Мы так бедны верой, что не способны верить в рай и еще меньше способны поверить в ад. Мы колючи и недоверчивы, как пустынный сеттим. Если агнца причислили к злодеям, то что остается тем, кто вскормлен с ножа и знает вкус крови?
— Ты давал клятву, Иаков!
Старший Воанергес оторвался от чаши, и в рыжей бороде его краснели капли вина.
— Ах ты, козленок! — насмешливо пропел он. — «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата своего...» Поздно, Иоанн! Его смерть освободила меня от всех обязательств!
— И ты...
Иаков вытер ладонью усмешливо кривящийся рот.
— Зачем ты спрашиваешь? — упрекнул он. — На дорогах Галилеи достаточно пугливых купцов, готовых поделиться имуществом с проявившем известную смелость и отвагу. Я больше не верю в величие Сионского холма. Пока простой еврей изнывает от обжигающего его плечи кнута, правители и священники пьют с римскими наместниками и префектами. Конечно, для них владычество Рима менее обременительно, чем для всего одного богоизбранного народа. Но если так, то пришло и мое время позаботиться о себе!
Старший Воанергес опьянел. Речи его становились все более циничными, а жесты все непристойнее. Иакову не было больше дела до завещанного Учителем. Иоанн с горечью ощутил, что пути их разошлись, и сейчас, сидя за столом, они уже медленно удаляются друг от друга.
— Прощай! — Иоанн встал, с печалью оглядывая брата.
— Прощай! — равнодушно отозвался Иаков, выплескивая в чашу остатки вина. — Встретимся на небесах, брат!
Старший брат оказался удачливым разбойником. О щедрости храброго галилеянина восхищенно шептались проститутки с бритыми подмышками и лобками. Легионеры шли за ним по пятам, а римский наместник назначил за голову старшего Воанергеса достаточно соблазнительную для предателей награду, но Иакову сопутствовала удача.
Иоанн не стремился ко встречам с братом. Времени для свиданий не было. Он часто бывал в общинах зелотов и ессеев, устанавливал контакты с сикариями. Дело Учителя, которое продолжали ученики, требовало каждого из них без остатка.
Однажды от Иакова приехал человек, высыпавший перед младшим Воанергесом груду монет. Иоанн долго разглядывал деньги, потом приказал посланцу забрать их.
— Скажи Иакову, что высокие цели достигаются чистыми средствами, — сказал он. — Я не хочу касаться этого золота, оно пахнет кровью и не принесет нам пользы, как не принесло радости брату. Будь иначе, он бы не расстался с ними так легко.
— Бойся данайцев? — криво усмехнулся посланец, и Иоанн понял, что перед ним обращенный, но из ушедших. — Я передам Иакову твои слова. Но слова эти сказаны слишком поздно. В проповедях нуждаются крысы, но одинокому льву они не нужны. Ты опоздал, Иоанн!
Он принялся сгребать монеты в кидар.
— Если бы у кого было сто овец, — вспомнил младший Воанергес слова Учителя, — и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?
Он проводил посланца до двери и долго смотрел ему вслед. Посланец уходил по вечерней дороге, и сердце Иоанна сжалось тихой тоской и тревогой за брата.
Брат пришел к нему сам.
— Ты все еще веришь, что можно жить, соблюдая обещания, данные мертвым? — спросил он. — Когда легионеры грабят наши жилища, насилуют наших дочерей, вешают и распинают тех, кто пытается им помешать, — ты веришь, что их может сдержать слово? Тогда ты просто дурак, ты ничем не отличаешься от лицемерных фарисеев. Эпикур прав: нет ничего, кроме сегодняшней жизни, после нее — пустота, и черви сожрут остывшее тело.
Он опустил голову, и Иоанн увидел густую седину, обесцветившую когда-то рыжие волосы.
— Знаешь, — задумчиво сказал Иаков, — я бы понял, если бы ты отказался от денег из-за внутренней чистоты. Но ведь ты отказался от них, следуя бредням давно умершего человека...
Иоанн промолчал, ломая пальцами черствую ячменную лепешку.
— Дай вина! — попросил старший брат.
Иоанн принес ему кувшин с холодным вином.

Иаков долго пил, не отрывая губ от кувшина.
— Прощай! — сказал он, отставляя кувшин и вытирая седую бороду. — Теперь действительно прощай. Ты знаешь, я все думал, зачем Иуда полез к нему со своим поцелуем? Кажется, мы зря повесили этого дурака на смоковнице, он ни в чем не виноват и не предавал Учителя. Он был придурком вроде тебя, он действительно верил. А Йегошуа... Наверное, он просто хотел перехитрить всех, а на деле перехитрил лишь самого себя. Он думал речами побудить стадо рабов к действию. Но стадо остается стадом, оно способно лишь хрюкать у корыта. Вот за эту ошибку Йегошуа и распяли. Мало одного осознания, что с тобой поступают несправедливо, надо еще очень сильно не хотеть жить так, как тебя заставляют.
Он помолчал, ожидая от брата ответа.
— Прощай! — сказал Иоанн, не поднимая на брата глаз. Жилка голубовато и судорожно пульсировала под его правым глазом. За весь вечер он так и не назвал Иакова братом. Старший Воанергес поднялся, чувствуя неловкость их прощания. Уже на выходе он растерянно оглянулся, и взгляд его словно подстегнул Иоанна. Младший брат бросился к старшему, обнял его, и некоторое время они стояли, тесно прижавшись телами.
— Прощай! — глухо сказал младший Воанергес.
Больше они не виделись. Через полгода после этой встречи Иакова схватили солдаты Агриппы. Старшего Воанергеса схватили с оружием в руках, да и подвиги его были печально известны за пределами Галилеи, поэтому приговор был предрешен.
— Ученик, — сказал Агриппа. — Ты превзошел своего учителя. Тот хотел стать царем Иудейским, ты же возомнил, что имеешь право распоряжаться жизнями, тебе не принадлежащими!

У Агриппы были права, в которых он отказывал Воанергесу. Что положено Юпитеру, не положено быку.
В сорок втором году Иакову как неистовому сикарию по приказу царя Агриппы отрубили голову. Он пережил Учителя ровно на восемь лет.
Иоанн услышал о смерти брата от назорея Иакова, брата Учителя.
— Так было угодно высшим силам, — сказал назорей. — Пути наши разошлись, и у каждого была своя дорога. Его судьба была в его собственных руках.
— Я прощаю брату моему, — сказал Иоанн. — Я прощаю ему!
— Что ему твое прощение, когда кровь его на мече палача? — грустно удивился назорей.
— Палач — последняя инстанция, но лишь на земле, — отозвался младший Воанергес. — Человеку, чья душа предстанет перед Богом, обязательно нужна земная поддержка.
Заложив руки за голову, он долго смотрел в слепящую пустоту. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик плавил напрасно; ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их», — вспомнил он вдруг слова пророка Иеремии и с большим запозданием понял, что плачет.
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— Иногда мне кажется, что все мы живем в бредовом сне, — задумчиво сказал Фома.
Был он крепок и плотен; в небольших и лукавых глазах его светился ум привыкшего все взвешивать человека.

Красное солнце холодно смотрело в полуоткрытую дверь дома. Воздух был прозрачен и чист как душа новорожденного.
Был вечер.
— Ты о чем? — Иоанн усердно прошивал грубой вощеной нитью толстый кожаный пояс. Кожа поддавалась его усилиям с трудом.
Оторвавшись от своего нелегкого занятия. Воанергес поднял глаза на товарища.
— Не притворяйся! — Фома Дидим прислонился к стене, заложив сцепленные в пальцах руки за затылок. — Мы проиграли и должны это признать. В дальнейшей нашей борьбе нет смысла. Неужели ты веришь в то, что горстке пусть даже единомышленников под силу победить легионы?
— Отчаяние не всегда ведет к победе, — сказал Иоанн спокойно. — Но нам сейчас не хватает именно отчаяния для того, чтобы оказать врагу достойное сопротивление. Сыны Моисеевы враждуют между собой. Саддукеи поддерживают римлян, римские легионеры охраняют покой саддукеев. Под Сихемом опять распяты захваченные в плен ессеи. Страх, позорный страх, отвращает людей от борьбы, а жадность превращает евреев в жалких торгашей, которые трясутся над своим добром. У нас еще хватает храбрости, чтобы защитить это добро, но нет в душах дерзости, чтобы защитить свободу.
— Пустое, Иоанн! — прервал Дидим. — Нет оружия и нет денег, чтобы его купить. Но главное — у людей нет желания драться. Мы опять проиграли схватку за человеческие души.
Иоанн молча смотрел в одутловатое лицо Дидима. Фома располнел, и одежда уже не могла скрыть изъяны фигуры. Голова Фомы была выбрита на римский манер, и на затылке виднелись толстые складки, которые более подобали бы римскому всаднику. Но глаза оставались прежними — цепкими и недоверчивыми.

— Ты тоже собрался уйти? — прямо спросил Иоанн.
— Не сердись, — раздвинул в виноватой улыбке губы Фома Дидим. — Я думал, что ты меня поймешь. Именно ты, другим это сделать значительно труднее. Я поднимал людей в Самарии и Хефере, я был с тобой в Гераре и Вефсамисе, мы вместе дрались в Иопии, ты посылал меня на помощь Филиппу и Варнаве в Антиохию. Ты знаешь меня, как никто другой, Иоанн. Поэтому я скажу тебе правду: у меня больше нет сил для продолжения драки. Я жутко устал, и вера угасла во мне, Иоанн!
— Ты говорил с Симоном?
— С Кифой? — Дидим пожал полными плечами. — Я не похож на самоубийцу, Иоанн. После всех наших неудач разговаривать с Кифой — все равно что сесть голым задом на муравейник. Ты знаешь Симона, он будет сражаться до самой смерти. В нем живет стыд за невольное предательство. Теперь он как его брат будет идти до конца.
Он покачал головой.
— Такое терпение может быть только у рыбака. Но если говорить откровенно, то лучше бы вам продолжать полоскать сети в море.
— Почему же? — Иоанн попытался разозлиться на Дидима, но у него ничего не получалось. В душе он понимал Фому, но последовать его примеру не мог. Нужно набраться решимости, чтобы оборвать разом связи с теми, кого собрался покинуть, или быть одиноким в душе. Долг Иоанна перед людьми был слишком велик — они вверили ему свои жизни, и он не мог обмануть их доверия. Дидиму было легче, Фома всегда был исполнителем и не претендовал на духовное руководство.
— Рабство не вечно, — сказал Фома. — Рано или поздно оно кончится. Наш народ уже был в рабстве у египтян, но оно кончилось свободой. Вы слишком нетерпеливы. Вы не хотите дожидаться свободы, вы жаждете добиться ее в смертельной схватке. Вы торопитесь, вступаете в безнадежно проигранные в самом начале поединки с врагом, а римские легионеры с согласия наших царьков в отместку выжигают селения и распинают наших братьев по обочинам торговых дорог.
Когда наступит день свободы, в стране не останется никого из тех, для кого вы эту свободу завоевывали. И тогда толпа обрушит свою ненависть и свои обвинения на вас. Виновных всегда ищут из тех, кто имеется пол рукой.
Иоанн покачал головой.
— Если ты думаешь так, как говоришь, то ты не устал, — сказал он. — Ты струсил, Фома, и ты бежишь, а нс уходишь.
— Я не гожусь в творцы апокастасиса. — Фома Дидим упрямо выдержал угрюмый взгляд товарища. — Быть странствующим проповедником божественного учения, подобно Крестителю, — это одно; уподобиться демиургу, чья цель создание свободы, — совсем другое.
— И что ты будешь делать дальше? — спросил Иоанн.
Фома почесал толстую шею.
— Пожалуй, я пойду в Эфес. Не пройдет род сей, как случится конец света. А если так, то стоит ли суетиться? В Эфесе много философов из рассудительных греков, и мне будет с кем поспорить там, Иоанн. Я чувствую себя слишком слабым, чтобы биться со злом за чужие свободы. Займусь философией — она всегда была занятием неудачников.
— Ты все уже решил, — утвердительно сказал Иоанн. — Ты все уже решил для себя. Когда ты уходишь?
— Я давно уже ушел, — криво усмехнулся Фома. — Меня нет. Ты разговариваешь с тенью, Иоанн.
— Аминь! — заключил Иоанн разговор, который был ему неприятен. В этом разговоре на стороне Дидима была непонятая Иоанном истина.
Фома ушел.
Доходили слухи, что он участвовал в публичных спорах с Филоном Александрийским. До его товарищей дошло Евангелие Фомы, состоявшее из «живых» заветных слов Учителя. Однако и в своем сочинении Дидим остался верен себе. «Царствие Небесное не на небесах, — учил Фома. — Не град Небесный, а человеческая душа — вот истинная обитель святого духа!» Слушая слова Фомы, донесенные бродячим проповедником, Иоанн усмехнулся: учение Дидима чем-то напоминало ему Сократовские диалоги. Знакомство с греческими философами не прошло даром для бывшего апостола.
Через некоторое время пришло известие, что Фома умер. За небесный стол рядом с Йегошуа сел третий его товарищ и ученик.
«Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука и невозможно служить двум господам».
Так-то оно так, но для Иоанна и его товарищей Фома Дидим умер гораздо раньше, чем слух о его смерти распространился по обескровленной Палестине.
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Остров Патмос.
Иногда Иоанну казалось, что вся его прошлая жизнь была лишь игрой воображения, что в мире нет ничего, кроме раскаленного марева над каменным телом острова, кроме блеяния овец, грубых шуток пастухов, вонючего сыра, которым, казалось, пропахла даже трава, и кислого вина. Не было жестокой драки, не было ничего, что делало жизнь яркой и стремительной. Даже время на острове текло неспешно, так течет ленивая река, которой все равно — впадет ли она в море, или сольется с другой, такой же неспешной и тихой.
Остров идеально подходил для размышлений.
В своих размышлениях Иоанн постоянно обращался к Учителю.
Загадки последних дней жизни с Учителем не давали ему покоя. Неужели Иуда говорил правду, и он никогда не предавал своего наперсника, а лишь выполнил его поручение? Почему Йегошуа не пытался скрыться, почему запретил Кифе драться, хотя кровь уже была пролита и отрублено было ухо раба первосвященника Малха? Почему он не ушел, когда Пантера готов был позволить узнику скрыться за двести шекелей серебром, и немало было людей, готовых выложить деньги только за то, чтобы доставить неприятные минуты книжнику Анне и высокомерному Каиафе? А может быть, в этом и крылся тайный смысл и своим арестом Йегошуа действительно хотел подхлестнуть уже созревший мятеж? По если все было задумано именно так, то Йегошуа сам обрек себя на мучительную и бесполезную смерть!
Мысль эта рождала в Иоанне беспокойство, которое не давало ему спать ночами. Глядя на звезды, мерцающие над островом, Иоанн вспоминал, как они терпеливо ожидали в пещере обещанного воскресения, и лишь когда запах гниющей плоти стал совершенно невыносим, они ушли, завалив вход в пещеру глыбой песчаника. Именно тогда они почувствовали себя одинокими. Чувство общности, что соединяло их при жизни Йегошуа, исчезло. Тогда они не поняли главного. Не о воскрешении тела говорил Йегошуа, он говорил о воскрешении своих идей. Но всем им не хватало ушедшего наставника, и тогда они, не сговариваясь, принялись создавать миф о нем — это была единственная возможность оставить Учителя жить, и, следовательно, это позволяло им оставаться вместе.
Ложь, громко повторенная тысячу раз, более похожа на правду, нежели правда, произнесенная однажды и шепотом.
Много лет Иоанну хотелось написать об Учителе правду. Не сыном Бога и не Богом изобразить его, а рассказать о человеке, который больше думал о других, нежели о себе, с которым он пил вино, накрывался одной шкурой ночами, с которым делил успехи и неудачи, радости и куда более многочисленные беды. Он порывался рассказать о человеке, который был способен понять грешницу, простить злодея, обещать спасение мытарю или убийце, поцеловать предавшего и защитить тех, кто пришел его погубить.
Но человек редко доверяет другому человеку, потому людям требуются герои, ничем не похожие на них, им требуются символы, которые могут повести за собой. Люди нуждаются в вождях, вожди же не ассоциируются в людском воображении с равными им самим, людское воображение создаст богов или полубогов, которые способны увлечь за собой уверовавших даже на верную гибель.
Кажется, первым начал миф именно Матфей. Ему было легче, Йегошуа не числил его среди своих учеников. Именно воображением Матфея родился миф о непорочном зачатии девы Марии, хотя эта розовощекая, полная жизненных сил толстуха имела от брака с добродушным плотником Иосифом трех дочерей и трех сыновей, помимо Йегошуа. Миф сработал, и сам Йегошуа стал символом несгибаемого и справедливого духа, бога, воплощенного в живого человека, пришедшего на землю принять страдания во имя будущего прощения греховного человечества. Чуть позже появился беглый раб по кличке Крест, делами своими убедивший их продолжить легенду об Учителе.
Тогда они потеряли друга и соратника, но мир приобрел Бога, перенесшего страдания плоти во имя грядущего спасения всех людей.

6

Малую Азию раздирали противоречия.
Со смертью Ирода распалось его царство, поделенное на тетрархии. Тетрархии лихорадило. В них больше не было мира. То там, то тут вспыхивали волнения, и тысячи гибли на крестах.
Десятки тысяч сберегали свои жизни молчанием и терпеливой покорностью.
Жители тетрархий нищали.
В Малой Азии процветал разбой.
Греки грабили евреев.
Евреи грабили греков.
И тех, и других грабили кочевники, приходящие из голодных пустынь.
Караванщики на торговых дорогах опасались разбойных нападений; путнику все равно, кто нападает на него, отнимая имущество, — разбойный грек или нищий самаритянин.
Двадцать четыре религиозные группировки с невероятным ожесточением дрались между собой. Зелоты и сикарии нападали на римские отряды, в окрестностях Иерусалима нередко находили прирезанных саддукеев и доносчиков первосвященников. Римских шпионов обычно топили в отхожих местах. Но нищета и голод делали свое — количество доносчиков и шпионов только увеличивалось.
В результате предательства Мордехая среди зелотов прошли массовые аресты. Были арестованы и казнены ближайшие сподвижники апостолов.
Иудея истекала потом и кровью. Был голод, и от этого голода в селениях умирали дети. Кое-где дело дошло до людоедства, за которое и римские наместники, и тетрархи выносили все тот же единственно возможный приговор — смерть! Любимец божественного цезаря Тиберия Клавдия Друза — начальник когорт и конных отрядов в Иудее Феликс правил жестоко и жестко. Репрессии обрушивались на жителей Иудеи, и столбы вдоль торговых дорог никогда не бывали пусты. За каждого убитого легионера распинались десятки евреев.
Во вступление в правление империей гонителя христиан Нерона оставалось четыре года.
— Я не герой, — простодушно признался Филипп. — Я простой человек и устал от бесплодной погони за счастьем.
— Вспомни Иуду! — мрачно посоветовал Симон Хананей и скрестил руки на груди. — Тот предал Учителя, ты же хочешь предать его дело.
— Погоди, Кифа, — остановил товарища Иоанн. — Выслушаем его. Наши уши должны быть открыты для любого признания и любого упрека. Должны же мы знать, что думают наши товарищи?
Филипп благодарно улыбнулся ему.
— Двадцать лет мы деремся за свободу, — сказал он. — Но нашей драке не видно конца. Я не говорю о том, что мы должны опустить руки. Но должны мы иметь право хоть на маленькую передышку! Отдыха, ведь мы нуждаемся в нем!
— Симон старше тебя, — пытливо напомнил Иоанн.
— Он из ревнителей, — сказал Филипп. — А я просто человек, который бежал, пока у него имелись силы. Силы иссякли, и я хочу отойти в сторону и отдышаться, уступив место более достойным и еще не растратившим себя. Где ты увидел предательство, Симон?
Симон выругался и вышел, оставив откачнувшегося товарища Иоанну.
— Нервы, — извинительно сказал тот, провожая Симона взглядом.
— Это еще раз подтверждает мою правоту, — сказал Филипп. — Мы все устали от нашего бесконечного марафона. Нам всем надо подумать.
— Мария? — неожиданно догадался Иоанн.
Филипп покраснел, но выдержал его испытующий взгляд.
— Ты все понял правильно. Ты у нас самый умный, Иоанн. Ей — тридцать шесть, мне — уже сорок два. Еще немного — и любая наша попытка покажется смешной и ненужной. Мы устали от бессмысленного и бесполезного риска, Иоанн. Кто-то ведь должен понять и нас!
— Вас мне понять нетрудно, — задумчиво сказал Иоанн. — Но и ты должен понимать, что нас с каждым годом становится все меньше. Впрочем, я не стану тебя удерживать. Уходи! Уходи, если ты не можешь иначе. Свободу всегда завоевывают для кого-то. Мы будем ее завоевывать и для твоей семьи.
— Не надо, — сипло сказал Филипп. — На надо так, Иоанн. Ты не знаешь главного... Мария... она ждет ребенка. Только поэтому я и ухожу. Я уйду на время. Год... может быть, два... Надо же помочь ей встать на ноги. Потом я вернусь. Я вернусь, Иоанн, верь мне, я обязательно вернусь!
— Конечно. — Иоанн вздохнул, дернул кадыком, пытаясь сглотнуть вставший в горле ком. — Конечно, Филипп. Деньгами, к сожалению, мы вам помочь не сможем...
— Перестань! — Филипп крепко обнял товарища.
Больше они не увиделись.

Филипп и Мария были убиты легионерами близ Эммауса. Внимание солдат привлек короб за плечами мужчины. Два удара мечами решили дело. Убедившись, что в коробе лишь небогатые крестьянские пожитки, легионеры с гоготом развесили веши на ветвях колючего абрикоса и усадили под деревом бывшего апостола в обнимку с бывшей блудницей.
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Хвостатая звезда стояла в небе несколько дней, предвещая бедствия миру и смерть владыкам.
Приметы были зловещими.
В Риме ветвистая молния во время невиданной грозы ударила в памятник Друза, отца императора Клавдия, и все разноязыкое население огромной империи затаило дыхание в ожидании неминуемой беды.
В Египте заговорил один из молчавших столетия сфинксов. Купцы, принесшие эту весть римским гражданам, были встревожены и беспокойны.
Комета, возвестившая смерть великого цезаря, была видна не только в Риме, она мрачно светилась в ночном небе Малой Азии, мерцала над Египтом и Мавританией, над обеими Испаниями, над землями галлов, бриттов и варваров, над всей необозримой империей, ждущей решения трех богинь.
Приметы оказались верные.
На шестьдесят четвертом году жизни божественный Клавдий скончался. Отрава была подана в излюбленных императором белых грибах. Его верная Агриппина расчищала дорогу сыну. Клавдий умирал в муках: его рвало, на теле выступили алые пятна; император истекал потом, кричал от боли, а в минуты облегчения глухо стонал. Что ж, он был не первым монархом, который своей смертью освобождал престол для своего родственника.
Новым принцепсом стал сын отравленного императора — Нерон. К началу его царствования христиане имели свои опорные пункты, называемые церквями, в семи городах Малой Азии. Церкви располагались в Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардах, Филадельфии, Лаодикие и по замыслу апостолов должны были в ходе восстания преградить путь легионам, идущим из Рима.
Но время восстания еще не пришло.
Оставшиеся верными Делу проводили время в разъездах. Пыль дорог диаспоры лежала на одеждах апостолов. Иоанн похудел и потемнел от усталости.
Смирна. Пергам. Фиатира.
Сарды. Пергам. Филадельфия.
Лаодикия. Эфес. Смирна.
Менялись города. Сменялись человеческие лица. Неизменным оставалось одно — служение Делу.
Более всего Иоанн был уверен в филадельфийской церкви. Здесь собрались серьезные и думающие люди, отвергающие истерические и оттого провокационные лозунги фанатов.
Но именно в Филадельфии Иоанна ожидал новый удар.

Левий Матвей...
Бывший мытарь, оставивший свое поганое ремесло и последовавший за Учителем; человек, боготворивший Учителя и открыто сравнивавший его с Моисеем, записывавший каждое слово Учителя и создавший наиболее правдивое и оттого самое мифологическое повествование о нем.
Левий Матвей...
— Не сердись, — мягко сказал бывший мытарь. — Для достижения цели необходима вера. Наше дело напоминает мне бесплодную смоковницу, на ней нет ничего, кроме листьев, и не будет плодов вовек.
— Помнишь, что говорил Учитель? — спросил Иоанн. — Цели достигнет уверовавший. Дело уже в нас самих, мы неотделимы от него. Много званых, но мало избранных.
— Римские легионы сомнут нас, — угрюмо сказал Левий. — Сила есть у денег, сила есть у власти. Что может противопоставить быку горстка слепней?
— Вспомни! «Восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все это — начало болезней. Тогда же будут предавать вас на мучения и убивать вас, и будете вы ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих...» Ты помнишь, что говорил он тогда? Сомнение — это то же предательство, только названо оно более благозвучным и более пристойным словом.
В глазах у того была пустота равнодушия. Так бывает, что самые горячие слова не затрагивают человеческой души и оставляют ее холодной.
— Надоело, — сказал Левий Матвей. — Надоело мне все. Уговаривать, воевать и снова уговаривать кого-то идти на смерть... Лучше быть живым мытарем, чем мертвым героем!
— Надо лишь выждать немного, — сказал Иоанн. — Этот сосунок восстановит против себя даже друзей. Свобода будет провозглашена на развалинах проклятой империи!
Левий Матвей покачал головой.
— Пустое, Иоанн. Это всего лишь слова. В общине зелотов близ Саккама они распяли на столбах более двух тысяч человек. И большую часть распяли стремглав! Я шел по дороге и слышал стоны людей, но ничем не мог помочь умирающим. Что толку в мечтах о свободе, если эти мечты захлебываются в крови невинных?
— Уходи, — сказал Кифа непримиримо. — Сомневающийся в успехе дела неизбежно обречет его на провал. Уходи, но оставь Варнаву. Через него идет связь с Савлом.
— Савл! — Левий хмуро улыбнулся. — Римский гражданин, добивающийся всеобщего равенства... Многое ли может один человек?
— Он — наши глаза и уши. Пустыня покорно ложится под ноги тем, кто знает конечную цель путешествия.
— Ты собираешься отправить Савла в Рим? — Брови Левия Матвея удивленно приподнялись. — Это же смертельно опасно!
— Наверное. Но без этого не обойтись. Надо знать, что происходит в Тарсе, Тианах, Ниссе, Гордии, Антиохии. Потом он отправится по нашим церквям на побережье, пройдет Грецию, побывает в Риме, потому что этого требует дело. Савл сможет!
— Он — решительный человек, — согласился Левий. — Но когда-нибудь вы его погубите.
— Тот, кто не щадит себя, может требовать беспощадности к себе от другого, — сказал Кифа. — Ты уходишь или остаешься?
— Ухожу, — упрямо сказал Левий Матвей. — Я выхожу из игры, в которой нет надежды на счастливый конец.
— Собираешься вернуться к сборам податей? — усмехнулся Иоанн.
Бывший мытарь пожал плечами.
— Не думаю. Раз оступившись, не обязательно валяться в грязи всю оставшуюся жизнь.

* * *
Через год его зароют в землю живым.
Никто никогда не узнает, что вспомнил бывший мытарь, когда на него обрушились груды земли, забивая глаза и уши. Любопытные смотрели, как судорожно бьется по краю ямы сухая морщинистая рука. Других спасал? Теперь спаси себя самого!
Был он пятым, усевшимся рядом с Учителем. Человеческие мифы живучи и реалистичны; можно представить себе, как появился он, пахнущий землей и тленом плоти; чернолицый Иуда, дергая поврежденной кривой шеей, протянул ему руку и сказал: «Садись, ты опять среди нас, Левий. Отчего тебе так одиноко?»
Тьма и пустота были в душе Левия Матвея. Тьма и пустота были вокруг него.
Тьма и пустота.

8

Нерон обвинил христиан в поджоге Рима.
Многие христиане были убиты. Оставшиеся в живых ушли по дороге, вдоль которой на столбах умирали менее удачливые братья.
Кровь обильно поливала землю великой империи. Нет раба, который не мечтает о свободе; жестокость господина толкает раба на немедленное мщение.
Нерон развлекался. Он устраивал юношеские игры и гладиаторские бои, цирковые скачки и представления. Считая себя гениальным актером, Нерон принимал участие во всех состязаниях, он даже приказывал занести свое имя в списки состязающихся кифаредов.
Однажды после представления, во время которого изображавший Икара актер упал рядом с ложей императора и забрызгал Нерона кровью, в императоре проснулась маниакальная страсть к убийству. Был отравлен Британник, умерщвлена мать императора, расчистившая сыну путь к трону убийством его отца, было дано слабительное тетке, которая обожала племянника. Тетка так и не увидела, как бреет впервые щеки божественный принцепс. Был убит Аттик Вестин, вся вина которого заключалась в том, что он имел слишком красивую жену. Впрочем, и она была казнена чуть позже. Нерон начал походить на зверя. Он вызвал из Египта обжору, умевшего есть сырое мясо, и дал ему растерзать и сожрать на глазах у замерших от ужаса, римлян живых людей. Сам император радостно смеялся, наблюдая за людоедом! Жестами и криками он подзадоривал жестокого палача.
Шел шестьдесят шестой год со дня рождения Учителя. В провинциях Римской империи полыхали костры мятежей. Была потеряна и с большим трудом получена назад Британия. В горах Армении Цезиний Пет, возглавлявший в то время римские войска, был окружен парфянами, сдался им на унизительных условиях и был вынужден покинуть цветущий край, пройдя с опозоренными легионами под ярмом.
На полуостров пришла страшная гостья — чума. Она свирепствовала всю осень и внесла в погребальные списки храма Венеры более тридцати тысяч человек.
Дельфийским оракулом Нерону было сказано бояться семьдесят третьего года. До этой почтенной даты императору было далеко, и он продолжал развлекаться, насилуя весталок и отдаваясь крутобедрым любовникам. Но времени для подобных развлечений у него оставалось все меньше и меньше. К семьдесят третьему году своей жизни приблизился Гальба, получивший в управление испанские провинции.
Гальба был стар, но годы не уменьшили его честолюбия.
Проклятый и священный год подходил к своему концу.

Империю раздирали внутренние противоречия. В самое неподходящее время Нерон возжелал лавров великого актера и отправился в Грецию. В этой поездке императора сопровождал вернувшийся из Африки Веспасиан. Он был воином и мало ценил искусства. Взбешенный каким-то его замечанием Нерон запретил полководцу следовать за собой. Это был опрометчивый поступок и недобрый знак! Веспасиан удалился в тревоге и волнениях. Консул, бывший легатом в Германии, дравшийся с аборигенами Британии, покоривший остров Вектис, заслуживший за свои победы триумфальные украшения и два жреческих сана, боялся за свою жизнь. Он знал злонравную злопамятность своего императора.
Веспасиан был на краю гибели, и он бы погиб, но в это время в Иудее вспыхнуло антиримское восстание. Огненные языки пожара, прокатившиеся по империи, достигли Малой Азии.
Бунт!
Иоанн помолодел в эти дни. Вот она — черта, за которой их всех ожидало ликование победы или забвение смерти! Оставшиеся верными делу не знали сна и отдыха, посещая восставшие города и общины.
Бунт! Пожары полыхали в городах и в селениях. Вырезались ожиревшие от безделья римские оккупационные легионы. Лилась кровь правых и виноватых. Вслед за смертью шло избавление. Казалось, еще немного — и будет достигнута долгожданная свобода. Немного! Совсем чуть-чуть! Одно усилие, которое могло показаться незаметным!
Но упоение боевыми успехами прошло быстро. Пришло время горького отрезвления, и восставшие с ужасом увидели закопченные города и выгоревшие поселки. Постепенно становилось ясным, что поражения опять не избежать.

Из Рима пришло тревожное сообщение. Веспасиан был отозван из своей ссылки и вместе с сыном возглавил римские легионы, идущие в Иудею. Триремы и квинтиремы несли к палестинским берегам беспощадных и умелых мстителей. Веспасиан обещал императору утопить бунтовщиков в реке из их собственной крови. Иордан в эти дни повернул течение свое вспять и шел в обратную сторону пять дней и ночей.
Страшное знамение!
Иософан, проповедник из Пеллы, возвещал горы трупов и торжество зверя, сокрытого числом шестьсот шестьдесят шесть. Проповеди его вызывали панику среди людей, и Кифа направил в Пеллу своего брата Андрея, чтобы тот договорился с проповедником, а если это окажется невозможным — заткнул навсегда ему рот. Андрей, чудом избежавший распятия в Патрах, где вместо него был повешен его товарищ, выполнил приказ своего брата. Проповедник замолчал, но Андрей вернулся домой с ножевым ранением в грудь. Что ж, возможно, проповедник был сильным и мужественным человеком и при других обстоятельствах не заслуживал смерти. Но времени на раздумья и принятие неторопливых решений уже не оставалось.
В доме у Змеиного пруда, близ дороги на Вифлеем и Газу, Андрей метался в предсмертном бреду. Лицо его покрывала багровая сыпь, и Андрей уже никого не узнавал, призывая к себе Учителя. Даже в смерти своей он любил Иисуса, ради которого он прошел тысячи километров в поисках возможных союзников и даже побывал в таинственных и загадочных землях славян. Верный Учителю всю жизнь, Андрей оставался верен ему и в смерти.
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Симон был хмур. Серым неподвижным лицом он оправдывал свое прозвище. Второй день он сидел в изголовье умирающего брата. Рана на груди Андрея была ужасна, и Иоанн торопливо отвел взгляд, чтобы не видеть чернеющей и уже гноящейся плоти. В доме стоял сладковатый запах тлена — предвестник близящейся смерти. Чтобы забить этот запах, Симон приказал посыпать пол в комнате душистыми травами.
Гудела земля.
Два легиона, восемь отрядов конницы и десять когорт вел в Иудею Веспасиан. В домике у Змеиного пруда уходил по одному ему видимой дороге один из первых учеников Иисуса, воспринявший истины справедливости как выстраданные душой в голодные годы юности и не отступивший от них в трудное время гонений и зла, проливший за эти истины чужую кровь и не пожалевший во имя их торжества жизни собственной.
Симон поднял на Иоанна утомленные глаза с белками, испещренными кровавой сеточкой лопнувших капилляров. Темные круги под глазами говорили о постоянном и долгом недосыпании.
— Что нового?
— Плохо. — Иоанн сел, положив меч на колени. — Они уж близко. Веспасиан расположил к себе другие провинции. Мы остаемся наедине с хищником, который не знает пощады!
— Где Хананей?
— В Мосаде. Это наиболее укрепленная крепость, и она господствует над Мертвым морем. Варфоломей организует снабжение крепости продовольствием. Это наше последнее прибежище в случае поражения.
— За этим дело не станет, — хмуро сказал Симон. — Проклятая грызня! Мы грыземся между собой и потому терпим поражение за поражением. Есть ли новости от Иакова?
На мгновение душу резанула забытая уже было боль.
— Его община разгромлена. Иаков схвачен солдатами Ирода Агриппы и доставлен к царю. Говорят, что ему готовят казнь, которая будет устрашением всем, кто еще не сложил оружия.
Симон встал.
Был он высок, худ и жилист.
Этот человек был тверд в убеждениях; видя перед собой цель, он не умел изменять ей; выбрав путь, он не умел петлять и сворачивать; он был постоянен в своей любви и в своей ненависти; он был звездой, которая никогда не упадет с небесного свода. Лишь однажды Иоанн видел Симона испугавшимся — в ночь, когда арестовали Учителя. Этого своего испуга Симон стыдился всю оставшуюся жизнь.
— Плохо, — сказал Симон. — Мы несем потери, и эти потери невосполнимы. А все потому, что мы не можем достичь согласия между евреями! Но ведь именно в единстве была последняя надежда. Проклятый мир! — неожиданно взорвался он. — Каждый продает мир ради собственного благополучия!
Андрей застонал.
Симон дал ему напиться из пифоса. Андрей с трудом глотал холодную родниковую воду, лицо его было бледно и искажено страданиями. На короткое время он вновь пришел в себя.
— Иоанн? — Он устало прикрыл глаза. — Пришел попрощаться?
Иоанн промолчал.
— Не тревожься, — неожиданно мягко сказал Симон, поправляя подушку под головой брата.
— Рана уже не болит, — сказал тихо Андрей. — Значит, уже скоро... Не грусти, Симон! Ты же не считаешь, что мы напрасно ввязались в эту драку и было бы лучше, останься мы рыбачить и далее?
Симон наклонился, заглядывая брату в глаза.
— Нет, — сказал он, — я так не считаю.
— Значит, все правильно, — криво усмехнулся Андрей, не открывая глаз. — Нам не о чем жалеть. Было бы тоскливо, останься мы рыбачить на море и не попади в доставшуюся по судьбе круговерть. Это была хорошая жизнь, верно, Симон?
Симон сглотнул комок, царапающий ему горло, наклонился, касаясь губами лихорадочно горящей щеки брата.
— Да, — сказал он. — Это была хорошая жизнь.
Андрей открыл глаза и посмотрел на Иоанна.
— Прощай, — сказал он. — Мы скоро увидимся, я знаю. Нас не оставят в покое.
Он закрыл глаза, поворачиваясь лицом к стене.
— Он скоро умрет, — едва шевеля губами, прошептал Симон. — А я отправлюсь в Рим. Ты же знаешь, что, пока он жив, я не могу уехать.
— Сейчас ты нужен здесь, — сказал Иоанн.
— Я поеду в Рим, — упрямо повторил Кифа. — Скажи Гамалиелю, он хорошо знает Савла. Пусть собирается в дорогу.
— Что ты задумал?
— Легионеры Веспасиана передушат нас, как волки душат ягнят, — сказал Симон. — Мы не в силах с ними бороться в открытую. Я попробую организовать волнения в Риме. Кто захочет тушить пожар у соседа, когда полыхает собственный дом?
Иоанн покачал головой.
— Под силу ли это будет Савлу? — усомнился он. — Вряд ли у него для этого достанет сил. Это проигрышное дело, Симон!
— Если я не поеду, — сказал Симон, — мы проиграем наверняка. Сейчас не надо быть ловцом, сейчас надо драться плечом к плечу с теми, кто тебе поверил. Найди Гамалиеля, Иоанн!
— Я найду Гамалиеля, — покорно согласился Иоанн. — Но не совершаешь ли ты ошибки? Ты хочешь отдать римским мечам случайно уцелевших?
— Пустое, — после недолгого раздумья сказал Симон. — Если я не поеду, распятия будут стоять у иерусалимских стен, факелы из живых иудеев будут освещать дороги, ведущие к ним, а собаки будут терзать людей на развалинах наших домов. Я поеду. Зови Гамалиеля!
Через несколько месяцев после смерти Андрея выяснилось, что рассчитывать не на что. Восстание провалилось, и тысячи в Риме и его окрестностях пошли на кресты. Савлу как римскому гражданину была оказана милость — ему просто отрубили голову. Симон и Гамалиель были схвачены в казармах рабов и как подстрекатели к бунту были казнены согласно обычаям. Их распяли на крестах «стремглав», то есть вниз головой.
А еще через три недели легионы Веспасиана уже громили тех, кто опозорил наместника Сирии, отобрав у него орлов.
Лама, лама! Лама самахвани!
У живых оставался один путь к спасению — бегство.
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Иоанн изнемогал от вынужденного безделья.
Под влиянием этого он нарушил свой зарок — не браться за письменные принадлежности. Перечитывая написанное, он с тоской замечал, что в заметках его вымысла больше, чем жизненной правды; вместо живых людей, знавших нищету и голод, любивших и ненавидевших, прошедших через унижения, он рисовал портреты умных и холодных рассудком людей, какими его товарищи никогда не были.
Он начал все заново.
Вышло еще хуже. Теперь у него получались жалкие бродяги, идущие пыльными дорогами Иудеи, Самарии и Галилеи. Вызывающие жалость изгои. Но его друзья и товарищи не были такими никогда.
Он снова уничтожил рукопись, мучаясь и тоскуя от неудовлетворенности собой и своими способностями. Не хватало красок, чтобы описать мир и прожитую в этом мире жизнь.
— Не мучайся, — посоветовал заезжий грек, бесцельно путешествующий по Средиземноморью. — Люди устают от собственных невзгод, и им не слишком хочется знать о чужих невзгодах. Пиши о героях! Люди хотят читать о сильном человеке, только потому они постоянно обращаются к Гомеру.
О героях?
Иоанн вспомнил дорогу на Эммаус после взятия Иерусалима сыном будущего цезаря Титом. По обеим сторонам дороги стояли кресты. Распятые на крестах люди потухшими глазами безразлично смотрели на прохожих. Телами они были еще живы, эти люди, но души их уже были мертвы. Боль осязаемо висела над дорогой, а стоны и проклятия умирающих бутили в прохожих нс жалость к ним и не ненависть к безжалостным победителям — страх поселялся в сердцах путников, когда они встречались взглядами с распятыми у дороги.
Героями или жертвами были распятые?
Иоанн мучился, пока не понял, что душа его требует не описания когда-то случившегося, она требовала мира, в котором нет места победителям и побежденным.
Ненависть бушевала в его душе, ненависть, порожденная смертями, страданиями, унижениями, случившимися на его пути.
Веспасиан осадил крепость Иотапата, а его сын Тит взял Иерусалим в день рождения своей дочери и шел на Тарихею и Гамалу. Уцелевшие зелоты, среди которых был неукротимый Симон и оставшиеся с ним в эти трудные дни Иуда Фаддей и Варфоломей, укрылись в крепости Мосада, куда заботливо было перевезено продовольствие и семьи. Крепость господствовала над местностью, и засевшим в ней зелотам еще предстояло выдержать долгую и кровавую осаду, сопротивляясь римлянам более трех лет, и умереть вместе с семьями — но свободными!
Героями были ли осажденные в крепости?
Пиши о героях!
Сто сорок четыре тысячи израильтянин, по двадцать тысяч на каждое колено Израилево, ждали мстителя, держащего в деснице своей семь звезд, семь церквей, семь защитниц.
Горе тебе, город Блуда! Горе тебе, новый Вавилон!
«И за то в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что будет силен судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожара ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, горой крепкий! ибо в один час пришел суд твои».
Иоанн явственно увидел тех, кому предстояло разрушить смрадный город греха. Четыре всадника, возглашающих: Иди и смотри! — стояли над городом.
Имя всаднику на белом коне была Победа, и в одеяниях он был белых и непорочных, словно крестивший в реке.
Всаднику на рыжем коне имя было — Война, и одеяние его пламенело огнем очищающим, и ликом всадник был схож с непобедимым Давидом.
Всадник на черном коне был — Голод. Лошадь его была костлява и стояла на тонких ногах, и качало порывами копотного ветра самого всадника. Бесплодная земля простиралась за ним, и небеса, которые никогда не осыплются дождем или градом, светились над ним.
А над ними стоял конь бледный, и восседал на нем костлявый всадник с пергаментной кожей и пустыми глазницами и скалился белыми зубами под дыркой на месте носа. Имя всаднику была Смерть, и за ним следовал Аид.
Рушился Рим, и гибла проклятая Римская империя, и ветры времени заметали ее следы, заносили города и селения, реки и колодцы, рукотворные и нерукотворные следы многолетнего владычества жестокости.
Горела звезда Полынь, и горькими были воды. За каждого убитого иудея, галилеянина или самаритянина положено было тысячу трижды. Иоанн писал, обжигая дубленую овечью кожу ненавистью и жаждой смерти тем, кто убил его друзей и товарищей, кто вылил на многострадальную землю чашу скорби.
«Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым».
Кровь и смерть.
В них Иоанн видел очищение, дарующее свободу.
Кровь и смерть.
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Скала отбрасывала тень на изумрудно-зеленую воду. Солнце стояло еще высоко, но на душе Иоанна был вечер.
— И они не сдались, — утвердительно сказал он.
Варнава качнул головой.
— Ни у кого даже мысли не возникло. Они предпочли умереть свободными.
— Три года... — задумчиво сказал Иоанн. — Но ты уверен, что все они действительно погибли в Мосаде?
— Да, — жестко сказал Варнава. — Те, кто остался жив, были распяты или отданы на растерзание зверям.
Один!
Последний ученик распятого Учителя. Последний из двенадцати. Последний! Иоанн зажмурился.
— Как остался в живых ты? — спросил он Варнаву.
— Меня спасла Иоанна, жена Хузы, — сказал Варнава. — Помнишь Хузу?
— Да, — более по обязанности, чем из желания поддерживать разговор сказал Иоанн.
Один!
Отчаяние снова ожило в его, казалось бы, давно омертвевшей душе.
Один.

Равнодушные волны омывали каменистый берег. Пронзительно кричали чайки, делая одиночество еще более острым. Где-то далеко, в глубине острова, блеяли чьи-то овцы. Все было обыденно, словно бы ничего не произошло, если бы не перегни, которые принес Варнава.
Никого не осталось в живых. Никого. И никто не отомстил за убитых.
Не рухнул Сион.
Не обрушилось небо на постройки иерусалимские.
Римские легионеры, громыхая пыльными кнемидами, шли дорогами Малой Азии, оставляя за собой распятия, смерть и пожары. Что ж! Народ, распявший собственного сына, не мог рассчитывать на более счастливую и удачливую судьбу.
Настало время легенд, и прошло время подвигов.
— Что ты собираешься делать? — спросил Иоанн и неожиданно подумал, что этот вопрос прежде всего он должен задать себе.
Ессей задумчиво смотрел в море. От Варнавы исходила незримая сила, заставляющая уважать этого изломанного жизнью человека, сквозь измятую душу которого продолжали пробиваться ростки веры в их дело. Уважать и надеяться на него.
— Еще ничего не кончено, — спокойно сказал Варнава. — Мы потерпели поражение, это верно. Но еще есть время, и надо начинать все сначала.
— Сначала? — Иоанн горько усмехнулся, развязал мешок и достал из него одиннадцать различных по камню перстней. Одиннадцать тайных знаков, теперь потерявших всякий смысл
Он взял один из перстней и долго разглядывай его, потом разжал пальцы, и перстень с ясписом полетел в воду, оставляя на ее поверхности расходящиеся круги. За ним полетел другой — с бездонным сапфиром, — и это были плечистый упрямый Симон, которого Учитель назвал камнем, и рыжебородый, улыбающийся и не похожий на брата Андрей.
Всплеск! Всплеск! Два всплеска, похожих на всхлипы расслабившейся души.
Всплеск! И вместе с перстнем, в котором светился алый сардоникс, канула в воду память о Филиппе и его несчастной трагической любви.
Крути разбегались по воде. Равнодушные, быстро тающие крути.
Всплеск!
Вместе с перстнем, где синел берилл, пошел на дно недоверчивый и ершистый Фома.
Всплеск!
Блеснул на мгновение на солнце, словно маленькая рыбка, и исчез в глубине перстень с сердоликом — последняя память о расчлененном ножом мясника Варфоломее.
Всплеск!
Исчез в море перстень с хризолитом, исчез бесследно, как не стало на земле расчетливого и склонного к анализу Левия Матвея. Бывший мытарь, вода взяла свой последний налог!
Всплеск!
И не осталось на земле ничего от Иуды Фаддея. Ничего, кроме памяти ветра и пустоты.
Всплеск!
Утонула в море память о прощенном Небесами Матфее. Прощай! Люди смертны, вечны лишь моря и омывающий сушу бесконечный океан.
Иоанн застыл, разглядывая перстень с халцедоном — все, что осталось от брата. Этот перстень принес Иоанну палач, казнивший Иакова по приказу Агриппы. Прощай, брат! Прощай! Мы встретимся на небесах!
Всплеск!

Некоторое время Иоанн сидел неподвижно, словно вспоминая, не забыл ли он чего, не упустил ли случайно из виду? Да...
Он с трудом стянул с пальца перстень с зеленым смарагдом, некоторое время с печальной улыбкой разглядывал его. Всплеск! И с канувшим в море перстнем не осталось ничего от Учителя, кроме его звучащих в душе слов и всепонимающей ироничной улыбки бледных губ.
Все!
Долги были оплачены, но не были сведены последние счета.
Иоанн посмотрел на вершину скалы и неожиданно увидел их всех. Учитель сидел в окружении своих учеников. Их было значительно больше двенадцати. Йегошуа поймал взгляд Иоанна и улыбнулся ему, словно говоря тем самым: я понимаю, что ты устал, но пойми и ты — дело, ради которого мы собрались когда-то, куда больше нас. Оно больше нашего благополучия и важнее жизни любого из нас. Стряхни усталость, друг, и не ищи покоя — он впереди, ведь каждого из нас ожидает вечность.
Иоанн повернулся к морю. У горизонта черной полоской проглядывала суша. Там, куда он смотрел, гудела земля от конского топота, с лязганьем скрещивались мечи, катапульты с грохотом швыряли свои снаряды в ворота осажденных крепостей, там стонали раненые, кричали безутешные в горе женщины и умирали от недоедания дети.
Горестный мир, в который ему предстояло возвратиться.
Возвратиться одному.
Одному?
Он снова взглянул на скалу. На камне сидел терпеливый хмурый Варнава. Поймав устремленный на него взгляд, Варнава скупо улыбнулся и встал рядом с Иоанном. Иоанн ощутил его жесткое плечо.
— Что ж, — сказал последний из двенадцати. — Даже проигранное сражение оплачено кровью врагов. Побежденным ли бояться смерти?
Он огляделся.
День был в самом разгаре, и надвигающиеся с востока облака нс обещали непогоды
— Идем, брат, — сказал Иоанн. — Все еще впереди. Мы еще успеем до наступления тьмы оказаться на своем берегу!
Уходят слабые, уходят потерявшие веру, уходят те, для кого жизненное благополучие важнее всего. Остаются мертвые — им больше некуда бежать. Остаются сильные, что никогда не растеряют веры в победу Добра. Они остаются даже тогда, когда на победу нет ни малейшей надежды.
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МЕТАФОРЫ ВОЗМОЖНОГО И НЕВОЗМОЖНОГО
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И третья из метафор — это сон, что снился правоверному и персу под скрытыми порталами Востока или в саду, теперь истлевшем в прах, и продолжает сниться всем живущим пока не грянет их последний день.
Х.Л. Борхес




НАЗОВЕМ ЕГО БОГОМ

Существует фактор, который превращает случай в правило, делает невозможным реальное и реальное невозможным, порою производя то, что мы называем чудом.
Если верить астрономам и космогонистам, изучающим Звездный мир и происходящие в нем процессы, то появление планет вокруг звезд случайно. Еще более случайно образование в неорганическом мире структур органического происхождения. Научные теории на этот счет крайне неубедительны. Ничтожно мала и до сих пор не познана людьми цепочка, которая привела структуры мертвого мира к образованию жизни. По замечанию Чандра Викрамасингхе из Шри-Ланки, одного из ведущих специалистов в области астрофизики и теории случайности, случайность возникновения жизни столь же вероятна, как то, что смерч, налетевший на мусорную свалку, собрал из находящегося там мусора современный «Боинг». Если учесть, что каждый ген молекулы ДНК, как уже доказано учеными, не только получает информацию извне, но и передает свою собственную информацию еще неизвестному участку пространства, отвечающему за контроль в изменениях организма, то становится неизбежной обусловленность и предопределенность эволюции мира мертвых минералов к органике и далее к зарождению жизни и развитию Разума. И обусловлено это пока еще нс познанным фактором.
Что же мы знаем о факторе, который вмешивается в эволюцию мира, и не является ли разумная жизнь неизбежным конечным результатом этого вмешательства?
Представим себе, что вокруг нас информационная среда, которая формирует и изменяет мир в соответствии с заложенной в ней самой программой, или, если ее назвать иначе, — смысловой нагрузкой. Информационная среда в свою очередь формируется за счет конечного развития Мира, созданного под воздействием этой же самой информационной среды. Тогда понятно, что любая частица Разума как крайне необходимая для дальнейшего развития Вселенной является бессмертной и после гибели питателя вливается в информационную среду, творчески развивая и усиливая ее. В таком случае человек смертен, бессмертна его космогонистическая функция, формирующая планетную информационную среду, которая в свою очередь является питателем звездной информационной среды — и далее по восходящей.
В этом случае появление среди живущих людей гениев можно представить себе результатом пробоя между планетной информационной средой и биологической единицей; гениальность в процессе физического развития и духовного воспитания столь же невозможна, как и возникающая из праха роза Парацельса.
Считая неизвестный фактор, обусловливающий рождение Мира и его развитие, информационной средой определенною уровня, мы неизбежно приходим к выводу, что первоосновой — хотя и не в том смысле, которое мы вкладываем в это филологическое понятие, — было Слово.
Итак, слово произнесено.
Не столь уж и важно, кем произнесено или изображено Слово. Оно — Творец сущего само по себе и в свою очередь является творением порожденного им Разума. Совершенствуя мир, совершенствуется и его информационная суть.
Если вам нравятся лингвистические упражнения или просто для того, чтобы обозначить понятия, назовем эту суть Богом.

ЧЕЛОВЕК ВО МЛАДЕНЧЕСТВЕ

Богов создает человеческая вера в них. Чем больше в жизни неустройств, тем больше хочется надеяться на существование Создателя, способного вознаградить тебя за испытанные в жизни лишения. В человеке живет страх перед смертью. Ужасно представить себе, что впереди та стена, за которой не будет ничего, кроме тлена земли и ослепляющей тебя тьмы.
Но боги мстительны и себялюбивы. Рождаясь, они меньше всего думают о своих создателях и требуют от них поклонения и жертв.
Поклонение богам неизбежно, как ход звезд в небе, и — опасно.
Любая вера — неистребимое и обязательное зло, ибо оно ограничивает человека в видении мира и руководит его поступками.
Христианство отрицает все, что противоречит существованию созданного им Бога. Марксизм-ленинизм выхолащивает весь духовный мир, сводя все к обязательности и неизбежности классовой борьбы, и делает это в светлых целях торжества бесклассового будущего, которое на поверку неожиданно окатывается убожеством, в котором правит посредственность. Любая вера всегда вырубала самые светлые и сильные ростки человеческого духа. Выступая в интересах своих религий, человек противоречит интересам всех других; верующий выступает противником всех иных вер, и нет ничего опаснее человека, выступающего с позиций догматического поклонения своему Богу.
Марксизм-ленинизм, созданный как философско-политическое учение, овладел умами миллионов и привел к созданию гигантского государства, воплощавшего теорию в практику жизни. Без сомнения, надо назвать марксизм-ленинизм одной из религий XX века, имевшей своих ересиологов и догматиков. Возможно, что истина крылась посередине. Победили же догматики. Мы при жизни, как и христиане, получили Учителя, растолковывающего нам постулаты веры, а дальше произошло неизбежное — поклонение догме стало непреодолимым барьером перед всем новым, что могло бы обогатить учение, но не вписывалось в установленные им догмы. Вначале догматики от учения начали утверждать истины, казавшиеся им незыблемыми, затем отрицать все, что противоречило их Учению, затем сократили само Учение до прописных истин, выхолостив из него живое содержание, сделали обучение Учению бездарно поверхностным, выпуская цитатники, содержание которых можно было использовать как кубики — куда цитату ни воткни, она будет правильной, и далее все свелось к маразматическим старым вождям, оторванным от остальных людей и никогда не раскрывавшим ни Маркса, ни Ленина, но с религиозным фанатизмом утверждавшим их единственность и уникальность для всей Вселенной и не сознающим, что Учению, как человеку, нужен глоток свежего воздуха, что мир развивается не догмами, а отклонениями от них, и истина — это тоска по ненайденному, потому что именно в неустанных поисках живет Природа. Вера в вечное развитие — вот Религия, которая достойна человека, достойна хотя бы тем, что в ней отсутствует Бог, и следовательно, она лишена возможных и неизбежных для остальных Религий запретов.
В самом деле — стоит ли придумывать и плодить богов, если уже существует развивающийся и медленно осознающий свое космическое могущество Человек?

АД ВООБРАЖЕНИЯ

Если ересиархи не лгут, то Ад живет в нас.
Мы даже не подозреваем о его существовании, пока тонкая перегородка отделяет душу от обиталища страданий. Собственно, обиталищем страданий является сама человеческая душа, Ад — это зеркало, в котором мы отражаемся в виде совести.
Разумеется, что отражение, являющееся Адом, совсем не похоже на населенный рогатыми и хвостатыми чудовищами мир, в котором безуспешно макают в серу и смолу лишенные плоти души, а в свободное время отправляются скупать души грешников — то, чему в зазеркальном мире, если он обладает хоть какими-то реальными чертами, нет никакого применения. Воображаемый Ад совсем не похож на Ад Воображения, как не похож освоенный лесорубами участок на девственную чащу, еще не знавшую топора. Ад Воображения не приемлет демонов и нечисти разного рода, он сам их создает. Если в Воображаемом Аду нечисть играет самоценную роль, выступая той объективной реальностью, которая обеспечивает своим существованием муки грешных душ, то в Аду Воображения она является не обязательным порождением фантазии грешной души, и чем ярче фантазии, тем реальнее и мучительнее претерпеваемые душой страдания. Впрочем, Ад Воображения способен причинить душе муки, не ставя их в следствие действий нечистой силы. То, что необходимо Воображаемому Аду, совсем не обязательная реалия для Ада Воображения.
Часто еще при жизни мы обретаем Ад, и горечь его обретения исчезает лишь с освобождением души, в которой этот Ад живет.
Говоря иначе, Воображаемый Ад Данте Алигьери есть Ад Воображения, но лишь для самого Данте. Для нас, остальных, это лишь иллюстрация его богатого воображения. которая способна, пожалуй, лишь испугать нас, но не ввергнуть в муки. Адское пламя обжигает лишь душу самого Данте, остальным оно высвещает очередной Воображаемый Ад.
Он ужасен, но не опасен.
Для всех, кроме Данте.
Существа из Зазеркалья стучатся в каждую единичную душу. Закрыв глаза, попробуйте на ощупь своего воображения определить толщину барьера, отделяющего ваш разум от собственного Ада, называемого иначе зеркалом совести.
Истинный Ад всегда создан совестливыми людьми.
Отсюда следует логичный вывод, который пугает своей безнадежностью.
Ад ужасен, но не опасен.
Для всех, кроме обладающего совестью Человека.
И в этом случае теряется весь смысл придуманных святошами адских мук. Может ли испугать придуманный Ад того, кто действительно носит его в своей обнаженной душе?

НА БЕРЕГУ АХЕРОНА

Ад не столь уж и населен.
Гораздо больше умерших осталось по эту сторону Ахерона. Простые люди, не отягощенные славой героев или презрением и позором, испытываемыми преступниками, не попадают ни в Рай, ни в Ад. Души обывателей, ровно и спокойно проживших свою жизнь, не попадают в ладью Харона. Они не праведники, их дела слишком мелки, чтобы Господь их заметил и принял в небесную юдоль; вместе с тем они не сотворили ничего из того, что явилось бы нарушением небесных заповедей и сделало бы их достойными принять муки Адских Кругов. На берегу Ахерона они живут вечной жизнью, если можно назвать жизнью потустороннее существование, и жизнь эта ничем не отличается от ранее прожитой. Мимо них к пристани, где стоит ладья Харона, идут заслужившие Ад грешные души.
Вечное существование неправедных безгрешных похожа на огонь светлячка, который никого не греет, кроме самого светлячка.
 
Их память на Земле невоскресима: 
от них и суд и милость отошли. 
Они не стоят слов: взгляни и мимо...{30}


Грешные души проходят, не удостаивая их взглядом, не задерживается на них взгляд Господа нашего, и не помним мы о них. Их не поднимут трубы, возвещающие Судный День. Им нечего делать подле престола Бога, когда тот призовет живых и умерших и станет отделять зерна от плевел.
Их не за что миловать и прощать.
Их не за что казнить
Вечные тени, похожие на серебряные рыбины в черной пустоте омута.
Какими глазами они проводят нас, когда будут сорваны Печати?
И что в таком случае человеческая душа?

О ЯЗЫКЕ БОГА

Музыка всегда создана для души.
Иногда нужна светлая грустная нота, чтобы понять этот мир и осознать свое место в нем или просто, прижавшись щекой к холодному стеклу, смотреть, как гаснут звезды и просыпается мир.
И тогда в мелодии живет тоска и твое одиночество.
А бывает так, что тебя захватывает жажда деятельности и душа требует чего-то бравурного, рвущегося ритмами и сумасшедшими переходами, и ты, вслушиваясь во внезапно рванувшуюся с небес мелодию, чувствуешь, как лихорадочно тороплив мир вокруг, как нетерпеливы окружающие тебя люди, и хочется жить, хочется стремительно бежать навстречу ожидающему тебя завтра или ломать тело, подчиняя его живущему в тебе ритму.
И тогда в мелодии живет яростный и торопливый стук твоего сердца, пульсация твоей крови и светлая солнечная чистота дня.
Иногда приходит время любви, и музыка звучит для двоих, а не только для тебя одного. Она вкрадчива, как выгибающаяся на диване кошка, как прижавшиеся тесно тела, как трущиеся друг о друга в сумасшедших ласках души, она касается тебя, как касается рука любимого человека, и от этих прикосновений ты чувствуешь себя близнецом однажды подаренного тебе поцелуя.
И в мелодии дрожит тонкая, не заметная глазу и ощущаемая лишь душой нить, что соединяет влюбленных.
 Ходят кони над рекою...{31}



А бывает, что в мире царит тишина. Тишина никогда не бывает абсолютной: в ней присутствует шорох трав и журчание родников, плещутся сильные рыбины в тронутых закатом плесах, нескончаемую свою игру ведут сверчки и кузнечики, и кричит коростель, и лягушки клянутся в любви своему болоту, и звенит Луна от ударов сорвавшихся звезд; вслушиваясь в наполненную этими звуками тишину, ты ощущаешь медленное покачивание земли, баюкаемой в бесконечной колыбели пространства зевающим солнцем, и запах сена, как запах ушедшего детства, упорно находит тебя в этой тишине, заставляя задуматься над тем, кто ты есть, для чего ты пришел в этот мир и что станется с ним, когда ты его покинешь.
Музыка — это речь Бога, и она не нуждается в переводе, это язык, который понимает даже трава.

ПАРУС ЧУЖОГО БЕРЕГА

Представьте себе.
Каменистый берег Итаки. У берега среди мелких ноздреватых камней вода еще зеленовато-голубая, но к горизонту она чернеет, и свинцово светятся барашки идущих к берегу волн. За край солнца опускается багряно-красный диск солнца; гротескно увеличенный, он никого не обжигает, и слышно, как скрипят канаты, увлекающие его на ту сторону Земли. На берегу сидит старый человек. Полулысый, с могучим лбом, череп, седая окладистая борода, ложащаяся на белый с оранжевым орнаментом хитон. Кто может сказать, что видит старик, глядя на первые звезды, отражающиеся в морской глубине?
Никто. Потому что каждый, кто вечерами смотрит в море, видит что-то свое.
Волны с мерным меланхоличным шумом набегают на берег, заполняют поры изъеденных солью камней, качают белесые кружки медуз, похожие на освобожденные души дельфинов. В проявившихся робких звездах пока еще нельзя угадать созвездий, как не угадать стремлений одиноко застывшего на каменистом берегу человека.
Человек смотрит в море. Где-то на границе моря и неба, розово высвечиваясь в лучах заходящего солнца, светлеет парус. Куда стремится корабль, к каким берегам далеких неведомых стран уносят его ветра? Что ожидает моряков в чужих неприветливых землях?
С горы по узкой тропинке спускается пожилая женщина. Когда-то она была красива, и эту красоту еще сохраняют черты полного, чуть обрюзгшего с годами лица.
— Вот ты где, — говорит она. — Телемах сказал мне, что ты пошел к морю.
Мужчина прижимает ее руку к своему плечу могучей еще ладонью. Женщина наклоняется, касаясь губами его лба.
— Ты простынешь, — говорит она. — Пора домой, Одиссей.
Медленно они идут вверх по тропинке. Женщина впереди, мужчина — за ней. В конце подъема он останавливается. Красное солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, море совсем почернело, и розовый мазок паруса едва различим среди льдинисто-темных волн.
Счастье — в движении к пели. Достигшие цели обретают покой.
Покой и вечное сожаление о том, что путь завершен.

ГАММЕЛЬНСКИЙ КРЫСОЛОВ

История эта проста и незатейлива.
Некогда город Гаммельн заполонили полчища крыс. Пасюки не брезговали ничем — таяли в подвалах запасы рейнского вина, оставались обглоданные кости от сытных и обстоятельных немецких окороков, бесследно исчезали связки пахучих свиных колбас, и — страшно сказать! — даже священнослужители поутру находили лампады перед иконами пустыми.
Словом, происходило то, к чему никак не могли привыкнуть выросшие на любви к образцовому порядку жители немецкого города Гаммельн.
И тут появился хмурый неразговорчивый человек в кожаных ботфортах и закрывающей глаза шляпе. Он предложил жителям Гаммельна избавить их от крыс. Жители города заключили с ним договор, человек достал дудочку и заиграл. Зачарованные его мелодией крысы выползли из подвалов, чтобы черно-бурой рекой двинуться за Крысоловом, который вывел их к морю, сел в лодку и отплыл, уводя полчища крыс в зеленые горьковато-соленые глубины.
А воспрянувшие духом горожане отказались платить. Знакомая история, не правда ли?
И Крысолов снова достал дудочку и под ее незатейливую мелодию увел из города детей.
Ну, славные бюргеры, — как вам месть Крысолова? Страшная месть, не правда ли? Детям она страшна неизвестностью, ждущей их в конце пути; взрослым же она страшна воображением, ибо только человеческий ум, мучающий себя ожиданием, может представить себе Ад и заполнить его ужасами, рожденными настоянной на страхе фантазией.
Но самое интересное, что жители Гаммельна поставили памятник Крысолову. В кожаных ботфортах, серых панталонах, сюртуке и широкополой, скрывающей глаза шляпе стоит он на площади, держа у губ роковую дудочку.
Во многих государствах мира стоят на улицах и площадях памятники Крысолову. Не обращайте внимание на отсутствие дудочки — дело совсем не в ней. Если не было дудочки, было что-то другое — например, барабаны, грохотавшие на нюрнбергских и берлинских стадионах, или кумачовые призывы, или сладкоречивые ораторы — в пенсне ли, с усиками или моложавыми лицами вышедших в тираж актеров — способ повести лелей за собой обязательно бы нашелся; ведь главное для Крысолова — повести за собой.
А мы кричим, мы делаем вид, что волнуемся за покинувших наше будущее детей.
И ставим Крысоловам памятники.
На белом мраморе или сером граните, на чернеющей с годами бронзе не видно оспин, покрывающих его лицо, и не видно родимых пятен, почти повторяющих по форме разрушенную Крысоловом страну, и усики не черны и не напоминают сталактитовую поросль соплей застуженного злом человека. Люди — как дети: они верят фантастической дудочке, обещающей невозможное; люди живут обещаниями будущего счастья и готовы ради мнимого завтрашнего Рая сломать свое настоящее.
Две тысячи лет назад рыжебородый дудочник из Иерусалима посеял зерна добра, на которых взошла Вера. А результаты известны всем: крестовые походы, Священная Инквизиция и ее костры, гонения евреев через века, Варфоломеевская ночь, в которую одни верующие резали других за то, что они, по мнению палачей, не так веровали.
Кровь... Кровь... Во имя добра и справедливости, разумеется. Не забывайте, что на пряжках эсэсовцев, обслуживавших печи крематориев, на эфесах их кинжалов, умело перерезавших глотки невинных жертв, значилось, что с ними — Бог!
На знаменах дудочников Коммуны были лозунги Равенства, Братства и Свободы. А кончилось все террором и гильотинами. Во имя добра и светлого будущего, заметьте!
И первое государство рабочих и крестьян создавалось во имя добра и справедливости. А прошло оно через лагеря, опутанные колючей проволокой, через голодное людоедство, через доносы всякого на всех, через подавление инакомыслия и психушки для тех, кто пытался рассуждать.
И дудочник с полоской вертикальных усиков над тонкими губами и с непокорной челкой над узким лбом тоже обещал своим подданным Рай. Что ж, он выполнил свое обещание — это могут подтвердить с небес души жертв Бабьего Яра, Майданека, Равенсбрюка, Освенцима и Маутхаузена, затопленного Берлинского метро, все павшие на полях сражений грандиозной и не нужной человечеству войны, которую дудочники затеяли, как обычно, во имя добра и справедливости.
Братство, Равенство и Независимость провозгласили американские поселенцы, хлынувшие на новый материк из Старого Света. И для того чтобы эти понятия не остались абстрактными, уничтожили краснокожих хозяев принявшей их земли, выжгли дефолиантами половину Вьетнама, обрушили свою силу и мощь на десятки крошечных государств с карликовыми игрушечными армиями. Во имя, разумеется, добра и справедливости.
А толстый одутловатый дудочник в простом синем кителе руками своих послушных хулиганов уничтожил сорок миллионов своих слушателей, которые не захотели ему аккомпанировать. Очарованные его мелодиями, двое дудочников из соседней горной страны, вместо того чтобы растить музыкантов, научили мальчишек своей страны искусству использовать мотыги и человеческие черепа вместо ударных инструментов, забивать гвозди между вчера еще радовавшихся красоте мира глаз. Все во имя того же торжества добра и справедливости, будь они прокляты!
А еще один дудочник, у которого полностью отсутствовал слух, полагая себя великим пастырем и поводырем, разрушил гигантскую страну, устроил в ней резню во имя братства и справедливости, после чего принялся утверждать. что его мелодии не поняли, что не каждому дано понять гения, который мечтал о Царствии Небесном на Земле.
Таково влияние Зова.
Такова цена Веры.
И никто не знает, что случилось с детьми, уведенными Крысоловами, какие муки приняли они, — для нас уведенные дети навсегда останутся между тьмой и светом. Мрачен и сер лишенный Будущего город Гаммельн, в котором скорбят об ушедших детях и ставят памятники Крысоловам.
Почему мы, мечтая о свободе, живем рабами?
Друзья, все мы не вечны. Давайте заткнем уши, чтобы не слышать очередного зова в никуда, соберем в кучу оставшиеся у нас мозги и вспомним о наших детях — еще не павших на полях никому не нужных сражений, еще не спившихся, не исколовших вены сладкой игрой в забытье, не ожесточившихся, не отчаявшихся.
Ведь мы — уходим.
Может быть, мы уже все ушли вслед за звавшими нас Крысоловами.
И именно детям принадлежит остающийся после нас фантастический мир Земли.

ПАРОМЩИК

В этот день работы было немного.
Несколькими мощными гребками он подогнал ладью к берегу, выбрался из нее, закрепил веревку и поднялся к дереву, служившему ему ночным убежищем. Близлежащую деревню заволокло туманом; впрочем, он в эту деревню никогда и не ходил — что делать обреченному среди безразличных?
В дупле дерева стоял пифос с молоком, в кусок холста был завернут серый ноздреватый хлеб. Паромщик никогда не задумывался, откуда берутся эти подношения, и не стремился увидеть приносившего их человека. Да и времени на это не хватало, надо было перевозить пассажиров.
В бесформенном гнезде на толстой нижней ветке что-то запищало. Паромщик оставил молоко, приподнялся, заглядывая в ломкое переплетение сухих веток и травы. Так и есть — у гарпии появилось пополнение. Маленький, еще не обсохший детеныш гарпии глупо таращил глаза, плаксиво разевая крошечный рот, а сама мамаша сидела рядом, впившись в морщинистую кожу дерева когтистыми узловатыми лапами. Из перьев на груди молочно белела высокая женская грудь. Гарпия посмотрела на паромщика неодобрительно, но спокойно и даже позволила ему провести пальцами по липкому пуху крыльев детеныша. Обычно крикливая и яростная, гарпия сейчас была тихой и умиротворенной, как каждая молодая мать, осчастливившая мир появлением потомства.
Сев на траву, паромщик вновь принялся за еду. Вот и у гарпии появилось потомство, внеся какое-то разнообразие в их устоявшуюся размеренную вечную жизнь.
Он пил молоко и смотрел на реку. Черные воды реки были скрыты белесым расползающимся на клочья туманом. На противоположном берегу среди серых зарослей асфоделей невидимый грешник тонко и жалобно плакал и причитал на латыни. Неприкаянные тени все еще брели к скале Миноса, определявшего им круг Ада.
Рядом в траве завозились, кто-то заскулил, но не жалостливо или обидчиво, а скорее для того, чтобы привлечь к себе внимание. Паромщик разгреб траву, и из нее выполз щенок цербера. Маленький и беспомощный, он тыкался блестящими холодными носами сразу в три стороны. Видно было, что щенку страшно, и, для того чтобы справиться со своим страхом, щенок неумело пытался пугать окружающих дымом из маленьких розовато-черных пастей. Получалось забавно и совсем не страшно. Паромщик почесал щенку нежное розовое брюшко, и тот с радостным повизгиванием сделал на траве маленькую лужицу, а потом свернулся у ног паромщика, безуспешно пытаясь спрятать у теплого живота сразу три лобастые головки.
Харон погладил щенка, пожелал спокойной ночи сварливо ругающей детеныша гарпии и устроился на траве под молчаливой черной листвой.
«Не забыть бы завтра отвезти щенка на тот берег, — погружаясь в дрему, подумал он. — Мамаша, наверное, уже весь берег избегала».
Гарпия завозилась в гнезде, сонно захныкал малыш, и гарпия принялась что-то напевать ему — немелодично, варварски, но нежно.
Следовало выспаться.
Наутро предстояло много работы. Всегда бывает много работы, если кто-то из пока еще живых начинает очередную никому не нужную войну.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ САТАНЫ, ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Увидев Народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его.
2. И Он учил их, говоря:
3. Блаженны сытые, ибо они сыты, и их есть Царствие Мое на Земле, и стоит ли дожидаться смерти, чтобы уверовать в истину сытости?
4. Блаженны злорадствующие и смеющиеся, ибо не о чем им грустить и рыдать, и они веселы, пусть и несчастьем человеческим.
5. Блаженны наглые, ибо все достается им по праву сильного, и не о чем им просить, разве что еще большей наглости.
6. Блаженны алчущие лжи, ибо ложь — это то, что скрывает горькую Истину, кому же нужна истина, причиняющая боль и страдание?
7. Блаженны не прощающие никому, ибо самое сладкое на Земле — это месть. Кто откажет себе в праве требовать око за око и кровь за кровь?
8. Блаженны грязные помыслами, ибо живут дольше чистых и непорочных, похоть свою удовлетворяя, и счастливы бывают жизнью своей, нежели прочие.
9. Блаженны воюющие, воистину они воины Истины, и чисто пламя, обжигающее их, ибо это пламя самого Ада.
10. Блаженны изрекающие ложь, ибо их есть Царствие Мое. Ложь, произнесенная в защиту, — всегда Благо.
11. Блаженны те, кого гонят и злословят за Меня, ибо им буду зашитой.
12. Вы — соль земли, ибо исторгнуты из глаз обиженных, видевших боль и страдания, и сами исторгали эти слезы и знаете Истину.
13. Вы — гибель Мира. Не может укрыться стоящий на Горе город от пламени Бездны.
14. Я пришел, чтобы нарушить все законы, созданные людьми и пророками, попробуйте со мной узнать сладость Греха.
15. Нет ничего слаще, чем нарушать установленные кем-то запреты. Не быть запретам, говорю Я, закон для кротких и боязливых, и нет законов для верующих в Меня.
Я открою вам Мир, имя которому Бездна. Истинно говорю, каждый праведник будет наказан праведной жизнью земной и тоскою Рая, и наказан будет весь их род до десятого колена.
16. Не подлежат суду убившие во славу Мою. В безднах Ада оберегу их от бедствий и гнева Господня.
17. Есть сладость во гневе на брата своего и родственников ближайших, есть сладость во гневе на каждого постороннего, и кто протянет им руку с миррой, тому надлежит быть проклятым, и не сберечь душу ему и тело ему не сберечь от кары десницы Моей.
18. Если дозволительно Богу гневаться на созданий своих, почему же лишает он этого права их?
Нет перемирия с соперниками, ибо примирение лишает побед, а что слаще победы, одержанной в поединке?
Истинно говорю, познай сладость Победы, потому что и Бог знает сладость Побед. Вправе ли Он лишать соперничества созданий своих?
Я говорю вам — счастье в борьбе.
19. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем.
И это верно, потому что прелюбодеянием продолжается род человеческий, и нет наслаждения, сравнимого с обладанием женщиной. Овладей женщиной, и ты познаешь наслаждение, недоступное ангелам. Потому следят за помыслами вашими агнцы Божьи, что сами лишены возможности любить плотски.
Бог же и тот согрешил, а согрешив — не раскаялся.
20. Преступай обеты и не исполняй клятв своих, ибо они немногого стоят. Выбирай, что выгодно тебе, и помни, что клятва — это ложь, которая скрывает истинное. Она всего только способ достижения желаемого.
Клянись — и не исполняй.
21. Просящему не давай, ибо не может он взять силой. Состояния создаются властью и силой. Лишенные власти и силы — всего лишь стадо баранов, и имущество им не к чему.
22. Не люби никого, кроме себя самого, ибо любовь порождает жалость, которая губит. Врагов своих ненавидь.
Достойно преклонить колена перед сильным и не стоит внимания слабый; разве обращаете вы внимание на муравья, ползущего по тропе, разве не убьете змею, преграждающую вам дорогу; если рыбы в глубинах, звери в лесах, птицы в небесах существуют для вашего пропитания, так не должен ли слабый служить тому, кто взбирается на вершину пирамиды?
23. Попавшему в непогоду, кому более нужна милость — сильному, чтобы продолжить пуль, или слабому, чтобы под нею замерзнуть?
24. И когда вы посмотрите вокруг, увидите, что так живет мир.
Колос и сорняк состязаются в движении к солнцу; кто из хищников добровольно живет травою, отказавшись от крови?
Выживает сильнейший, и сильнейший занимает достойное место пол солнцем, и солнце сильнейшему светит не так, как прочим.
25. Сильнейший имеет право, слабейшему остаются обязанности.
26. Мир, устроенный Богом, живет по закону Зверя, не надлежит ли и вам жить так?
27. Уверуйте в Зверя — и обретете вы Ад, будет он жить в душах ваших.
28. Истинно говорю, уверуйте в меня — и обретете вечное беспокойство, которым развивается все.
29. Бог ищет ягнят; обратитесь же в хищного Зверя и наследуйте Злу, ибо только оно сделает вас Человеком! Именно этими заповедями живут в действительности те, кто уверовал в Христа или просто верит в богов. Подойдите к окну и включите телевизор. Посмотрели? Теперь закройте глаза и больше никогда их не открывайте. Этому миру не нужны зрячие. Этому миру нужны уверовавшие.

ВСЕЛЕННАЯ ГУТЕНБЕРГА

Книга — слепок с жизни, аккумулирующий опыт и знания общества, и в лучших своих образцах — буквенное воспроизведение общества, человека, общественных связей, человеческих поступков, мыслей и эмоционально-нравственных построений.
Представим себе, что с лица Земли исчезли люди. В опустевшем мире будет продолжаться человеческая жизнь, пока не выгорят или не исчезнут страницы когда-то созданных книг; рожденные человеческим воображением герои будут жить, и жизнь их будет мало чем отличаться от нашей. Одиссей будет странствовать в поисках своей Итаки, Блудный Сын — возвращаться к порогу когда-то покинутого дома, и будет лить слезы по погибшим детям своим Скорбящая Мать, будет красться в ночи и обдумывать свои жуткие планы Джек Потрошитель, раскуривать свою трубку ищущий разгадку преступной тайны Шерлок Холмс; и простодушный Робинзон в тысячестраничный раз потрясенно замрет перед отпечатком босой ноги на мокром песке своего необитаемого острова. Будет рваться в бой с ветряными мельницами Странствующий Рыцарь, Д’Артаньян и его друзья будут проливать свою кровь во славу дам и благородной королевы, многочисленные председатели колхозов и рабочие, рожденные соцреализмом, продолжат честно отрабатывать гонорары, когда-то выплаченные канувшим в небытие авторам, рассуждая об увеличении удоев, повышении качества проката и размышляя о духовных вершинах так и не наступившего светлого будущего. На страницах Хемингуэя, Ремарка, Бондарева и других менее именитых авторов будут рваться снаряды и литься кровь, будут жить человеческие доблесть и подлость, любовь и ненависть, благородство и свинство. Колумб будет в который раз открывать Америку, и будут высаживаться на берегах неизвестных земель мореплаватели. А обыденный социум этого странного общества, существующего одновременно во всех временах прошедшего человеческого бытия, образуют многочисленные герои социальных, психологических и бытовых романов сотен тысяч авторов, живших до нас, с нами и после нас.
Пред нами новое построение Мира, рожденное звездами письменности, — относительно вечная Вселенная, в которой однажды описанное человечество существует одновременно в различных общественно-экономических формациях и в которой строители египетских пирамид наблюдают за движением по небу орбитальных станций, с которых в свою очередь наблюдают за возвращением со звезд. Эта Вселенная одновременно заключает в себе все достоинства и пороки ушедшей в небытие человеческой цивилизации и покоится на трудах астрономов, геологов, физиков, биологов, социологов, фундаментальных трудах о мире, обществе и человеке, рассматривая их самые незначительные особенности — от решительности Спартака и невротических склонностей Гитлера до процентного соотношения евреев в Польше ко всему остальному населению или содержания минеральных веществ в водах Боржоми.
Галактика этой Вселенной складывается из миллионов звездных имен разной величины и светимости, из миллиардов томов, составляющих Библиотеку. За поворотом открываются страны: свернешь налево — и тебя ожидает галантная Франция, рядом тускло светит переплетами Скандинавия, а всего через несколько десятков шагов шумно и многоголосо ссорится богатейшая испаноязычная литература. Новый поворот — и открывается Америка, грохочущий тамтамами африканский континент, где-то за дверями сонно дремлет никем до конца не познанный Восток, а еще чуть дальше вообще открываются галактические дали с болотами Яйлы и Пандоры, небожителями Альтаира и змеевидными веганками, грустными Видящими Суть Вещей, мыслящими Океанами и живыми степлтоновскими звездами.
Вселенная существует, пока существует Библиотека. Может быть, философы правы, и все мы — живущие и умершие — всего лишь строка в написанной или еще пишущейся кем-то Книге. Кажется, еще Блуа заметил, что мы — слова Книги, которая пишется вечно и единственно верна, потому что она и есть Мир. Если он прав, то Библиотеку, как и Вселенную, можно обозначить буквой Эн-зоф, обозначающей бесконечность и которую можно изобразить горизонтально лежащей восьмеркой, этим странным одноповерхностным миром Мебиуса.

О ДУШЕ И МИРЕ

Компьютерные герои живут, дерутся, порой погибают, реже одерживают победу. Все как у людей — совершая ошибку, играющая фигурка получает штрафные очки или попадает в темные подземелья Зоны, где властвуют волчьи законы и каждая серьезная ошибка грозит выходом в DOS, откуда все надо начинать сначала. Снова бежать, прыгать, увертываться от врагов, стрелять, искать друзей и союзников, выбирать в лабиринте GAME путь, который ведет к свету.
У компьютерных героев есть одно преимущество — достаточно нажать код, и ты будешь жить вечно, бесчисленно гибнуть и возрождаться и снова бежать, снова добиваться победы, пока игра не надоест сидящему за клавиатурой, и тогда он нажимает клавишу с надписью ESC. Тогда гаснет и умирает мир, чтобы снова возродиться по желанию игрока, которое, возможно, однажды возникнет.
Если евангелисты правы, если истин Апокалипсис, то все мы, живущие на Земле, подобны героям компьютерных игр и выполняем функции, необходимые для игры; исполнив эту функцию, мы выходим в DOS.
Страшно представить себе, что наша жизнь, наше существование и наша игрушечная душа — всего лишь цепочка кода, проходящая между двумя нагревшимися от долгой работы микросхемами, и кто-то разочарованно смотрит на экран дисплея и размышляет — не пора ли закончить неудачно сложившуюся и уже надоевшую Игру?

БОГ И МАТРОС

— Мы победили, — упрямо сказал Железняк. — Мы не могли не победить!
— Вы проиграли, — печально отозвался Бог. — Вы думали, что следуете за Глашатаем, тогда как на самом деле покорно следовали за Крысоловом. Тебе повезло — ты умер на бронепоезде, и ты не увидел того, что было потом.
— Но цель была благородной! — вскричал Железняк.
— Благородство — понятие внеклассовое, — мягко сказал Бог. — В кровавой драке не бывает правых — все виноваты одинаково. Но судят победителя, о бесчинствах побежденного обычно забывают, ведь побежденный всегда вызывает жалость.
— В чем же была ошибка?
— Ошибки не было, — сказал Бог. — Все было неизбежным, матрос. Победи другая сторона, ужасов было бы не меньше, ведь победителем движет ненависть к врагу, а в этом случае не до игры в благородство.
— Значит, все надо начинать сначала? — поднял голову Железняк. — Но ведь дворцы разрушены, хижинам подарен мир. Мы сорвали головы красноречивым кесарям прошлого. Почему же мы проиграли?
— Потому что вы все спутали, — грустно улыбнулся Бог. — Вы заменили Братство кумовством, Дружбу — полезными знакомствами, Равенство — звонками по телефону, Общность — лагерной философией одиночек. Вы все испохабили, и мир стал непригоден к дальнейшему использованию его человеком. В нем невозможно выжить бескорыстному герою. Вы поклонялись, сами того не зная, Христу, а исповедовали ненависть.
— Мы проиграли, — опустив голову, сказал Железняк. — Мы проиграли!
— Именно так, — согласился Бог и посмотрел на сполохи зарниц между сонным небом и неистовой землей. В воздухе пахло будущей грозой, и спокойствие мира никого не могло обмануть. Была передышка. Всего лишь передышка, чтобы подвести итоги.
— И нет никаких оправданий? — спросил Железняк.
— Победители не нуждаются в оправданиях, — терпеливо объяснил Бог. — Побежденным же оправдываться не в чем — ведь они проиграли. А итоги... Их обычно подводят не для того, чтобы найти оправдания. Их подводят для того, чтобы знать, каким будет следующий шаг.
— Ты меня отпустишь? — с надеждой поднял голову матрос.
— Не сейчас, — сказал Бог. — Не пришло время. Все придется начинать сначала, а ты не готов.
— Я должен вернуться! — упрямо сказал Железняк.
— Ты вернешься, когда поймешь, что возрождение начинается с восстановления сути когда-то искаженных истин.
— Разве это делается маузерами?
— Хорошо, что ты это понял, — улыбнулся Бог. — Это означает, что не все потеряно. Ты понял главное.
— Я хочу понять остальное, — нетерпеливо сказал Железняк.
— Прекрасно, — сказал Бог. — Тогда откроем азбуку Нравственности. Она начинается с Любви.

* * *
Хранилища Ватикана скрывают от людей много тайн.
Возможно, в них хранятся уцелевшие рукописи Александрийской библиотеки, труды мыслителей, преданных забвению за свое свободомыслие и неверие в догмы, возможно, что в этих хранилищах имеются хроники и жизнеописания, позволяющие уточнить историю и изменить сложившееся мнение об отдельных исторических личностях.
Священнослужители ревностно хранят тайны и не выпускают их в мир. Они не позволяют человечеству узнать о своем прошлом то, что века было жгучей загадкой, подобной вопросу Сфинкса.
Вроде и религия стала терпимей. Вот уже и Галилео Галилея оправдали, и Джордано Бруно, а за ними других, кто признавал множественность миров и не считал Землю средоточием Вселенной.
Давно стало ясно, что Человек не венец творения Бога, а продукт эволюции, что потоп был, а Ноева ковчега скорее всего не существовало, а если он и был сделан ищущими спасения людьми, то никогда не вмещал из всего живущего «каждой твари по паре».
Стало ясно, что не было тверди небесной и что звезды от нас удалены на миллионы лет, что вечные догмы рушатся рано или поздно, обращаясь в прах, подобно цивилизациям, навсегда исчезнувшим с лица земли.
Но церковники не открывают своих архивов. И делают они это из-за одной-единственной рукописи, которая, появившись однажды на свет, сделала бы невозможным христианство и тем самым поставила бы с ног на голову всю сложившуюся сегодня мировую цивилизацию.
Эта Книга — Евангелие от Иисуса Христа. Радостная весть, что Бога нет и люди свободны.
Уставший от бесконечности Бог закончил свою вечную жизнь на Кресте между двух земных разбойников, которым было наплевать на вечную бесконечность.

В утро этого дня он вышел из дома, увидел ленивые волны, накатывающиеся на пресный песок пляжа, услышал крики чаек, кружащихся у одноглазого циклопа маяка, и, вдохнув горьковато-соленый, пахнущий винной пробкой воздух, понял, что ему пора.
В полдень он уже ехал на север.
Невидимая спираль раскручивалась в его душе вместе с серпантином шоссе и превращала Сферетти в получивший команду механизм.
Ближе к вечеру он ужинал в горной деревушке Пиерра де ла Чеза, где изумительно готовили пиццу с грибами. Хозяин пиццерии — толстяк с бритой головой и черной уродливой бородкой — встретил его как старого знакомого, хотя Сферетти мог поклясться всеми святыми, что никогда не видел его.
Оставив машину на попечение хозяина, Сферетти прошел на деревенский вокзал. Красные кирпичные стены здания были скрыты крупными ладонеобразными листьями дикого винограда, и уже в поезде Сферетти почувствовал, как просыпается в нем кто-то еще не знакомый, но уже неумолимо и властно подчиняющий себе его тело. Вместе с тем Сферетти все еще пытался ответить себе на вопрос, что заставило его бросить привычную размеренную жизнь, отложить все намеченные дела и отправиться в горы в гремящем вагончике пригородного поезда, идущего в Буа-Тресси.
Не нашел он ответа на этот вопрос и когда уже шел по узкой петляющей среди каменных глыб тропе навстречу беспощадному и ослепительному блеску снежного перевала.
С каждым шагом, с каждым глотком сладкого горного воздуха Сферетти преображался. Исчезли сутуловатость и неуклюжесть городского жителя, шаг стал размашистым и уверенным, цепким и внимательным взгляд, а ноздри трепетали, жадно вдыхая запахи камня, свежей земли и альпийских трав, не знающих копыт скота.
У маленького озера с голубой ледяной водой он присел, чтобы умыться, и увидел в дрожащем зеркале воды незнакомого ему человека с жестким безжалостным лицом и взглядом, от которого стремительно стучало сердце.
Умывшись, Сферетти подошел к расщелине в скале и извлек из нее мятый грязный хитон и остро пахнущую овчинную милоть. Облачившись в эти влажные одежды, Сферетти почувствовал невероятное облегчение, словно он и в самом деле становился самим собой.
К вечеру он поднялся так высоко, что стало трудно дышать. Тени лежали в долине, куда ему предстояло спуститься, и на дне долины свинцово поблескивало круглое озеро, рядом с которым на ровном каменном плато высилось неразличимое в сумерках сооружение, при виде которого Сферетти вдруг осознал, что он в конце пути.
Он спустился к озеру. От воды доносилось легкое шипение, словно открыли бутылку шампанского, и на ровной недвижимой поверхности ее лопались бесчисленные газовые пузырьки.
Пахло серой.
Сферетти протиснулся в расщелину скалы. Сразу от входа она превращалась в просторную пещеру, освещенную странным рассеянным светом, который, казалось, сочился из стен. В центре пещеры был сложен костер, и рядом с костром чернела шкура огромного козла.
Сферетти разжег огонь и присел на шкуру, протягивая к трепещущему пламени озябшие руки. На мгновение в нем снова проснулся пугливый городской житель, спрашивающий себя, что он делает в этой продуваемой горными ветрами долине, полной безнадежной тоски и печального одиночества.
Костер горел и через час, и через два, он продолжал гореть и в преддверии холодного утра, высвещая скорчившееся на черной шерсти тело.
Утро разгоралось, как надежда человеческой души, и когда холодные звезды, равнодушно взирающие на человеческую суету и могилы, начали гаснуть, Сферетти выбрался из пещеры и увидел каменный трон, над которым стремительно синело пронзительное горное небо.
Вода в озере бурлила, словно кто-то медленно и тяжело продирался сквозь ее темную толщу. Сферетти был спокоен. Теперь он знал, что произойдет через несколько минут. Это происходило ежегодно в один и тот же день вот уже две тысячи лет и было неотвратимым, как ползущие с севера ледники, как смена дня и ночи, как тщета человеческой жизни с обязательной точкой смерти в конце.
Ударили фонтаны в высокие небеса, закипела вода, и из воды показался Он — Великий Князь Тьмы.
Треснули горы, осыпаясь грохочущими лавинами; вспыхнули воды озера; послышался ликующий вой горных демонов.
Сатана бережно усадил на Трон обросшего илом чернолицего мертвеца, пустые глазницы которого бестрепетно взирали на долину и озеро, на замерзшее небо, на застывшего подле Трона человека, на всю пустоту и горечь земной жизни.
— Пора, — сказал Сатана. — Иди и исполни свой долг!
Распятому мало было обречь его на вечные странствия. Он заставил его каждый год в воскресенье страстной недели выполнять эту горькую и страшную обязанность.
Именно она гнала его к подножию Трона, на котором восседал Умывший руки. Выполнив свою обязанность, странствующий никогда не вернется в прежний мир. В этот день к нему возвращается память, которая живет до заката. С закатом завершится очередной жизненный круг, и исполнивший обязанности уйдет в мир другим человеком, начиная отсчет нового витка странствий, начавшихся с проклятия того, кто был распят на Голгофе.
Агасфер судорожно вздохнул, и вздох этот был стоном сердца, осознавшего боль и пустоту вечности. Он поднял потемневший от времени медный тазик, в котором плескалась вода, поднялся по каменным ступеням и поднес тазик восседающему на троне мертвецу. Поднес и застыл в покорном ожидании, когда Понтий Пилат опустит в тазик свои костлявые, лишенные плоти пальцы.

Голгофа была холмом.
Согласно древним преданиям, в известняковых толщах холма была захоронена голова Адама. Для искупления грехов было выбрано достойное место. В толщах Голгофы скрывался сам первородный грех.
Каждый из троих нес свой крест на Голгофу сам. Каждый собственным горбом ощущал тяжесть приближающейся смерти.

Кто-то из художников прошлого убедительно воплотил в масло красок восходящую на Голгофу процессию. Картина полупилась как моментальный снимок, сделанный Богом на память. Мгновенный кусочек жизни. Но на картине отсутствует равнодушный лавочник, отказавший Иисусу в передышке и утолении жажды. Лавочника звали Картофил или Агасфер, но не в имени подлости дело, дело в самой подлости. Он подтолкнул Иисуса со словами: «Иди! Иди, там тебе будет легче!» Никто не поручится за точность его слов. У евангелистов этот эпизод отсутствует, свидетели промолчали, и до наших дней дошла лишь странная легенда, повторенная теми, кого не было на холме.
Христос поднял на лавочника глаза, полные боли и понимания. «Я иду, — сказал он, — легко ли будет идти тебе, дожидаясь моего возвращения?»
И лавочник был обречен на вечные скитания по Земле: он будет скитаться до Второго Пришествия Бога в преддверии Страшного Суда. Тоскливое и жуткое путешествие от холма в никуда. Похоже, что Иисус наказал еврейского лавочника на манер армейского сержанта, заставляющего провинившегося первогодка копать яму от забора и до обеда. Он и перед смертью сохранял юмор, этот незаконнорожденный сын Небесного отца.
На картине обреченный на скитания лавочник отсутствует не случайно. Дело заключалось не в лавочнике, дело заключалось во всем богоизбранном народе, который позволил распять Сына Бога и равнодушно воспринявший это распятие. Два распятых с ним в час страданий разбойника оказались ближе Христу, ибо были товарищами по боли, нежели те, кто положил против сердца своего растлителя вместо Бога.
Совсем не важно — существовал ли на самом деле лавочник, или явился мифологическим образом, воплотившим суть Проклятия в конкретный образ. Перед восхождением на Крест Иисус Христос наказал не лавочника — что человеческая мелочность и жестокость идущему на смерть Богу? — он наказал весь продавший его народ, лишив его Родины, и обрек его на скитания и вечную ненависть и неприязнь других народов.
Чувство богоизбранности породило семитизм, клеймо Христа воплотило его антитезу.
Гонимые, они проходят по миру, пытаясь безуспешно ассимилироваться и раствориться в народах и нациях. Но проклятие первого Воплощения не даст им этого сделать. Рушатся империи, опадают в прах города, высыхают моря и меняют свои русла реки, уходят в небытие народы и вымирают племена.
Евреи идут по Земле, гонимые роком проклятия.
«Где путь к жилищу света,
и где место тьмы?»{32}

Представьте себе.
Кирпичные обшарпанные стены, вызывающие уныние и тоску. Черная чугунная решетка на окне похожа на окровавленные клыки хищника. Вы лежите на грязной истерзанной соломе, и даже боль в вывернутых суставах не может отвлечь вас от того главного, что бьется в разбухшем чреве и время от времени настойчиво просится в мир. Ему плохо и темно, причиненная вам боль рождает в нем неуверенность в завтрашнем рождении.
Лязгает железная дверь, и вы понимаете, что это снова пришли за вами. Вы идете факельным коридором, придерживая тяжелый живот, в котором судорожно и тревожно бьется ребенок. Поглаживая когда-то изящными, а сейчас безобразно распухшими пальцами грубое полотно, обтягивающее живот, вы пытаетесь успокоить еще неродившееся, но уже все понимающее существо.
Жаркая душная комната, стены которой в темных потеках людской боли и мук. Кровавые потеки медленно сползают со стен, сливаясь в большое алое пятно, — так выглядит мучающий вас Инквизитор. Соболезнуя голосом, но не душой, он снова задает вам вопросы, от которых холодеет тело и становится душно, и вы снова чувствуете, как тяжело и тревожно бьется во чреве ребенок.
Когда вступала в сношения с Нечистым? Как происходили сношения? Каково имя демона, от которого зачат плод? Был ли означенный демон один или их было несколько? Как зовут остальных? В чьем обличье приходил демон для совокупления и в какое время? Сопровождались ли совокупления дьявольскими обрядами и бесовскими плясками? От слюны демона зачат плод или от его спермы?
Вы молчите, и распухший язык ваш натыкается на обломки зубов и истерзанные десны, а разбитые губы не могут даже пошевелиться. Только в глубине тела бьется испуганный ребенок, пытающийся разорвать тьму. Вы не можете сказать, что зачат он от человека, прекрасного юноши по имени Игнасио Альваро, в счастливую толедскую ночь на сеновале у хозяйского коровника, когда падали с небес яркие августовские звезды; что приходил Игнасио в облике любимого и любящего, и не было напитков слаще родниковой воды из кувшина; что не было свиты, кроме редких светлячков, еще не покинувших высохшую траву. Вы молчите, ведь если вы назовете дорогое вам имя, то все эти зловещие инструменты, приготовленные усердным и заботливым палачом, станут терзать его мускулистое нежное тело, отыскивая несуществующего дьявола в его неповторимой душе.
Вы молчите, и алое пятно Инквизитора сменяется черным слепым пятном Палача. И снова слепящая боль не дает погрузиться в небытие, и вам кажется, что вы охватываете руками живот, и только Палачу видно, как беззвучно шевелите вы разбитыми губами и как нестерпимо горит огонь ужаса и ненависти в глубине черных опухших глаз.
Тяжелые удары из глубины чрева все учащаются, и боль от них затмевает боль, причиняемую телу Палачом. Вы чувствуете, как нежная плоть вашего живота расползается подобно ветхому рубищу — ваш ребенок выбирается на свет.
Суматошливо мечутся алое и черное пятна, исторгая жуткие нечленораздельные вопли, со звоном летят на пол подготовленные для пыток инструменты, с воем пляшет пламя жаровни, облизывая каменный пол и грубую кожу мехов.
Ваше тело безжизненно, как всякое мертвое тело, и только покинувший его дух отстраненно наблюдает, как из разорванного живота выбирается странное красноглазое рогатое существо, нетерпеливо овивающее себя гибким нервным хвостом, и безошибочно направляется к обезумевшему от страха Инквизитору. С грохотом падают на дверях засовы, отсекая путь к спасению животно воющему Палачу. Разгорается пламя. И вы понимаете, что это не дьявол, а рожденный вашей невыносимой болью и ненавистью мститель, пришедший в мир с одной-единственной целью, которую может понять и простить даже Бог.

День... Тень...
Утром обнаружилось, что над деревней, застя легкой облачной тенью солнце, высится какое-то сооружение, похожее на гигантский котел. Ни изумления, ни расспросов это не вызвало. Только бабы судорожно и обреченно вздохнули: вот оно!
Мужики с утра ходили сосредоточенные, собирались на скамеечках, о чем-то толковали, не спеша раскуривая кисетный табачок. Вверх никто не смотрел, словно все было решено и пустые споры казались ненужными и нелепыми.
После завтрака все разошлись по работам, и кузнец в своей кособокой закопченной кузнице на околице звенел привычно чем-то железным.
К обеду над деревней пролился дождь, и яркая летняя радуга повисла над избами, мелкими алыми бликами отражаясь на прозрачных стенках котла.
Детвора не бегала, как обычно, взапуски, не лазала по садам, хотя сторожа и хозяева в этот день не особо приглядывали за сочными яблоками, розово усеявшими разлапистые корявые деревья.
В обед мужики начали собираться. Собирались обстоятельно, без спешки. Мылись малыми группами в черной баньке, надевали загодя приготовленное чистое белье. Прощались с тихо плачущими женами и с детьми, уходили на полянку, где сидели около тонких березок, закусывая первач хрустящими малосольными огурцами из узелков с домашней снедью, и беседовали друг с другом о житейских текущих делах.
Ближе к вечеру громыхнул гром, и сверху упала лестница. Мужики по одному поднимались наверх, раздеваясь и складывая одежду и белье у берез аккуратными кучками.

Котел потемнел, окрасившись в слившийся с закатом цвет, и в мешанине человеческих тел замелькали окровавленные обрубки.
В избах было темно. И не лаяли собаки по деревне. Деревня словно вымерла, и детвора, забившись по полатям и углам, не играла в обычные детские игры.
Поздно вечером, когда с небесного черного бархата щедро сыпались яркие летние звезды, в двери изб стучали, и в каждой, откуда ушел кормилец, появлялся маленький розовый листок, бились в безутешной истерике вдовы, и еще ничего не понимающие дети изумленными широкими глазами смотрели на жизнь.

В полночь котел лопнул, и человеческой горячей кровью залило всю деревню.

* * *
Сумерки спустились на Землю.
Облака закрыли глаз Огненного Великана, и ему не стало видно, что делают люди внизу. Огненный Великан попытался разогнать тучи; поднялся ветер, понеслась над землей взвихренная пыль, но тучи плотно сцепились друг с другом — видно, происходило на Земле что-то тайное. Огненный Великан начал обиженно стучать в Небесный Свод, и хотя треск от его ударов казался далеким, в нем таилась угроза. Огненный Великан требовал соблюдения уговора, ведь по этому уговору, даже насылая тучи, Великан Тьмы должен был оставлять в них просветы, доступные живущим наверху.
Огненный Великан заплакал. Слезы его ливнем обрушились на землю, запузырились в лужах, загоняя людей под крыши домов. Долго плакал Огненный Великан, скорбя о коварстве соперника своего.

А Великан Тьмы медленно прорастал сквозь землю побегами травы, раскрывал многочисленные глаза свои, спрятанные в цветах, расправлял уши свои, что были листвою деревьев, и шумел камыш на озерах и реках, шуршал и шевелился, и качался из стороны в сторону, и, приложив ухо к земле, можно было услышать, как бьются в глубине земной многочисленные сердца Великана Тьмы, благодаря которым он был бессмертен и неуязвим.
А Огненный Великан уже яростно бил кулаками по Небесному Своду изо всех сил, и тучи трескались, расходились, и сквозь трещины в них изливалось на землю яростное и беспощадное пламя огненного глаза, испепеляя деревья, пригибая траву и цветы и превращая воду в реках и озерах в туман, не дающий Властелину Тьмы подняться из земли и захватить ее.

Огненный Великан собрал своих многочисленных Звездных Братьев, и, собрав силы, взламывали они покров облаков, как взламывает рыбак хитиновый панцирь рака, как взламывает лиса нору хитроумного суслика. Грохот стоял в небесах, и обрывки туч разлетались под вихрями, рожденными быстрыми движениями Звездных Братьев.
Великан Тьмы уступил. Он был один и не мог бороться с многочисленными небесными врагами. Таяли тучи, и стрекот кузнечиков делал неслышимыми удары его сердец, и сворачивались цветы в невидящие зеленые бутоны.
Но когда небо очистилось, глаз Огненного Великана был тускл и желт, ведь Великан потерял много сил, пробиваясь к земле через тучи. А Звездные Братья стали совсем крошечными и лежали на черном бархате неба, бессильные сделать его бирюзовым.
Всю ночь им предстояло набираться сил и дожидаться часа, когда отец Атом дарует им силу и свет, таящуюся в нем.
И только внизу, у самого горизонта, где небесный свод смыкается с плоской землей, алела длинная полоска — кровавый след возвращавшегося в глубины земли Великана Тьмы, который возвращался в лоно матери своей набраться сил и повторить кажущуюся безнадежной попытку.
Кому-то дано охранять свет и беречь бессмертие Звездной Пустоты, кому-то — даровать жизнь и наполнять Звездную Пустоту смыслом; и свет, и тьма неразрывны в единстве своем; всякое многообразие есть лишь конечное производное единичного; а всякая пустота однажды будет наполнена до краев.
Кто знает Истину — рожденный во тьме, но осознающий могущество света, или рожденный в звездной пустоте, но боящийся тьмы?

* * *
Всему свое место и время; и зло может обернуться добром, а добро может не однажды обернуться злом; но истина эта недоступна Великанам, что ведут свою бесконечную войну, делающую возможным чудо, которое называется Жизнью.

1. БОГ ВОЙНЫ — ТЕМУЧИН

И когда он вошел на курган и увидел разноцветные толпы всадников у его подножия, душа его наполнилась странной гордостью — ведь всадники подчинялись ему и весь завоеванный ими мир был его; и этот холм, на котором восседал он на гордом вороном жеребце под коряво раскинувшим ветви карагачем, был средоточием мира, центром той вселенной, которая принадлежала не себе и не жившим в ней людям, а крошечному племени, ранее никогда не знавшему власти не над кем, кроме лошадей и баранов, пасшихся на изумрудной траве среди бирюзовых рек холмистой и суровой страны, еще не имеющей настоящего названия.
Грубые воины в грубых одеждах, коренастые, корявые, с нескладной речью, пропахшие кумысной вонью ночных пьянок, конским потом бесконечных переходов, хранящие в переметных сумах ячменные лепешки вперемешку с медными дирхемами и золотыми динарами, награбленными в кровавых походах, они стояли перед ним неровным строем, готовые донести его слова до Последнего Моря и омочить в соленых водах копыта своих коней.
Они ждали его слова; они знали, что многим из них предстоит умереть далеко от родного очага в заснеженных просторах скифских степей, в развалинах урусских городов, в непроходимых болотах неведомых стран, в схватках с рогатыми рыцарями в раскрашенных латах и просто от болезней, подхваченных в чужих землях; знали, но не боялись этого, потому что каждый верил в свое бессмертие и удачу.
Тумен за туменом они составили тьму, которой предстояло пройти по Азии, оставляя за собой разрушенные города и казавшиеся неприступными крепости, изнасилованных женщин и убитых детей, пронестись над непокорными народами черной тучей, чтобы утвердить на все времена память о своем великом Повелителе.
Чингиз-хан смотрел на свое войско, и колкие льдинки шуршаще вонзались в парчу его халата; великому кагану было видно, как вырывается белый пар из ноздрей всадников и лошадей; мир подчинялся простым законам и оттого был понятен всем собравшимся у холма.
Медленно поднялись на холм великие и непобедимые полководцы Джэбэ и Субудай. Они шли тяжело, вминая снег острыми каблуками вышитых китайских сапог, и ветер развевал полы их халатов, и звенела пурга о ножны коротких арабских мечей.
Чингиз-хан смотрел на них, приближающихся с низко склоненными в знак верности головами, и в смешливом прищуре его глаз было знание законов человеческого бытия, где властвовали законы крови и той вечной пирамиды, на вершине которой всегда находится только один человек. Только один. И сегодня им являлся он, Темучин, — властитель, прошедший от колодок бесправного раба до всесилия избранного курултаем кагана.
Он мог бы сказать им: «Тысяча лет пройдет, поколения сменятся, будут другие властители, но никогда, слышите вы, никогда не найдете вы другого Чингиз-хана, не будет другого кагана, равного мудростью и справедливостью вашему Повелителю».
Он мог бы сказать им это. Но не сказал. В этот раз не сказал. Не сказал, потому что видел отсюда, с вершины холма, будущий расцвет и славу Орды, но видел и падение великой империи монголов, протянувшейся от океана до океана с севера на юг и от океана до океана с востока на запад, он видел потомков великих воинов, обратившихся в скотоводов, видел возвышение когда-то покоренных народов, но промолчал он не потому.
Мир лежит на ладонях победителя лишь тогда, когда воин не сомневается в своей победе, если он решителен и неутомим, если не боится поражений и стремится к победе, и для этого полководцы должны себя чувствовать не менее великими, чем их каган.
Тот, кто уверовал в Бога и его могущество, должен сам уподобиться Богу. Только ставший Богом может рассчитывать на бессмертие, в противном случае ему предстоит обратиться в горстку праха.
Полководцы поднялись на холм, стали рядом с восседающим на жеребце каганом, взялись за стремена и обратили лица к волнующейся внизу орде.
И воины, выхватив из ножен остроконечные кривые сабли и приветствуя Повелителя Вселенной, своего нового Бога, вольного в их смерти и жизни, дарующего славу или позор, нищету или богатство, хрипло и простуженно троекратно проревели:
— Кху! Кху! Кху!

2. БОГ СУДЬБЫ — КОБА

Он смотрел с тем же хмурым хитроватым прищуром, что и его гигантский портрет, висящий на красной кирпичной стене Музея Революции.
Каждую годовщину Октября он поднимался с членами Политбюро на Мавзолей и приветствовал идущие мимо него толпы.
Глядя на разгоряченные липа идущих внизу, на плакаты и портреты, мелькающие в тысячеголосой пятнистой змее колонны, он чувствовал себя вождем, не уступающим Ленину. Ленина он уважал. Более того, он любил Владимира Ильича, он ощущал его тенью, которую отбрасывал сам. Прошлое — это тень, которая отбрасывается Настоящим. Он усмехнулся в усы своим мыслям, и толпа на площади радостно взревела, чутко уловив улыбку вождя.
Колонны проходили мимо Мавзолея, и уносились в серые небеса гигантские гирлянды разноцветных шаров. Рядом с Мавзолеем под сенью голубых елей стояли те, кому еще не настало время подняться на главную трибуну страны. Большинству этот срок не наступит никогда.
Он искоса посмотрел на стоящих на левой стороне трибуны военачальников. Михаил Тухачевский в маршальской шинели и фуражке, не скрывающей покрасневшие замерзшие уши, стоял в одиночестве. Словно от него уже исходил запах смерти, заставляющий всех избегать опального наркома. От этого его обреченность казалась совсем явной. Маршал все понимал — это было видно по его необычной сутулости и морожено застывшему взгляду, невидяще вперившемуся в кричащих внизу людей.
Что он вспоминал? Перебирал допущенные им ошибки? Или вновь переживал радостные дни своего былого величия?
Сталин снова усмехнулся и поприветствовал проходящих внизу людей взмахом руки в перчатке. Толпа восторженно закричала, крики, словно разноцветные голуби, забились над площадью, отражаясь от стен Кремля, окон ГУМа, изразцово украшенных куполов собора Василия Блаженного и Музея Революции.
Толпа... Она поднимает нас до самых высот власти и думает, что может так же легко сбросить нас с достигнутых высот. Из князей — в грязь! Сталин неожиданно вспомнил, как когда-то он скрывался в доме Кахи Санадзе. Тогда он находился на нелегальном положении. Оставшись с девятилетним сыном хозяина Мишей, он долго рассказывал ему о светлом мире коммунистического будущего. Когда пришла мать, мальчик заторопился открывать двери. И тогда он, Сталин, остановил его и ударил по щеке. Мальчик обиженно заплакал, а он, Сталин, сказал ему: «Не плачь, Миша. Лучше навсегда запомни — в этот день с тобой разговаривал Сталин». Таков был старый обычай: если князь посещал семью простого крестьянина, отец звал старшего сына и давал ему пощечину, чтобы тот навсегда запомнил день, когда их дом посетил князь. Теперь Сталин со стыдом вспоминал случившееся. Он стал больше чем князем.
Он стал Богом. От его решений зависят судьбы вопящих внизу людей. Он снова покосился на Тухачевского. Еще вчера тот чувствовал себя Бонапартом. А теперь, варшавский полководец, почувствуй себя будущим узником острова Святой Елены. Только тебя не отправят в лагерь. Никогда не отправят. Нет ничего слаще для мужчины, чем раздавить своего врага, а после этого выпить бокал хорошего вина. И товарищ Сталин выпьет свой бокал хорошего вина.
Сталин посмотрел вниз. Миновав Мавзолей, колонна людей с транспарантами разделялась на три многоголосых ручья, словно кто-то внизу сортировал людей по совершенным ими грехам — одни прямо с площади отправлялись на небеса, другие — в сибирские и северные лагеря, третьи оставались, потому что в любые времена, при любых потрясениях мира, просто необходимо, чтобы оставался кто-то, восторженно аплодирующий Богу своей судьбы, чтобы кто-то кричал:
— Слава товарищу Сталину! Слава великому вождю советского народа!
И тогда было радостно слышать, как все эти крики, приветствующие своего Бога, заглушает троекратный рев идущей в небо толпы:
— Урааа! Ураааа! Ураааа!

3. БОГ РАЗРУШЕНИЯ - ШИВА

Цель была закрыта облаками.
Ничего страшного в этом не было — штурман подтвердил, что они находятся над расчетной точкой и бомба ушла бы на цель, но ученая братия приказала, чтобы взрыв был заснят на кинопленку, и командование подтвердило эту просьбу категоричным приказом.
Чертыхнувшись в душе, командир приказал штурману рассчитать выход на запасную цель. Все расчеты были произведены еще на земле, в воздухе требовалось только внести корректировку в полет самолета, и штурман это сделал быстро и хорошо.
И снова самолет рвал парусину небес, а внизу колыхались серебристо-белые облака, похожие на снежные горы.
— Войдем в историю, — весело сказал командир.
— Войдем, сэр, — согласился штурман. — Только учтите, каждая ваша фраза становится исторической. Следите за речью, сэр!
— Ерунда. — Командир корабля беспечно махнул рукой. — Подправим на земле.
Теперь солнце светило слева, и надо было более внимательно следить за воздухом — истребители противника любили подкрадываться к своей жертве именно со стороны солнца. Правда, у джапов истребителей почти не осталось, и возможность нападения на бомбардировщик была крайне незначительной, но именно в этом крылась дополнительная опасность — беспечность могла привести к гибели самолета в результате случайной атаки.
Бочкообразное устройство в бомбовом отсеке самолета было похоже на почку или скорее на бутон, из которого предстояло родиться огненному цветку разрушения.
— А вы поэт, сэр! — сказал штурман, проверяя правильность курса, которым летел их самолет.
— Пилоты всегда любят поэзию, — возразил командир экипажа и, подтверждая свой спорный тезис, продекламировал:
 
Between the protency
and the existence
Between the essince
and the descent
Fall the shadow
from Thine in the Kingdom...{33}



— Элиот, — узнал штурман. — Томас Стернз Элиот. 
Второй пилот жевал яблоко.
— Знаете, парни, — сказал он мечтательно, — когда все кончится, я приеду в этот город и трахну самую симпатичную японочку. Что-то в этом есть — трахнуть девочку из города, который ты когда-то бомбил. Правда, что есть очень миленькие японочки?
— Правда, — сказал штурман. — Разве ты не видел их в Нью-Йорке?
— Не-а, — сказал второй пилот. — Я из Техаса, там у нас такого добра не водится.
Штурман озабоченно посмотрел на часы.
— Будем над целью через шесть минут, — сказал он. — А облачность прежняя. Что будем делать, если и над этой целью висят облака?
— Вернемся на базу, — сказал командир бомбардировщика.
— С этой гадостью на борту? — Штурман пожал плечами. — Было бы куда спокойней, если бы бомбовой отсек был забит гремучими змеями. Может, сбросим ее в океан?
— Тогда нас сбросят в Синг-Синг, — усмехнулся командир. — На эту штуку, говорят, денег затратили больше, чем на всю первую мировую войну.
В облачном покрове появились большие прорехи, и стали видны отблескивающие водой прямоугольнички рисовых полей.
— Кажется, нам повезло, — сказал командир. — Где мы, штурман?
— Минуточку, сэр! — Штурман склонился над картой. — Мы выходим на цель! — почти торжественно объявил он.
Облака закончились. Бомбардировщик, словно серебристая игла, сшивал длинным белым стежком инверсионного следа два голубых куска небесной парусины. Прямо по курсу самолета спичечными коронками домов стелился раскинувшийся вокруг морской бухты город.
— Вышли на цель. — доложил штурман. — Очень удачно, сэр, бомбу отнесет ветром на город.
— Стрелки! — рявкнул командир.
— Да, сэр! — отозвались по внутренней связи стрелки.
— Крутите головами, ребята, — приказал командир. — Да поможет нам Бог, если вы не заметите истребителя джапов. Штурман!
— Слушаю, сэр! — с необходимой в работе почтительностью доложил штурман.
— Включай камеры! — приказал командир. — Начинай отсчет!
Бомба, похожая на черного толстяка, лишенного рук и ног, но со странным сомбреро стабилизатора на голове, устремилась вниз. Мелькнул алый конус вытяжного парашюта, серебряно развернулось длинное белое полотнище, и вскоре черный неподвижный парашютист закачался под белым куполом, устремляясь к земле. Вокруг бомбардировщика вспыхивали белые пушистые комочки разрывов зенитных снарядов, но по таинственному парашютисту джапы не стреляли — то ли надеялись взять его живым, то ли просто не верили в наглость американца — спрыгнуть с самолета днем, на виду у населения всего неприятельского города, мог только идиот или парламентер.
— Отсчет! — загремел командир, направляя машину в сторону от города. — Всем надеть темные очки!
— Пять... четыре... три... два... один... Зеро! — ликующе заорал штурман.
Огненный слепящий шар вспыхнул над обреченным городом, быстро увеличиваясь в размерах, он сиял дрожащим ослепительно белым пламенем, от которого плохо спасали очки. На земле, среди спичечных коробков домов, быстро, как в лесном сухостое, разгоралось пламя. Самолет швырнуло вверх... потом он рухнул стремительно вниз, все завибрировало, и, казалось, слышался скрежет испытываемого на излом металла.
С земли навстречу огненному шару вытягивался темный стремительный и витой жгут, в котором кружились какие-то пылающие обломки, поднятая вихрем земля скрыла бушующее в небесах пламя, облака стянуло к эпицентру взрыва, и в небесах, едва касаясь толстой клубящейся ножкой земли, вспух чудовищный черно-серо-багровый гриб.
— Боже, как красиво! — заорал кто-то из воздушных стрелков. — Нет, вы только посмотрите на эту хреновину!
— Мы сделали это! — восторженно выдохнул второй пилот, сжимая в руке апельсин. — Мы сделали это, парни!
Самолет удалялся от горящего города, над которым сгустилась тьма — то ли это была копоть и дым от чадящих домов, то ли сама земля пыталась скрыть от глаз воздушных убийц полученные городом раны.

— Штурман, — спросил командир корабля, — ты съемку закончил?
— Все в порядке, сэр, — доложил тот, и из люка показалась его растрепанная голова, лишенная шлемофона. — Можно двигать домой.
Он выбрался из своей кельи, устраиваясь рядом с командиром, и услышал, как тот что-то бормочет. Штурману показалось, что командир обращается к нему.
— Громче, — сказал он весело. — Громче, командир, я ничего не слышу!
 
This is way the world ends
This is way the world ends
This is way the world ends
Not withy a bang but a whimper...{34}


— громко повторил свои слова командир экипажа.
— Элиот? — узнал штурман. — Уместные стихи, сэр!
Второй пилот безмятежно чистил апельсин.
— Интересно, сколько джапов мы прихлопнули? — вслух подумал он. — Кончится эта японская заварушка, обязательно смотаюсь сюда и посмотрю, что мы натворили этой бомбой. Но рванула она смачно, я уже грешным делом подумал, что и нас вместе с джапами прихлопнет!
Бомбардировщик возвращался на базу, и никто из членов из его экипажа не подозревал, что присутствовал при рождении злобного божества, которому предстоит долгие десятилетия держать в страхе мир. «Жила-была черная толстая бомба с короной нейтронного отражателя. И зашел однажды у бомбы атом за атом...»
This is way the world ends!

Ночной Берлин военного времени.
Серо-коричневые черепа зданий скалятся из тьмы на случайных прохожих. Звездное небо в перехлестах прожекторных лучей. В лучах тушами фантастических китов высвечиваются аэростаты. Где-то над ними среди разрывов зенитных снарядов пляшут огненные Валькирии. Цветут липы Унтер ден Линден. По чистому асфальту грохочут сапогами ночные патрули.
В небольшом особняке на Кенепингштрассе догорает в камине огонь. По подернутым сизым пеплом черно-багровым поленьям бродят голубоватые огоньки. Горят три свечи, и светомаскировочные шторы приподняты. С небесной высоты три горящие свечи не разглядеть и Валькириям.
Двое ведут неторопливую беседу.
— И все-таки фюрер напрасно затеял эту экспансию на восток. Еще Бисмарк предостерегал немцев от войны с ними. Он говорил, что неразумно дразнить русского медведя в его берлоге.
— Война была неизбежна, Рейнике, — отозвался хозяин кабинета, разбивая угли каминными щипцами. Вокруг разгоревшихся поленьев закружились веселые мухи искр. — Арийцы должны возвратиться к истокам и достичь Тибета и Гоби. А сделать это, не опрокинут армии Сталина, просто невозможно.
— Фюрер уповает на мудрецов Шамбалы, — сказал Рейнике. — Он слишком много внимания уделяет оккультизму и магии.
— Фюрер уповает лишь на себя, — возразил собеседник. — А оккультизм и магия — это суть национал-социализма. «Аненэрбе» — не институт, это философия рейха.
— Кстати, Генрих, что за военные расположились в бывших ремовских казармах? Внешне они напоминают выходцев из Индии, но ходят в немецкой форме без знаков различия.
— Это тибетцы. — Хозяин кабинета неторопливо поднялся, прошел к смутно виднеющейся в полутьме горке и щелкнул замком. — Хотите выпить, Рейнике? Есть неплохое рейнское. Или вы предпочитаете коньяк? Французский? Испанский?
— Лучше испанский. — Гость подержал в руке маленькую золоченую рюмку, в янтарной глубине которой жил огнедышащий дракон. — Вы говорите — оккультизм?
— Говорить об этом вслух не рекомендуется, — сказал хозяин, наливая себе. — Дело не в Германии и не в человеке в зеленых перчатках, дело в фюрере. Он верит, что именно ему дано приблизить человечество к шарниру времен. Он истово верит в это. Национал-социализм есть магия плюс танковые бригады.
— Танковые бригады нетрудно сжечь.
— Тогда остается магия.
— Магия не более действенна, чем танковые бригады.
— Магия — это страшная реальность, чаще всего приходящая во тьме, — сказал хозяин особняка. — Тибетские вдохновители останутся в своей Шамбале, уверовавшие сложат кости на развалинах рейха. Вдумайтесь, Рейнике, сожгли тысячи евреев и цыган — и что? Рейх стал богаче? Выиграли маги, которые правят нами из мрака.
— И фюрер не более, как марионетка, дергающаяся в чьей-то умелой руке?
— Нет, — сказал Генрих. — Он мнит себя имперским магом. Он сказал Раушингу, что национал-социалистическая революция это окончательный этап, который ведет к прекращению хода истории. «Никто не представляет себе моих намерений, — сказал он Раушингу. — Будет заложено грандиозное здание, и фундамент его будет выложен еще до моей смерти. Мы у Шарнира времени. На планете произойдет переворот, которого вы, непосвященные, не в силах понять. Это больше, чем рождение новой религии». Как вы думаете, Рейнике, что он имел в виду?
— Пожалуй, я послушаю вас.
— Сумасшедшая мысль, Рейнике. Представьте себе, что кто-то научился изменять ход времени. Сделать из Будущею Средневековье, а Средневековье поместить в каменный век, иди наоборот — поместить Будущее там, где его никогда не было, — в нашем Прошлом. Вы считаете это безумием?
— Я не могу признать магии, — сказал Рейнике. — Слишком долго мне вдалбливали в голову естественные науки. Тот же Раушинг говорил, что Гитлер кажется ему одержимым.
Хозяин подошел к окну, посмотрел в успокоившееся небо.
— Но он же говорил и обратное. Иногда фюрер ему казался просто временной одеждой демонических сил. Вы недооцениваете влияние магии. Фюрер окружил себя магами и астрологами. Вам не кажется, что массовые расстрелы цыган, евреев и славян более походят на соблюдение некоего магического ритуала? Фюрер серьезно считает, что мы живем внутри пустоты, заключенной в каменную бесконечность. Как в «Сумерках Богов». И он заставляет уверовать в это миллионы. Легенда становится реальностью, если в нее уверовало большинство. Его информационный гений это хорошо понял. Теперь магические заклинания имеют силу. Не будьте хитрее Лиса, Рейнике!
— Не морочьте мне голову, — раздраженно сказал Рейнике. — Лучше налейте коньяка. Поверить в то, что стоит сжечь сотни тысяч людей — и бредовые формулы восторжествуют, может только марсианин.
— Вы правы. — Хозяин вернулся к камину с полными рюмками. — Тут вы абсолютно правы. Мы — люди, и в силу этого мы видим в происходящем ужас. Но они — марсиане. Их нельзя судить по земным законам, ибо они исповедуют миф. Бойтесь магии, Рейнике, бойтесь магии фюрера!
— Я не боюсь его магии, — поморщился Рейнике. — Я боюсь только его лагерей. Я не могу заставить себя поверить в национал-социализм. У одного народа не может быть превосходства над другим, с такого превосходства всегда начинается рабство, а не освобождение.
— Верно. — Генрих Хозеранд снова отправился к горке за бутылкой коньяка. — Но наци пошли дальше и глубже. Приняв магические построения, они превратились в чуждых нам марсиан. Эти негры, цыгане, евреи, славяне в понимании наци не люди и не животные, они существа, чуждые естественному порядку природы. А в ваших жилах, Ганс, нет примеси жидовской или славянской крови?
— Я не негр и не еврей, — сказал Рейнике, принимая рюмку, но не торопясь сделать обжигающий душу глоток. — Я старый немец, отвыкший от ужасов человеческого воображения. Мне всегда был чужд Гофман. Ужасы воображения более приличествуют славянам с их плачущей и чувствительной душой. Как всякий немец, я не верю, что мир разделен сущностями идиотов, вообразивших себя волшебниками. Зигфриды, поражающие воображаемого дракона... Ха! К сожалению, дракон не воображаем, он ворвется в Берлин с русскими автоматчиками, а Зигфриды будут умирать на баррикадах у рейхстага.
— Будьте осторожны со словами, — предостерег Хозеранд. — Не забывайте о магии. В этом сумасшедшем мире она вокруг нас. Вы хорошо помните свое детство?
— А разве у современных немцев оно было? — с горькой иронией спросил Ганс Рейнике. — Иногда мне кажется, что я появился на свет сорокалетним.
— И все-таки вспомните детского дракона своих ночных снов, — посоветовал Хозеранд. — Вы идете ночной улицей и ощущаете у себя за спиной дыхание дракона, который невидимо следует за вами и готовится вас схватить, едва вы обернетесь. Помните? Вы пробуете обернуться, Рейнике. Вы не боитесь, что этот дракон схватит вас?
Рейнике молчал.
— Вот так, Ганс, — грустно закончил Хозеранд, не отводя взгляда от черно-красных поленьев в камине. — Рейнике?
Рейнике молчал.
Хозеранд, не оборачиваясь, допил коньяк. Поставив рюмку на ковер рядом с креслом, он встал, неторопливо, с хрустом, потянулся и так же неторопливо оглянулся. Комната была пуста, но Генрих Хозеранд мог поклясться, что несколько секунд он видел тень длинной зубастой пасти, уползающей из комнаты через окно во тьму ночной улицы, по которой гулко и раздражающе стучали солдатские сапоги.
— Магия, — пробормотал Хозеранд. — Рейнике, дурачок, ты тоже поверил. Ты поверил, Рейнике! Ты просто не понял, что если превратить в пепел сотни тысяч человеческих душ и оправдать это верой в сверхъестественное... Разве ты не понял, дружище, что мы все живем на дне Океана?

Историки нашли упоминания о том, что германский фюрер Адольф Гитлер искал контакты с мудрецами из Шамбалы. Несколько раз он направлял экспедиции в Тибет, последняя из них датирована тысяча девятьсот сорок третьим годом.
Сталину доложили об экспедиции и ее целях. Российский диктатор не мог позволить сопернику какую-либо фору. По указанию Сталина в Тибет была заброшена советская разведывательная группа из специалистов тайных лабораторий НКВД и горных стрелков, зарекомендовавших себя в Закавказье. Сталин маскировал суть своих операций: все включенные в экспедицию люди значатся погибшими при боевых действиях на кавказских перевалах и ледниках, остальные осуждены к ВМН Особым Совещанием при НКВД СССР. Перед советской группой была поставлена задача уничтожить немецких исследователей и не допустить их контакта с неведомыми Ариями.
Каких-либо отчетов о результатах обеих экспедиций в архивах пока не обнаружено.
Можно лишь представить себе, как в снегах высочайших вершин мира под ослепительным синим солнцем во славу своих хозяев в смертельной схватке сцепились верные псы вождей, выполняя отданный им приказ и не подозревая, что в горных глубинах скрывается тайна, которая стоит всех прошедших на земле войн.
В воспоминаниях Рериха есть упоминание о металлическом шаре, который охраняет долину, где находится вход в таинственную Шамбалу.
Небольшим усилием воображения можно представить себе удивительную и трагическую картину. Бой закончен. Голубоватые снега в пятнах алой крови. Чернеют трупы и выпавшее из рук убитых оружие. Золотистыми россыпями высверкивают гильзы, выпустившие в мир смерть. В чернеющем, тронутом закатом небе над местом схватки проплывает темный металлический шар, передавая картину с поверхности в пещеру золотых Махатм, где сидят дежурные Наблюдатели.
На невидимых весах взвешены сталинский социализм для всех и гитлеровский национал-социализм для избранного народа.
Шар улетает.
Решение принято, и ворота в Шамбалу закрываются. Может быть — навсегда.

* * *
Разбирая архивы немецкого военно-морского флота, архивариусы соответствующих ведомств обнаружили радиограмму, поступившую в штаб ВМФ рейха из района Земли Королевы Мод. Радиограмма с борта неведомой подлодки гласила: «Обнаружили вход в полость Земли. Ведем бой с превосходящими силами противника». Больше радиограмм не было. Так гласит легенда, появившаяся в последние годы в нескольких печатных изданиях.
Забудем на время о потопленных немецкими подводниками кораблях и загубленных при этом душах. Оставим ненависть.
Экспедиция состояла из пяти подводных рейдеров серин «U» и направлена была к Земле Королевы Мод по личному распоряжению фюрера. Но почему именно туда?
Многолетние контакты рейха с обитателями Шамбалы не являются ныне тайной. Начиная с 1934 года, в различные области Тибета и Гималаев отправлялись экспедиции печально известного «Аненэрбе». Гитлер в беседах с Раушингом неоднократно говорил, что задача германского народа — повернуть Шарнир времени и обеспечить за счет этого переворот, последствий которого не могут представить нынешние поколения.
В конце XIX — начале XX века неоднократно высказывались мысли о пустотелости Земли. Упоминания о ее пустотелости можно найти в трудах древних философов и географов. Многие говорили о возможности существования в мантии Земли Иномирья, цивилизация которого разительно отличается от нашей. Это странно перекликается с утверждениями некоторых сегодняшних исследователей германского фашизма, что цивилизация гитлеровской Германии разительно отличается от всех известных цивилизаций человечества и содержит в своей основе магию. Отсюда превалирующие идеи о неизбежности господства Ариев, теория космического льда, обоснование необходимости уничтожения недочеловеков — унтерменьшей, движение к мифической Прародине, из которых столь же естественно вытекают СС и крематории концлагерей и многое из того, что кажется нам невозможным, а для быстро сформировавшейся нацистской псевдоэлиты таким же естественным, как матрацы из человеческих волос на немецких подводных лодках.

Их не могла удивить отправка фюрером экспедиции на поиски Иномирья, поскольку сами они чувствовали себя выходцами неведомых миров. Возможно, что экспедиция подлодок была направлена на поиски того самого пресловутого Шарнира времени, с помощью которого недоучившийся ефрейтор первой мировой войны А. Шикльгрубер надеялся изменить лицо Земли. Не исключено, что адрес был подсказан вдохновителями из Тибета.
Немецких подводников ожидало путешествие через всю планету. Хищные длинные рыбины разрезали зеленые толщи воды; поднимаясь на поверхность, подводники видели багровые закаты и летающих над рубками рыб. Исполнительность немцев печально известна миру. Моряки Германии не являлись исключением, скорее они были примером, подтверждающим правило. Приказ фюрера они выполняли неукоснительно. Шарнир времени должен принадлежать Германии, как должен принадлежать ей весь мир.
Приказ был выполнен, и после долгих дней плавания подводники обнаружили полость в мантии Земли. Медленно ушли подлодки в таинственную подводную бездну. Ушли, чтобы никогда не вернуться. Мы не узнаем, что это были за превосходящие силы противника, с которыми вступили в бой немецкие подводники. База иноземных космических кораблей? Вход в Иномир? Заброшенный подводный город погибшей некогда цивилизации, установившей в нем таинственный и могучий Шарнир времени?
Обращен в дымящиеся развалины тысячелетний немецкий рейх, раздроблена на зоны и снова соединена в необходимое целое воинственная европейская держава. Мечта рейхсфюрера Гиммлера о Валгалле, где будут отдыхать после жутких трудов мясники из СС, осталась несбыточной. Сгнили в братских могилах трупы неизвестных тибетцев, сложивших свои арийские головы при обороне первого в мире Магического государства. Разорвана вероятная связь Германии с таинственной Шамбалой.
Осталась загадка полости Земли. Осталась таинственная радиограмма с борта немецкой подводной лодки, затонувшей в неравном бою близ Земли Королевы Мод: «Обнаружен вход в полость Земли. Ведем бой с превосходящими силами противника».
Осталась загадка.
Слава Боту, что она все-таки осталась.

Настоящим довожу до Вашего сведения результаты опытов по обратимой клинической смерти, проведенных в лагере.

Для проведения опытов при активном содействии начальника лагеря штурмбанфюрера СС Р. Меллеса из числа заключенных было отобрано четыреста представителей различных неполноценных в расовом отношении этнических групп, в том числе:
— евреев — 80 особей
— из числа неполноценных славянских групп — 120 особей
— иные неполноценные этнические группы — 200 особей.
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Комментарии

1 Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).

2 С некоторой иронией.

3 Надо сказать, что штанов римские легионеры не носили принципиально и ко всем разгуливающим в этом предмете туалета относились пренебрежительно и даже с известным презрением.

4 «Сила доказательств определяется по их вескости, а не по количеству» (лат. поговорка).

5 Долг человеколюбия. Нет никакого спасения в войне (лат.).

6 От судьбы не уйдешь (лат.).

7 Блатное выражение, означающее судимого за хулиганство или схожего с ним по характеру.

8 Латинское выражение, известное всем, а потому не нуждающееся в переводе 

9 Против серьезных болезней нужны сильные средства (лат.).

10 По когтям узнают льва. Так! (лат.)

11 Никто нерождается без недостатков. Ничему не следует удивляться, господа! (лат.)

12 Апрель.

13 Модии и юнгеры — соответственно меры объема и площади у римлян.

14 Гаруспики — римские жрецы, гадающие по внутренностям жертвенных животных.

15 Всякий разумный человек наказывает не потому, что совершен проступок, но для того, чтобы он не совершался впредь (лат.).

16 Эргастусы — тюрьмы и казармы для рабов в римских имениях.

17 Пожалуй, в этой главе мы можем обойтись без перевода, если друг друга понимают герои, то их вполне может понять читатель. Особо непонятливым мы рекомендуем купить латинско-русский словарь или, на худой конец, сборник латинских крылатых выражений.

18 Большинство одолеет сказанное без перевода. Кого не исцеляют розги, исцеляет карцер, кого не исцеляет карцер, исцеляют розги. Мудрая мысль!

19 Доказано, что капусту древние римляне уже знали, а вот картофель им был не знаком, так как Америка тогда еще не была открыта, итальянцы ее не заселили и «Коза Нострой» заняты не были.

20 Или не берись, или доводи до конца! Делай, что делаешь (лат.).

21 (~) Надо сказать, что взявшись переводить думки Плиния на обычный русский язык, любой переводчик столкнется с определенными трудностями. Это вам не с латыни переводить, тут особый словарь требуется.
Автор долго думал, как ему донести мысли Плиния Кнехта до читателя и сделать их понятными и доступными. Помещать в конце произведения словарик? Пожалуй, неудобно будет читателю метаться туда и обратно по тексту. Сделать сноски на манер великого русского писателя Льва Толстого? Но такие сноски делают художественное произведение похожим на научный трактат. 
Положение спас один знакомый, заглянувший однажды на огонек. Судьба к нему была немилосердна, и по молодости лет товарищ дважды чалился в зоне или, говоря по-русски, отбывал заслуженное и справедливое наказание… Прочитав написанное, он пожал плечами и сказал: «Кому он нужен, твой перевод? Нормально написано, по-русски, только дурак не поймет». По зрелому размышлению я последовал совету этого товарища. Воровской жаргон давно вошел в нашу жизнь, и многое из сказанного будет доступно любому взрослому читателю. А если кто-нибудь Плиния Кнехта не поймет — и слава Богу! - прим. автора

22 Наказывают не за проступок, а для того, чтобы он не повторялся впредь (лат.).

23 Хорошая песня в переводе не нуждается!

24 (~) В вечернем университете марксизма-ленинизма латынь, к сожалению, не изучали, иначе бы Р.К.Скубатиев понял, что сказано сзади, а именно: 
- Гражданин! Не ходи, не будучи приглашенным!

25 — Не ври! — сказано было Скубатиеву. Правильно сказано, чего, подлец, врешь, коли ангела узрел.

26 Ну, это без перевода понятно. А что еще скажет муж или, на худой конец, сожитель неверной жене?

27 Ангелы не ошибаються, как и римские легионеры.Правильно ведь подмечено: «Милые браняться - только тешаться!». Чему ж удивляться: «из одной муки», «два сапога - пара».

28 «Да у тебя совсем крыша поехала!» - верное утверждение. Не архангел, а Мессинг какой-то. «Сладко врешь!», - а чему ж удивляться? Кто бы в такой ситуации правду сказал? Испуганный мужик всегда обещает невозможное!

29 (~) Комбат, комбат! Батяня комбат! 
Не прятался ты за спины ребят! 
(Вольный перевод автора с латинского.)

30 А. Данге «Божественная комедия*. Песня 3. 44.

31 Стихи Ю. Кима.

32 Книга Иова, 38-19

33 (~) Между влечением и содраганием,
между возможностью и реальностью,
Между сущностью и проявлением
Падает Тень,
ибо Твое есть Царство.

«Шепотки Бессмертия» Т.С. Элиот в переводе Л. Сергеева

34 (~) Вот так кончается мир,
Вот так кончается мир,
Вот так кончается мир - 
не криком, а всхлипом...

«Шепотки Бессмертия» Т.С. Элиот в переводе Л. Сергеева


Примером невидимого ментального вторжения информационной среды в сознание человека является описанная в Новом Завете Пятидесятница, когда исполнились все Святого Духа и начали говорить на иных языках (смотри Деяния апостолов 2:3-11), а также многочисленные газетные сообщения об овладении чужим ранее не известным языком лицами, которых ударила молния.
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